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Аннотация
1940. Франция. Небо, которое не успели удержать.
Лёха Хренов - Алекс Кокс, как его знают тут, воюет там, где фронт рассыпался, пехота бежит, «юнкерсы» висят над окопами, а французское небо наполнено дымом, тревогой и привычным запахом бензина, мокрой травы и вылетов без всякой гарантии возврата.
«Мессеры» и «Юнкерсы» приходят регулярно и без предупреждения.
Снова взлёты. Снова металл, раскалённый страхом, и дым, который тянется за боем, как след от плохо залеченной раны. Снова люди рядом — те, с кем летишь сегодня, не зная, увидишь ли их завтра.
Франция пала.
И тогда судьба перебрасывает Лёху через канал.
Англия встречает его туманами, чаем с молоком и небом, которое кажется спокойным ровно до первой сирены. Воздух звенит от звука моторов и начинается новая драка — уже над белыми скалами Дувра и холодным морем Ла-Манша.
Лёха спорит с судьбой.
На высоте.
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Глава 1
Франция, без будущего времени

«700 дней капитана Хренова. Хеллоу, Альбион!». Книга вторая.
Морской лётчик, капитан Алексей Хренов, воюет во Франции в жарком мае 1940 года — среди отступающих войск, меняющихся, как перчатки аэродромов, бардака и паники, кальвадоса и неба, которое держит его.
Франция капитулирует, однако Алексей Хренов не относится к числу тех, кто складывает крылья.
За Ла-Маншем его ждёт Битва за Британию — другое небо, та же война.
Если вы, уважаемый читатель, пропустили первые страницы его приключений, то позвольте дать ссылки, откуда у этой истории растут крылья, хвосты и вечный крен на авантюры:
«Лётчик Лёха. Испанский вояж»
https://author.today/work/396119
«Лётчик Лёха. Иероглиф судьбы»
https://author.today/work/474676
«700 дней капитана Хренова. Бонжур, Франция!»
https://author.today/work/517081
Там всё началось. А здесь и сейчас — как водится, неожиданно продолжается.
Можно читать по порядку. Можно сразу нырнуть в огонь без предупреждения.
15 мая 1940. Аэродром Ту-лё-Круа-де-Мэц около города Мец, Эскадрилья «Ла Файет», Лотарингия, Франция.
На следующий день Поль заглянул в полутьму ангара, ухмыльнулся увидев Лёху и, страшно сводя брови, сунул ему грозно выглядящую официально бумагу. На английском.
— Ага! Вот ты где! На, читай, т-т-трусливая австралийская с-с-собака! — театрально заикаясь, произнёс Лёхин командир.
Англичане писали, что французский «Кертис» позволил сбить их «Бэттлы», трусливо отказавшись от схватки с немцами.
Поль смотрел то на бумагу, то на Лёху и в кое-то время за последние дни улыбнулся.
— Используй в сортире, — посоветовал он. — У англичан для этого отличная бумага.
* * *
Лёха сидел на разборе полётов и по обрывочным фразам и излишне бодрому тону начальства было ясно, что под Седаном случился полный разгром. Только французы потеряли около пятидесяти самолётов, да и англичане не отстали далеко — самолётов тридцать тоже можно было списывать в убытки.
А закончилось всё… проповедью. Да, да! С самой настоящей проповедью!
Для человека, пережившего девяностые со всеми их чудесами, помнившего часы Vacheron Constantin в отражении лакированного стола и особые правила для попов при таможне алкоголя и сигарет, и к тому же искренне считавшего себя убеждённым буддистом, официальный священник — капеллан — в боевой эскадрилье вызывал удивление, сравнимое с артобстрелом.
Во двор ангара вышел армейский священник — худой, аккуратный, с таким лицом, будто он искренне надеялся, что авиация и лётчики иногда всё-таки оказываются ближе к Нему, чем им самим кажется. Он оглядел собравшихся, вздохнул и, сложив руки на животе, прочитал короткую проповедь — о душе, о страхе и о том, что не всякая высота измеряется метрами.
А потом неожиданно перешёл на личности.
— Дети мои, — закончил он проповедь мягко и с выражением, — я страдаю.
Лётчики насторожились. Когда страдает священник, это обычно заканчивается так себе.
— Я, страдаю, — повторил капеллан с выражением лица, кое бывает у человека, вынужденного лицезреть падение нравов, — При виде людей, которым доверено небо Франции.
Командование, аж в чине капитана, что присутствовало в помещении, где обычно обсуждали погоду, топливо, боеготовность самолетов, немецкие успехи, почему опять нет масла, неожиданно поддержало энергичным кивком головы духовную сторону, чем ввело усталых, замызганных и небритых летчиков в состояние крайнего удивления.
— Особенно, при виде низкого морального уровня арендованных нами лётчиков! — палец обличающе уставился в место, где слегка придремал наш герой.
Капеллан сделал паузу, явно ожидая, что лётчики устыдятся и проникнутся. Лётчики проникались слабо и как понуро. Тогда капеллан продолжил, уже с нажимом, словно речь шла не о культуре, а о дисциплине в полетах, продолжил:
— В свободное время, — сказал он, — вы должны развиваться. Интересоваться общественной жизнью. Следить за нравственным климатом нации. Газеты читать хотя бы! Вот ты, читай сын мой!
Палец сместился и упёрся почти в грудь пытающегося вынырнуть из дрёмы австралийского буддиста.
Лёха, сидевший с таким видом, будто нравственный климат был где-то далеко и дул явно в другую от него сторону, послушно взял газету. Из уважения и потому что она лежала ближе всего к нему.
Он развернул её, прокашлялся и, вставая, начал читать вслух, с чувством, с паузами, как на утреннике.
— Как сохранить нервы в военное время, — продекларировал он. — Ни в коем случае нельзя переутомляться… следует избегать разговоров о войне… необходимо ложиться спать пораньше и не читать возбуждающих историй…
Коллектив затаил дыхание. Наш герой перевёл дыхание, перелистнул страницу и оживился.
— Однако! — продолжил он жизнерадостно, — рекомендуется выпивать рюмку хорошего кальвадоса перед сном!
Капитан Монрэс, командир эскадрильи «Ла Файет», вслед за капелланом, открыл рот, закрыл рот, снова его открыл, пытаясь произнести что-то воспитательное, но не сумел.
Слово «кальвадос», произнесённое вслух и громко, подействовало на собрание разрушительнее разрыва артиллерийского снаряда крупного калибра. Философия мгновенно перестала быть абстрактной, культурное развитие — теоретическим, а собрание — перешло от состояния разбора полётов после тяжёлого дня и инструктажа перед вылетом завтра к планированию культурного мероприятия с элементами гастрономии и неизбежными последствиями.
— А я говорил! Я говорил! Не читайте французских газет до обеда! — Лёха процитировал незабвенного профессора Преображенского.
Он вывалился в коридор с выражением лица, которое бывает у человека, только что чрезмерно приобщившегося к культуре, можно сказать слегка насильно. Там же, у окна, он налетел на Поля с Роже, которые явно переживали происходящее легче и поверхностнее.
Лёха даже не стал входить в предисловия. Он вдохнул, как перед тостом, и бодро заявил:
— Ну что⁈ Выполним пожелания духовенства и приобщимся к культуре! Кальвадо́с⁈
Поль вздрогнул, как человек, которому наступили на национальное достоинство. Роже тихо застонал и закатил глаза к потолку.
— Нет, Кокс, — сказал Поль с обречённой строгостью. — Не стать тебе французом.
— Это ещё почему⁈ Я правда не особо-то и страдаю, если что, но всё же… — удивился Лёха.
— Потому что это не «кальвадо́с», — терпеливо пояснил Роже, словно объяснял ребёнку устройство мира. — Каль-ва-до. Просто каль-ва-до́.
— Без всего? — уточнил Лёха.
— Без всего, — подтвердил Поль. — Ни ударений, ни пафоса. Ты его просто пьёшь и наслаждаешься, его не нужно побеждать!
Лёха задумался, потом махнул рукой.
— Ладно. Мы, австралийцы, люди простые, но компанейские и выпить не дураки! Наливайте ваш каль-ва-до со всем или даже без всего. А уж культурно получится или нет — разберёмся по ходу представления.
Рюмка этого самого каль-ва-до́, как это часто бывает, не оказалась одинокой и единственной. Потом выяснилось, что кальвадос лучше усваивается с закуской. Потом — что закуска без мяса оскорбляет человеческое достоинство пилотов. А дальше всё закономерно переместилось в ресторан прифронтового города Мец, где философия окончательно превратилась в алкогольную интоксикацию молодых организмов.
15 мая 1940. Ресторан — Brasserie Amos, самый центр города Мец, Лотарингия, Франция.
У третьего по счёту ресторана, который по каким-то одному ему известным причинам не устраивал Поля, Лёха поднял бунт и совершил стремительный переворот в руководстве делегации страждущих лётчиков.
Поль некоторое время сопротивлялся из принципа, потом махнул рукой, как человек, который уже дважды забраковал заведения общепита и теперь был вынужден согласиться с мнением большинства, а не начинать третью попытку на голодный желудок.
В итоге троица товарищей, не оглядываясь на здравый смысл и ведомая аппетитом, забурилась в одно из самых пафосных заведений столицы Лотарингии — региона, который с завидным постоянством умудрялся оказываться поводом для очередной войны.
В 1552 году французы, не склонные оставлять полезные города без присмотра, аккуратно оторвали Мец от Священной Римской империи и приписали себе. В 1871 году после франко-прусской войны теперь уже немцы отжали Мец у французов без особых церемоний. Зато Великая война в 1918 вернула город французам обратно. Торжественно, с флагами и надеждами на вечность. И вот теперь над ратушей снова начинало тянуть сквозняком перемен, грозя уже в который раз, и, судя по ходу истории, далеко не в последний, сменить вывеску вместе с языком приветствий.
Местные рестораторы смотрели на это философски. Люди, пережившие не одну смену флагов и меню, давно усвоили, что армии приходят и уходят, а обед подаётся по расписанию. Они спокойно разливали напитки, ловко таскали тарелки и делали вид, что происходящее за окном — всего лишь декорации к очередному обеду.
Война, правда, уже начинала сказываться на ассортименте. Некоторые позиции исчезли без прощания, другие стали неожиданно редкими и подозрительно дорогими. Но кальвадос всё ещё наливали, и пока это продолжалось, судьба Франции могла подождать.
И они напились, как люди, у которых на следующий день снова война, а сегодня внезапно случился свободный вечер и открытый ресторан.
— Кальвадос! — радостно продекларировал наш попаданец, едва они уселись за стол.
— Кокс! Начинать надо правильно, — сказал Поль, заглядывая в карту вин. — Мы всё-таки в Лотарингии, и мы лётчики, а не грязные пехотинцы в окопе. Белое. Сухое. Из Мозеля или, на худой конец, эльзасский рислинг. Вот! Отличный выбор.
— К вину нужен сыр, — тут же отозвался Роже с видом человека, для которого мир держался на гастрономических связях. — И не этот резиновый, что норовят тут всунуть, а нормальный. Мюнстер подойдёт. Или томм. Без сыра вино — это как Кокс без самолёта.
Лёха выслушал обоих, откинулся на спинку стула и хмыкнул.
Сначала зашло легко белое, для разминки, потом пошёл кальвадос, а дальше разговор свернул туда, где всегда заканчиваются все разговоры лётчиков — к мясу.
— Вы, конечно, начинайте с чего хотите. С вина, с сыра, хоть с ваших проклятых улиток. А я сразу скажу, чем всё закончится. Мясом. Потому что разговоры могут быть сколько угодно утончёнными, но голод они не обманывают.
Поль вздохнул, Роже пожал плечами, и официанту заказали всё сразу — на случай, если Лёха, как обычно, окажется прав. И кальвадос в том числе. В весьма изрядном числе.
— Простите, — сказал Поль с той подчеркнутой аккуратностью, которая появляется у людей уже нетрезвых, но ещё цепляющихся за манеры, — не могли бы вы попросить шефа… э-э… что-нибудь сделать с этим недоразумением.
Официант вздохнул заранее. Так вздыхают люди, которые знают ответ ещё до вопроса.
Лёха тем временем времени не терял. Он решительно подтянул тарелку Поля к себе, вооружился вилкой и, попробовав, одобрительно кивнул.
— Отличное дополнение к моим сосискам! — объявил он. — По мне так вполне себе. Даже жуется. Иногда это уже успех.
Поль уставился на него с выражением человека, у которого на глазах рушатся культурные устои Европы. Потом перевёл взгляд на официанта.
— Мсье, — возмутился он, — вы позорите Францию перед нашим австралийским другом!
Официант развёл руками с той искренностью, которую невозможно сыграть, и тихо, почти интимно, произнёс:
— Пока ещё Францию… Мсье, пока. Шеф профессионал, не волшебник.
Роже философски икнул, словно только что получил исчерпывающее объяснение мироустройства.
— Если мяса нет… э-э… — сказал он, борясь со словами, — значит, его надо где-то добыть.
Лёха оторвался от тарелки и посмотрел на Роже с живым интересом. В этом взгляде кальвадос уже плескался где-то на уровне глаз.
— Р-Роже… — сказал он с уважением. — Какая и-и-интересная мысль! Даже смелая. ИДЁМ!
Он сказал это тем тоном, после которого обычно начинаются события, о которых потом предпочитают рассказывать в прошедшем времени и без подробностей.
Сначала из двери осторожно вывалился Поль обнявшись с Роже, следом, зацепившись за косяк, выпал задумчивый Лёха, твёрдо уверенный, что он то идёт прямо, хотя тротуар с этим категорически не соглашался.
— Какие кривые трату… троту…ары! — победил мудрёное словосочетание Лёха.
Свежий воздух ударил в голову резко и несправедливо.
Роже хотел что-то добавить, но вместо этого уткнулся носом в яркое пятно прямо перед ними и остановился. Остановились и остальные.
— Смотрите, — медленно сказал Роже, — Цирк! Когда я был маленьким, меня папа всегда брал меня в цирк…
Перед входом, приклеенная к стене с энтузиазмом и верой в лучшее, висела афиша передвижного цирка шапито. Цветная, размашистая, с перекошенными буквами и улыбками, слишком широкими для мирного времени. С неё смотрели акробаты, силачи, укротитель с усами и полосатый зверь, выглядевший уверенным в себе и явно не знакомым с понятием продуктовых карточек.
Лёха наклонился ближе к плакату, внимательно изучил тигра и кивнул с сочувствием.
Роже задумчиво почесал подбородок.
Как именно мысль перепрыгнула от плохо прожаренного рагу к тигру, потом никто вспомнить не смог.
И они каким-то образом попали во внутрь пойманного судьбой на границе старенького цирка-шапито. Лёха задержался у клетки, посмотрел внутрь.
Это был тигр, точнее, ещё тигрёнок. Не самый большой, но вполне настоящий: полосатый, с хвостиком и с тем взглядом, который не оставлял сомнений в происхождении. Индийский, как уверял плакат на клетке.
Наш изрядно нетрезвый попаданец прищурился и сказал с сочувствием:
— В цирке тигру недокладывают мяса! — вынес он откуда-то всплывший в голове вердикт. — Мы идем спасать хищника!
Дальше всё пошло быстро и уверенно, как обычно. По-Лёхински.
15 мая 1940 года. Аэродром в районе города Эйфель, западная Германия. Истребительная эскадра JG 51.
Вчера его сбили. Не громко, не показательно, без ценителей и фанфар. Просто сорвали атаку на английские бомбардировщики, размолотили самолет и вынудили тянуть до своих. Он посадил машину на вынужденную и пешком топал несколько километров по собственной стороне фронта и настроение окончательно портилось. Формально — ничего страшного. Самолёт потерян не был, пилот цел, отчёт списал всё на неудачное стечение обстоятельств.
Но такие вещи не забываются.
Поэтому сегодня он не стал ждать, а просто забрал самолёт из звена управления и полетел снова под Седан. Не потому, что так уж требовала обстановка, французов вчера отлично потрепали, а потому, что надо было доказать. В первую очередь самому себе — что вчера был просто неправильный день. Случайная ошибка.
К вечеру 15 мая воздух над аэродромом стал странно спокойным. Днём здесь гудело всё, что умело летать, штабные офицеры орали над картами, связисты путались в проводах, а механики ругались на моторы так, будто те делали всё назло. Теперь же шум стих, и остались только привычные звуки — ровное дыхание остывающий двигателей и неслышный отсюда гул войны, уходящий на запад, за реку Маас.
Вернер Мёльдерс посмотрел на небо, прищурился и кивнул сам себе. Вечереет. Летом дни стоят долгие и прекрасно подходят для охотников. Лучшее время для тех, кто летает не по расписанию.
— Свободная охота, — сказал он спокойно своему ведущему, словно объявлял сводку погоды. — Высота четыре тысячи метров.
Пара покатилась по полосе и легко оторвалась от земли. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая облака в мягкий свет, при котором самолёты сначала видны идеально, а потом исчезают внезапно и навсегда.
Они взяли курс на юго-запад — Маас уже был форсирован, но фронт ещё не успел принять окончательную форму.
В этот вечер ему ещё не было известно, что где-то на французской стороне, в воздух снова поднимался знакомый ему самолет с не сильно трезвым лётчиком.
15 мая 1940. Аэродром Ту-лё-Круа-де-Мэц около города Мец, Эскадрилья «Ла Файет», Лотарингия, Франция.
В ресторане стало шумно и странно.
А ещё через некоторое время директор ресторана, багровый и в отчаянии, бегал и ругался нехорошими французскими и немецкими словами.
И на аэродроме раздался звонок.
— Алло! Это военная часть? Забирайте ваших проклятых лётчиков и их тигра!
— Простите, кого? — в трубке вежливо помолчали. — Вы пьяны? Это не католическое общество трезвости!
— Я трезв! Я, несомненно, трезв! — заорал директор. — Это вы пьяны, если думаете, что тигры сами приходят на кухню! Это лучший в Лотарингии ресторан, а не цирк-шапито!
— Повторите медленно.
— И да! У нас и так тяжело с мясом! — надрывался директор. — А ваши лётчики заперлись на кухне! Они там поют! Они спорят с тигром! Они уговаривают его не нервничать! И они кормят его моим мясом!!!
В этот момент на кухне действительно было оживлённо. Тигрёнок мирно сидел между мешками с мукой, грыз здоровенную кость и смотрел на происходящее с выражением глубокой жизненной удовлетворённости. Лёха, обняв полосатого и слегка заговариваясь, объяснял ему тонкости международного положения. Роже, немного шатаясь, дирижировал половником, а Поль пел, жаря «стейки в перечном соусе», часто поливая их коньяком.
— Если бы не семья, я бы пошёл в повары! Но! Ты понимаешь, Кокс, невместно! Смотри, надо буквально три капельки коньяка прямо перед готовностью… — рука командира, привыкшая к штурвалу и гашеткам, дрогнула, и приличная порция коньяка щедро оросила готовые стейки.
Поль задумался на секунду, а потом произнёс:
— Это новое слово в кулинарии! Очень популярно! Прошу к столу!
— Понимаешь, полосатый, — в это время говорил Лёха, — у нас тут война, а ты зверь нейтральный. Так что давай без резких движений.
Тигр чихнул и облизнулся.
— Ты, Кокс, несомненно, был дриссиром… дрис… ров-щиком! В этой своей, прошлой жизни! Видал, — обрадовался Роже. — Этот блохастый шерстяной мешок согласен!
Тигрёнок получил свою порцию стейка в натуральном исполнении, не испорченную температурой, коньяком и кулинарными способностями Поля.
Когда на кухню ворвались военные и настоящий укротитель из цирка, тигр сел, поднял голову, подумал и рявкнул, что было сил. Видно, он совершенно не желал прощаться с такими прекрасными своими новыми друзьями.
Лёха честно попытался отдать честь, но промахнулся и дал Роже в глаз. Роже заявил, что директор ресторана всё врёт, тигр пришёл сюда сам и вообще вёл себя прилично.
— Мы его просто накормили, — добавил он. — Из гуманизма.
Тигра увели. Лётчиков тоже.
Вечер 15 мая 1940. Аэродром Ту-лё-Круа-де-Мэц около города Мец, Эскадрилья «Ла Файет», Лотарингия, Франция.
Капитан Монрэс орал так, будто собирался взять Берлин одним только голосом.
Он перечислял грехи с удовольствием и расстановкой. Тут было и нарушение общественного порядка, и пьянство вне службы, и самоуправство, и даже использование военного статуса в гражданском конфликте. На слове тигр он сбился, вдохнул поглубже и начал сначала — уже громче и злее, явно надеясь, что от повторения смысл станет понятнее.
— В другое время, — рявкнул он, — за это бы сидели! Долго! И с пользой для нравственности!
И тут аппарат у него на столе взорвался оглушающей трелью.
Командир группы осёкся на полуслове, посмотрел на телефон так, будто тот собирался укусить, потом на лётчиков и лишь после этого снял трубку.
— Алле.
Он слушал молча. Секунду. Другую. Лицо его заметно осунулось.
— Понял… Да… Нет… Понял.
Он медленно положил трубку.
— Немцы прорвали фронт под Седаном, — сказал он внезапно севшим голосом. — Их танки под Ретелем, сорок километров от Седана! Массовый налёт где-то там. Все в воздух. Немедленно.
Он махнул рукой в сторону стоянок.
Лётчики уже бежали. Фронт трещал, связь рвалась, пехота бросала позиции, приказы противоречили друг другу, а штабы, бежали быстрее пехоты.
Разбираться с тиграми стало решительно некогда.

Глава 2
Порядок против Винни-Пуха и кальвадоса

Вечер 15 мая 1940 года. Кабинет премьер-министра Великобритании, Даунинг-стрит, 10, Лондон.
Лондон встретил вечер привычной серостью. В кабинете на Даунинг-стрит Уинстон Черчилль, всего пятый день как премьер-министр Великобритании, отложил свежий доклад и стал раскуривать свою традиционную сигару. Доклад только что принесли и положили на стол прямо из-под печатной машинки — «ещё тёплый», пошутил Черчилль, — аккуратные стрелки, линии фронта, оптимизм в прогнозах, даже осторожный намёк на перенос войны на территорию Германии.
Реальная война шла ровно с 10 мая, с того самого утра, когда Германия рванула вперёд, а он сам, после отставки Чемберлена, занял этот кабинет.
Телефон зазвонил резко, заставив его дёрнуться и неловко срезать кончик сигары, вызвав короткую и непечатную реплику.
— Поль? — удивлённо произнёс Черчилль, после того как его соединили со звонящим.
Голос Поля Рейно, премьер-министра Франции, был усталым и неожиданно спокойным.
— Уинстон… Мы разбиты.
Черчилль замолчал, задумчиво глядя на карту Франции.
— Что значит — разбиты? Бои идут, мне только что принесли аналитический обзор. Ваши и наши армии в Бельгии…
— Прорыв, — перебил его Рейно. — Немцы вчера прорвали фронт у Седана. Управления больше нет. Мы экстренно пытаемся их остановить.
Наступила долгая пауза. Пять дней войны и пять дней премьерства. И это слово — разбиты — перечёркивало все аккуратные бумаги на столе.
— Я прилечу, — сказал Черчилль.
— Вы нужнее в Лондоне, — ответил Рейно. — Нам сейчас нужны не только слова поддержки. Нам, как воздух, нужны ваши самолёты.
— Ясно, посмотрим, что можно сделать, — уклончиво ответил Черчиль.
Связь оборвалась. Черчилль положил трубку, снова взял сигару и продолжил пытаться её зажечь. Доклад так и остался лежать на столе — абсолютно правильный и уже абсолютно бесполезный.
А в этот самый момент один хреновый попаданец старательно зажмуривал один глаз и дышал чистым кислородом, пытаясь добиться простого и почти недостижимого — чтобы впереди был один прожектор, а не три, и один самолёт, а не целая эскадрилья, возникающая из ниоткуда. Его командир, капитан Поль, упорно норовил разделиться и летать сразу на двух, а то и на трёх машинах, каждая из которых вела себя независимо и крайне фривольно.
Вечер 15 мая 1940. Дороги между городами Мец и Верден, Лотарингия, Франция.
Утром он ещё был полковником де Голлем и командовал своим полком у Меца, привычно игнорируя с приказы и пытаясь удержать свои танки в кулаке, а не разбазарить их поштучно. К вечеру этого же дня он уже ехал бригадным генералом на северо-запад, в сторону Лаона, с новым званием, новой ответственностью и 4-й бронетанковой дивизией, которую ещё предстояло не столько принять, сколько сначала найти, а затем собрать в реальности — по дорогам, в отступающих колоннах, на обочинах и в полузабытых парках техники.
* * *
Дорога была забита всем сразу, тем особым хаосом, который возникает, когда война уже идёт не по плану, но ещё не призналась в этом вслух.
Машина де Голля затормозила резко. Впереди посреди дороги раскорячился грузовик, из-за которого доносился смех и голоса, слишком живые для прифронтовой местности.
Де Голль нахмурился. Звание бригадного генерала было у него всего несколько часов, но привычка смотреть на войну как на работу, а не как на повод для веселья, появилась куда раньше.
— Что там такое? — сухо спросил он, не выходя из машины.
Адъютант с переднего сиденья наклонился вперёд, всмотрелся и поморщился.
— Лётчики, мсье генерал, орошают придорожные кусты.
Де Голль вышел из машины. Лётчики действительно были изрядно пьяны. Не до беспамятства, но ровно настолько, чтобы говорить и смеяться громче, чем позволяет обстановка. Один из них сидел, привалившись к борту, глядя в пустоту. Другой курил в кузове, явно нарушая сразу несколько приказов. Третий просто улыбался всему миру, пытаясь перелезть через борт.
Де Голль повернулся к сопровождающему лётчиков офицеру.
— Капитан Порталис, мсье генерал, адъютант аэродрома, — представился тот.
— Любопытно, — произнёс де Голль, глядя на них. — Мы теряем небо, немцы чувствуют себя в нём как дома, а здесь… празднование.
Порталис кивнул, словно ждал этого вопроса.
— Извините, мсье генерал, эти охломоны уже закончили поливать придорожные кусты, и мы сейчас продолжим движение.
Он на секунду замялся и добавил:
— Я разделяю ваше негодование, мсье генерал, и не сомневайтесь, они понесут наказание, особенно за тигра, которого кормили в лучшем ресторане города.
— Тигра? В ресторане? — вытаращился на компанию лётчиков де Голль. — Нет, я слышал про кавалеристов и лошадей в шампанском. Чувствую, мне пора перейти на мытьё моих танков сидром, а баки заливать коньяком! А то так, глядишь, я отстану от современных традиций нашей армии!
Капитан Порталис грустно улыбнулся и произнёс:
— Они только что из-под Седана. По пять вылетов за день. У командира, капитана де Монгольфье, шесть вылетов и все с боями. — Он указал на курящего лётчика.
— Этот сбил троих, — адъютант махнул в сторону лётчика с приличными синяками на лице, — ещё перед тем как сбежал из госпиталя.
Де Голль посмотрел на лётчиков внимательнее. Смех был усталым, резким — таким смеются люди, которые уже посмотрели смерти в лицо и остались недовольны встречей, а теперь смывали это ощущение тем, что оказалось под рукой.
Его взгляд остановился на последнем — высоком, улыбающемся лётчике, с выражением человека, которому происходящее кажется слегка абсурдным.
— Постойте… — медленно сказал де Голль. — А вот этого нахала я помню! Он из Австралии!
Лёха поднял глаза, заулыбался и слегка запинаясь произнёс:
— О! К-какая встреча! Я вас помню! Вы — де Голль! Мы, кажется, ехали…
Де Голль прищурился.
— Именно так. Я надеюсь, он умеет не только пророчествовать и калечить генералов.
— Вы правы, — спокойно ответил Порталис. — Подтверждены четыре сбитых. А сколько на самом деле — никто уже и не считает, он просто перестал докладывать.
Де Голль ещё раз посмотрел на Лёху, уже без раздражения, скорее с забавным интересом.
— И что вы теперь скажете, мсье… австралиец?
Лёха улыбался, явно пытаясь сфокусировать взгляд, потом выпрямился, насколько позволяла обстановка, и старательно произнёс:
— Господин… перзиде…нт… нет…
Он поморщился, будто слово застряло где-то не там, потряс головой и попробовал снова:
— Перзиде… пиз***енент…… тьфу ты… Президент Франции!
Он с внезапной серьёзностью выпрямился и, путаясь в словах, но явно стараясь быть понятным, добавил:
— Это… главное — не сдаваться. Вообще. Ни разу. С немцами надо драться. И тогда… всегда. Где угодно. Ик… И как угодно.
Он махнул рукой куда-то в сторону темноты, и добавил уже тише, почти доверительно:
— Победа всё равно будет наша… Ик… Но будет. Это я точно знаю.
Порталис резко кашлянул, пытаясь замять неловкий момент.
Де Голль смотрел на Лёху долго и внимательно, и вдруг улыбнулся.
— Любопытно, — наконец сказал он. — Но честно говоря, ваше нынешнее предсказание звучит более оптиимстично и нравится мне гораздо больше прошлого!
15 мая 1940. Аэродром Ту-лё-Круа-де-Мэц около города Мец, Эскадрилья «Ла Файет», Лотарингия, Франция.
Пьяные лётчики трезвеют быстро. Если очень надо. Особенно когда сначала приходится бежать к самолётам, а потом — сразу взлетать, не успев толком понять, в каком именно состоянии ты был ещё минуту назад.
Через несколько минут аэродром уже жил другим ритмом. Не тем, в котором изящно спорят, неторопливо курят и авторитетно рассуждают о войне, а тем, где времени на рассуждения не остаётся вовсе. Моторы заводились с хрипом и злостью, словно их выдернули из сна за шиворот. Техники орали друг на друга, срывая шланги с заправщиков, самолёты стаями выруливали на взлётную полосу, не дожидаясь разрешения и не особенно заботясь о дистанции. Французский порядок в экстренном вылете проявился во всей своей красе — шумный, сумбурный и при этом удивительно работоспособный.
Поль со своим ведомым Жюлем взлетели первыми, буквально преследуемые Лёхой с Роже. Как они умудрились не побиться на старте и не въехать друг в друга, осталось тайной, аккуратно укутанной туманом войны и парами вчерашнего кальвадоса.
Они шли на полном газу, держа моторы в допустимых оборотах и не выжимая их сверх меры. Звено Поля потянуло по прямой на запад. Быстро, ровно и без лишних изысков.
В шлемофоне раздался голос Поля — неожиданно трезвый, как с удивлением отметило всё ещё мутное сознание Лёхи. Казалось, он орёт прямо в мозг, минуя уши.
— Группа, внимание. Вни-мание. Полный газ. Полный. Шаг винта добавить. Смесь нормальная. Повторяю — на-арма-альная. Моторы не рвать.
Всё таки возлияния давали себя знать. И Поль добавил сразу, без паузы, словно для тех, кто мог увлечься:
— Без аварийного режима.
Лёха толкнул газ вперёд до упора, прибрал шаг винта и аккуратно прикрыл корректор смеси. Он бросил взгляд на приборы, заставил их перестать плавать и дрожать перед глазами и отметил, что температура мотора в норме, а скорость держится около четырёхсот километров в час.
— Хорошо, что мы летаем растянутыми парами, — мелькнула в нетрезвой голове нашего попаданца мысль. За те несколько секунд, как ему казалось, пока он боролся с приборами, самолёт Поля как-то сам собой ушёл вправо и вниз, не мешая и не давя на зрение.
— Мастерство не пропьешь! — гордо, но пьяно подумал Лёха.
Он сделал несколько глубоких вдохов кислорода, заставляя мир стабилизироваться и перестать раскачиваться вокруг кабины, будто палуба корабля в штормовую погоду.
Через двадцать минут звено капитана Поля де Монгольфьер первым приближалось к городу Ретель. Остальные самолёты эскадрильи Ла Файет виднелись на горизонте, постепенно догоняя пьяных пионеров, которые, как выяснилось, умели летать быстрее всех, когда на кону было небо.
Правее города виднелись точки самолётов — сначала едва заметные, почти ленивые, а потом быстро растущие, наливающиеся массой и скоростью, словно кто-то крутил ручку оптического зума в сильном приближении прямо на небе.
Немцы работали методично и уверенно, так, как работают люди, которым кажется, что времени у них в избытке. Без суеты, без резких движений, будто это не бой, а аккуратно расписанная процедура.
— Мессершмитты! «Сто десятые», — Поль увидел почти сразу и прохрипел в рацию, — Атакуем.
Тяжёлые, самодовольные, мессершмитты шли правее и ниже, плотными парами, прикрывая болтающиеся ещё ниже пикировщики и, судя по всему, не особенно ожидая, что кто-то решит вмешаться. Машины шли как хозяева неба — спокойно, основательно, с видом людей, которые уже всё для себя решили.
Поль не стал выдумывать. Он зашёл сверху, опустил нос и заставил свой толстолобый самолёт уйти в пологое пикирование. «Сто десятые» заметили его почти сразу и начали входить в вираж, пытаясь развернуться и встретить атаку.
Поль продолжал, не раздумывая. Он слегка откорректировал траекторию и тоже вошёл в вираж, закручивая самолёт всё теснее, словно пытался выжать из машины последнюю каплю совести. Зрение серело, мир терял краски и становился похож на старую газетную фотографию, но именно в эту серую, безликую пелену аккуратно, почти вежливо, вполз хвост серого «сто десятого».
Лицо Поля было сведено таким напряжением, что любая мимика исчезла, а мозг, укутанный ватой алкоголя и перегрузки, испытал редкое и вполне приличное чувство радости. «Сто десятый» не умел крутиться. Это было известно всем — кроме, по-видимому, самих «сто десятых». Самолёт был большим, быстрым, отлично вооружённым и уродливым, как банковский сейф с крыльями, и поворачивал он соответствующе — как авианосец, которому вдруг вздумалось развернуться в маленькой гавани без лоцмана.
Противник вошёл в поле зрения, затем, с достоинством падающего шкафа, вполз в коллиматорный прицел. Поль не спешил. Он затягивал вираж ещё сильнее, словно медленно завязывал узел, в который вот-вот кто-то должен был попасться. Он считал упреждение, терпел, давил и ждал — а потом, в самом конце этого представления, с чувством нажал на гашетку.
Четыре крыльевых пулемёта «Кёртиса» заговорили сразу. Они трещали яростно и с удовольствием, будто долго копили обиду на весь окружающий мир и наконец получили возможность высказаться. Поль целился в левый двигатель — и попал. Из мотогондолы хлынул чёрный дым, густой, как сливки в приличном ресторане, и плотный, как бархат на креслах для особо важных персон.
Он попытался добраться до пилота — промахнулся. Самолёт странно качнулся, линия огня сползла назад, нашла хвост «Мессершмитта» и аккуратно, без лишних вопросов, срезала тому один киль, словно плохой парикмахер с опасной бритвой и в дурном настроении.
Вражеский самолёт сорвался в пикирование, явно не согласовав это решение ни с пилотом, ни с инструкцией. «Сто десятый» дёрнулся, завалился на крыло и пошёл вниз, оставляя за собой чёрный след, похожий на подпись под собственным приговором.
Радости у Поля почему-то не случилось. Его вдруг вывернуло всем, что успело накопиться в желудке — кальвадосом, недопереваренным мясом и чем-то зелёным, что и само, по-видимому, уже не помнило, чем было до попания внутрь французского командира. В кабине резко запахло тухлятиной, и почти сразу в его самолёт ударило несколько раз. Не смертельно, но достаточно, чтобы мотор закашлялся, а воздух наполнился запахом горелого.
Поль выругался, дёрнул ручку и вывел машину из боя, заставив её уйти вниз. Прикрываемый ведомым, он заковылял прочь от крутившейся вокруг смертельной карусели. Они уходили, дымя и теряя высоту, и каждый метр прочь давался с усилием, как будто небо неохотно отпускало их из своих липких, горячих рук.
Лёха с Роже, отстав от Поля с ведомым, свалились прямо на вторую пару «сто десятых», и тяжёлые крупнокалиберные браунинги тут же дали о себе знать. Воздух вокруг стал плотным, злым, прошитым трассами. От «мессера» полетели куски обшивки.
Именно в этот момент сверху пришли они.
Пара «сто девятых» — узких, быстрых, стремительно смертельных — вошла в бой резко, как нож мясника в приготовленную к разделке тушу. Без предупреждений, без разведки, без всяких вступлений.
15 мая 1940. Небо над Ретелем, регион Шампань-Арденны, Франция.
В кабине «Кёртиса» Лёха боролся не столько с немцами, сколько с самолётом и с самим собой. Мир вокруг ещё не до конца собрался. Его тошнило, небо плыло в разные стороны, приборы норовили съехать в сторону, коллиматор дрожал и двоился, будто ему тоже было нехорошо. Противные педали нажимались ровно в противоположные стороны, ручка дрожала и старалась выпрыгнуть из пальцев.
Самолёт вёл себя безобразно. Он то чихал, то тормозил в высоком небе, то, наоборот, нёсся в вираж, как припадочный, то крутил какие-то кривые бочки, то вдруг шёл ровно, не желая поворачивать.
Лёха стиснул зубы, чтобы не расплескать содержимое по кабине, и заставил руки работать отдельно от головы. Руки, как оказалось, всё прекрасно помнили и не нуждались в руководящем воздействии головы.
Перегрузка наваливалась вязко, резко и тяжело.
И именно в этот момент в его бестолковке, совершенно некстати, закрутилась песенка. Глупая, липкая, откуда — он и сам не смог бы сказать.
— Над Парижем дымная завеса, а в берлоге сухо… озираясь, выползла из леса, банда Винни-Пуха…
В прицеле мелькнул серый хвост, наш герой дал короткую очередь, и песня оборвалась.
Немцы, трассы, смертельная свалка — а у него в голове радостно пел медвежонок с опилками.
Строчка пошла по кругу, подстраиваясь под виражи и рывки машины, новых слов почему-то не прибавлялось, иногда возвращаясь снова к началу, будто внутри пластинка заела на одном обороте:
— Что за непруха у Винни-Пуха!
Он резко вдохнул кислород, пытаясь вытряхнуть эту чушь, но песенка лишь притихла на секунду и тут же вернулась.
— Что за непруха у Винни-Пуха!
В этом оказалось что-то странно успокаивающее. Раз в голове опилки, значит, и нервничать не о чем. Лёха потянул ручку чуть на себя, ловя «сто десятый» в прицеле, и зло усмехнулся.
— В голове мои опилки, да, да, да… Если у кого сегодня и непруха, так это точно не у Винни-Пуха.
15 мая 1940. Небо над Ретелем, регион Шампань-Арденны, Франция.
Вернер Мёльдерс не любил импровизацию. Он предпочитал порядок, высоту, ясность и скорость. Но Франция в мае сорокового не оставляла выбора. Здесь всё происходило слишком быстро, чтобы раздумывать, и слишком медленно, чтобы не успеть испугаться.
Подходя к линии фронта, он увидел, как один из их тяжёлых «сто десятых» камнем пошёл вниз, разваливая строй и саму картину боя.
Чуть в стороне дымил французский истребитель, уходящий с поля боя под прикрытием своего ведомого. И дальше — ещё группа толстеньких «Кертисов». Наглых, упрямых, таких, которые почему-то не спешили умирать и не считали нужным отступать.
Вернер зашёл в атаку уверенно, с высоты, как он привык, аккуратно укладывая самолёт в пикирование на крутящуюся внизу свалку. Всё было рассчитано правильно.
И он промахнулся.
Он сжал зубы. Внизу мелькнула одна французская зелёная машина, потом вторая. Они работали парой — чётко, слитно, и это оказалось неожиданным. Французы. Вернер не знал, кто они, но летали они так, будто им было плевать на расчёты аэродинамики и учебники.
Самолёт француза вёл себя совершенно непредсказуемо, как пьяный, отметил краем сознания Вернер, переламывая полёт и вводя свой истребитель в вираж.
Француза раскачивало, бросало из стороны в сторону, он вваливался в виражи, вытворял какие-то непозволительные истребителю кульбиты. И при этом странным, почти оскорбительным образом снова и снова оказывался на хвосте у «сто десятого». Второй ведомый вёл себя ничуть не лучше, словно они соревновались, кто первым нарушит все правила сразу.
— Вот сволочь лягушачья!.. — пробормотал в кабине «мессершмитта» Вернер и начал строить новый заход.
Сегодняшний бой явно обещал быть длиннее, чем планировалось. И куда менее аккуратным.

Глава 3
Самый зверский способ протрезветь

15 мая 1940. Небо над Ретелем, регион Шампань-Арденны, Франция.
Лёхе казалось, что он наконец-то пришёл в себя. Мир вокруг ещё временами вёл себя странно — тянулся, дробился, будто его прокручивали в замедленной съёмке, — но в целом стал заметно добрее и даже, как ни странно, располагающим к жизни.
Это ощущение было знакомым. Он уже проходил через такое.
Когда-то давно, в другой жизни, они умудрились напиться в учебной части ВДВ — после присяги и похода в увольнение. И на следующее утро они были подняты сержантами с тем особым выражением лиц, при котором становится ясно, что процесс воспитания дебильных и молодых организмов запущен. Их — вчерашних студентов, а ныне солдат Советской армии — молча построили и погнали бежать кросс. Те, кто падал или просто отставал, поднимались точными, экономными пинками сержантов и они снова бежали. К концу трёхкилометрового кросса пьяных не осталось вовсе. Зато начались отжимания. Потом приседания. Потом ещё одни отжимания. Потом они стали перемежаться и закончились снова кроссом. И лишь часа через три Лёха, уже абсолютно трезвый, уставший как собака, злой и искренне проклинающий собственную глупость, ввалился в казарму, ощущая к жизни ровно одно чувство — ярость.
Сейчас происходило почти то же самое. Алкогольные пары жестоко и безжалостно вымывались из головы чистым кислородом и перегрузками, оставляя после себя злость и острое, почти физическое желание растерзать этих поганых немцев, которые сорвали похмелье, обещавшее быть таким долгим, мягким и исключительно приятным.
— Зверский способ протрезветь… — подумал Лёха, вгоняя самолёт в вираж и чувствуя, как вместе с перегрузкой возвращается ясность. Но оказалось ненадолго.
Проклятые «мессеры» вели себя безобразно. Они размножались: один вдруг становился двумя. Потом тремя. Они лезли в прицел, кружились, накладывались друг на друга, расползались, как плохо высушенные фотографии. Крылья множились, хвосты двоились, и небо внезапно наполнилось серыми силуэтами, будто кто-то щедро рассыпал их пригоршнями.
— Во дают… — с искренним изумлением высказался Лёха. — Восемь стволов — и всё небо в попугаях… тьфу, в сто десятых.
Он моргнул. «Сто десятые» не исчезли.
Наш герой даже не стал зажмуривать один глаз, выровнял дыхание и заорал, не стесняясь эфира и собственных мыслей:
— Получите, гады!
Спорить с реальностью сегодня было бесполезно, и он снова нажал гашетки — если уж их так много, кто-нибудь да окажется настоящим. Пара его крупнокалиберных стволов заговорила разом, и небо на секунду превратилось в ярмарку — всё в разноцветных попугаях…
Лёха хмыкнул, проводив падающую вниз цель взглядом: сегодня удача явно была не на стороне аккуратных и серьёзных.
— Хули тут попадать-то! — процитировал байку из будущего наш уже почти трезвый герой.
Новые действующие лица свалились сверху — пара «сто девятых» вышла на сцену как обычно: резко, дерзко, внезапно и совершенно неожиданно. Если бы не дрожь в руках и лёгкая болтанка сознания, передающаяся на ручку управления и заставляющая самолёт «плясать», — ещё вопрос, куда бы и как бы они попали: всё происходило слишком быстро и слишком близко.
Лёха на своём толстолобом самолёте снова резко ушёл в вираж. Собственно, это было единственное, что ему оставалось. Его «Кёртис» не тянул вверх за «мессерами» и был несколько медленнее их в горизонте, да и перекладывался из правого в левый вираж медленнее.
Не намного — но в бою и этого хватало. И против «сто девятого» у Лёхи оставался один честный аргумент: крутить виражи над полем боя, балансируя на грани, угрожая в любой момент сорваться в пике и заодно посбивать к чёрту охраняемые ими «Юнкерсы».
Тем более что «Юнкерсы» свою адскую работу уже закончили и теперь тянулись к границе длинной, растянутой цепочкой, усталой и самодовольной, как люди, сделавшие грязное дело и спешащие домой.
И вот тут случилось странное.
К его удивлению, пара «сто девятых» не ушла вверх фирменной горкой, не стала набирать высоту и готовить следующий удар. Вместо этого немцы мастерски скользнули в вираж, мягко, почти красиво, стараясь разорвать их с Роже и посбивать поодиночке.
— А вот это уже нехорошо… — мелькнуло у Лёхи, когда небо вдруг стало тесным, а бой — по-настоящему злым.
15 мая 1940. Небо над Ретелем, регион Шампань-Арденны, Франция.
Вернер сделал то, что обычно оставлял на самый крайний случай.
Он принял бой на виражах.
Вряд-ли он сумел бы ответить, почему в эти десятые доли секунды он не рванул вверх, не стал разрывать дистанцию и заходить в новую атаку с высоты. Скорее всего на него так подействовал вид наглых и ловких французских самолетов. Он довернул застонавший от перегрузки самолёт и остался внизу — в этой грязной, тесной, нервной свалке, где небо переставало быть пространством и превращалось в арену.
— Второй, — коротко кинул он ведомому в рацию. — В круг.
Он потянул ручку, дал ногу и аккуратно уложил «сто девятый» в вираж, чувствуя, как машина сопротивляется, как скорость вдавливает его в сиденье и теряется в вираже быстрее, чем хотелось бы. Немецкий истребитель не очень любил такие игры. Он был создан для удара, для высоты, для резкого входа и столь же резкого выхода из пикирования. Но Вернер знал и чувствовал его достаточно хорошо, чтобы заставить вытворять и нелюбимые манёвры.
Карусель сомкнулась.
Вернер почувствовал, как секунды растягиваются и становятся вязкими. Каждая ошибка теперь стоила не позиции, а жизни. Он закручивал самолёт в вираж, терпел, ждал и старался поймать момент — когда француз переборщит, потеряет скорость и влезет в точный прицел производства «Карл-Цейс-Йенна».
Странное поведение французов задевало где-то край его сознания.
Тот шёл неровно. Рвано. Будто больной. И именно этим был опасен.
Ни одной чистой, предсказуемой дуги. Ни одного красивого движения. Самолёт француза то чуть проваливался, то вдруг неожиданно всплывал, то резко менял крен, почти срываясь в штопор, ломая расчёт упреждения. Прицел снова и снова проходил мимо, француз намеренно ускользал из него в последний момент.
— Чёрт… Зараза зеленая! — процедил Вернер.
— Второй — заход сверху, — доложил ведомый коротко, напряжённо.
Французы делали то же самое, что обычно делали они сами. Пытались разорвать пару, вытащить одного и добить поодиночке. Делали это нагло, без уважения к теории летательных аппаратов, к правилам, будто этих правил никогда и не существовало.
Он резко переложил свой самолёт из левого вираж в правый, пытаясь поймать «Кёртис» на выходе. На мгновение показалось — вот он, зелёный хвост, вот нужный угол… Вернер дал очередь из пулемётов.
В этот раз ему достался «сто девятый» из звена управления — новейший Е-3 с парой 20-мм пушек в плоскостях. Выглядел он грозно и стрелял убедительно, хотя и недолго. Но нравился он Вернеру даже меньше его старого, с четырьмя пулемётами. Залп у нового был серьёзный, только в виражах разнесённые массы напоминали о себе и самолёт начинал маневрировать с грацией хорошо воспитанного, но очень крупного бегемота.
И в тот же миг второй француз совершил какую-то несуразную фигуру и зашёл сверху, дав просвистевшую совсем рядом очередь. Трассы прошли достаточно близко, чтобы заставить Вернера инстинктивно пригнуться, хотя прекрасно знал, что это бессмысленно.
Карусель стала по-настоящему злой.
И именно тогда Вернер уверовал, что с этими французами что-то не так. Странным был сам их способ пилотирования.
Француз странно держался в виражах. То недотягивал ручку, то, наоборот, перетягивал, словно на мгновение терял чувство усилия. Самолёт то раскачивался, то неожиданно всплывал, ломая привычную траекторию. Крен выходил каким-то неровным, с мелкими, нервными коррекциями, будто пилот всё время чуть-чуть не попадал в собственные движения.
Так не летали ни новички, ни асы.
— Он что, ранен? — мелькнуло в краю сознания.
Вернера накрыла злость.
Он не любил таких противников. С ними нельзя было работать по схеме, нельзя было разложить бой на аккуратные шаги. Француз ломал темп не мастерством, а какой-то дикой, неправильной пластикой.
Самолёт француза снова качнулся, вошёл в вираж с явным перебором, будто вот-вот сорвётся… Вернер тянул изо всех сил ручку на себя, ожидая ошибки.
И она случилась, хотя и не так, как ожидал Вернер Мельдерс.
Француз удержался в вираже и вдруг резко замедлился, почти встав в небе. Грубо, неровно — и Вернер проскочил мимо него с удивлением, видя как зелёное лицо француза в шлемофоне, проезжает в каких-то метрах мимо него.
— Пьяная французская свинья! — зло заорал Вернер в кабине. — Лягушатник, маринованный в кальвадосе!
И даже представить себе не мог, насколько он был прав.
Сзади вдруг рвануло так, будто хлопнули дверью небесного сейфа. Мимо кабины просвистели не привычные четыре тонкие нитки трасс, а две толстенные огненные верёвки, каждая размером с его собственное неверие.
Самолёт тряхнуло. Вернер вздрогнул вместе с машиной, и левое крыло ответило глухим ударом, и словно великан вырвал из него кусок. Там, где секунду назад был аккуратно нарисованный крест, теперь красовалась дыра сантиметров в тридцать, с рваными, дымящимися краями.
Вернер машинально вцепился в ручку, парируя резкий крен.
Он только успел подумать, о странностях сегодняшней судьбы, как сзади снова долбануло. Второй удар был не менее убедительным и гораздо менее точным. Теперь и в правом крыле появилась симметричная дыра — аккурат против первой. Второго креста тоже не стало, словно провели косметический ремонт без согласования с владельцем.
Самолёт ощутимо потянуло к земле. Вернер тянул в ручку, чувствуя, как «сто девятый» вдруг стал тяжелее, инертнее и резко потянулся к земле.
— Французская свинья! Второй самолет за два дня! — орал в ярости один из самый результативных летчиков Германии в кабине. — Пьяный ублюдок!
Он сжал челюсти, пытаясь удержать «сто девятый» и перетянуть линию фронта.
Ведомый Вернера успел только вдохнуть.
Наглый «Кёртис» мелькнул впереди — слишком близко, слишком самоуверенно, будто после удачи решил, что небо теперь ему должно. Немец аккуратно довернул, поймал мотор француза в перекрестье и, зажав гашетки, спокойно провёл длинную очередь — от капота до хвоста. Пули прошили двигатель, простучали по фюзеляжу, перечеркнули машину диагональю, как жирной чертой.
«Кёртис» дёрнулся, закашлялся дымом — и повалился вниз, став вдруг совсем обычным самолётом. Тяжёлым и смертным.
Над Ретелем бой распался сам собой.
Немцы ушли на север — раскачивающийся самолёт Вернера Мёльдерса с рваными дырами в крыльях, сопровождаемый своим ведомым. На юг полз дымящий «Кёртис» Кокса, упрямо держащийся в воздухе, и рядом с ним шёл Роже, прикрывая ведущего, болтаясь и по высоте, и по направлению.
Город остался между ними — точкой в небе, где ещё минуту назад решалось всё и где теперь уже не имело значения ничего.
16 мая 1940. Аэродром Прюне около города Реймс, Шампань, Франция.
— Ты бы всё-таки побрился, — сказал Роже, ведя опасной бритвой по щеке и щурясь в треснувшее зеркало. — Это уже не небритость.
— Это именно небритость, — возразил Лёха, перевернувшись на другой бок и стараясь выгадать ещё несколько секунд для сна, — Лёгкая. Фронтовая. Очень идёт к моему мужественному лицу, — пробормотал он.
— Лёгкая небритость — это когда тень, — фыркнул Роже и сплюнул в траву. — А у тебя уже рельеф. С такой скоростью скоро он перейдет в географию.
— Завидуй молча, — буркнул Лёха. — У меня волосы честные и растут, где положено.
— Где положено? — Роже даже остановился, приподнял бровь и посмотрел на него поверх лезвия. — Кокс, это уже борода. Ещё день — и кислородная маска с тобой разведётся.
— Да иди ты, — снова отмахнулся Лёха, не открывая глаз. — Просто ты потомок цыган. У тебя волосы прут из всех частей тела. Ты бриться должен каждый день, а иногда и два, если вечером по бабам намылился.
Роже усмехнулся, аккуратно прошёлся бритвой ещё раз и кивнул на станок около кровати Лёхи.
— Конечно. Американский «Жиллет»! Как им можно бриться! Что ещё взять с неприлично богатого, ленивого как тюлень потомка австралийских скотоводов. Хорошо хоть не ножницы для стрижки овец притащил.
— Зато я не собираюсь вскрывать себе горло перед завтраком, — снова лениво огрызнулся Лёха, не открывая глаз. — У тебя эта штука выглядит как последний аргумент в споре.
— Чик — и порядок, — спокойно ответил Роже. — Вот она. Культура. Чистота и настоящая мужественность. И стоит на миллион франков дешевле твоих лезвий.
— Бритвой по горло — и в колодец, — парировал Лёха известной фразой из его будущего. — Я в кино видел. Начинается всегда одинаково.
— Боится тот, кто не умеет, — отрезал Роже. — Меня ещё дед учил. Бритвой не только брились.
— Я даже спрашивать не буду, что вы бритвами делаете, сборище извращенцев, — вздохнул Лёха, садясь на кровати. — У тебя вообще семейные традиции тревожные.
Роже рассмеялся, вытер щёку и посмотрел в зеркало с видом человека, который победил утро.
— Пошли завтракать, — улыбнулся он. — А то местные ухари опять всё смолотят и будем пить остывший кофе. А после вылета — я затащу тебя к умывальнику.
Он повернулся к Лёхе, состроил страшную рожу и добавил с удовольствием:
— Или я тебя сам побрею, пока ты спишь. Без зеркала и без жалости.
— Тогда уж сразу скальп снимай, — хмыкнул Лёха. — Чтоб два раза не начинать.
Он посмотрел на опасную бритву, потом на свой станок и подумал, что бриться опасной бритвой он научился, а вот доверять этой острой штуке — нет. Поэтому при первой же возможности он снова купит лезвия. Хоть американские «Жиллет», хоть французские «Гиббс».
Мир и так был слишком ненадёжен и подозрителен, чтобы ещё проверять его на прочность собственным горлом.
И двое прикомандированных товарищей, шутливо препираясь, отправились в лётную столовую прилично разбомблённого немцами, но всё ещё функционирующего аэродрома Реймс–Прюне, на окраине города.
16 мая 1940. Аэродром Прюне около города Реймс, Шампань, Франция.
Внимательный читатель, несомненно, задастся вопросом, каким именно волшебным образом Кокс и Роже снова оказались в Реймсе — да ещё и вдвоём.
Сначала пришёл приказ из управления ВВС Франции — отправить двух лётчиков в разведывательные полёты в интересах сухопутных войск. Сначала хотели под Париж, но почти следом прилетело уточнение — под Реймс. Формулировка была сухая, аккуратная и совершенно не оставляла сомнений в том, что кто-то очень не хочет лезть туда сам.
Командир эскадрильи «Ла Файет» капитан Монрэс не сомневался ни секунды. Он даже не стал делать вид, что думает. Просто ткнул пальцем и отправил, как он сам выразился, двух «укротителей тигров и алкоголиков» — Лёху и Роже. С одинаково невинными, хотя и помятыми лицами и одинаково плохой репутацией.
А самолёт у Лёхи отняли. Ну как отняли. Честно экспроприировали.
Они дотянули до аэродрома, и по прилёте Роже обошёл самолёт Кокса неторопливо, как доктор перед неприятным диагнозом, потом остановился у кабины и засунул палец поочерёдно в две аккуратные дыры. Одна красовалась в борту прямо перед кабиной, вторая — ровно за креслом, будто кто-то целился и отмерял линейкой.
— Наконец я вижу настоящую рожу потомка скотоводов! — заметил он с удовольствием, глядя на зелёного и бледного Лёху. — Что, всю жизнь перед глазами промотал?
Лёха фыркнул и провёл ладонью по борту, ощущая пробоины.
— Жизнь слишком коротка для вскрытия, — буркнул он.
Роже ухмыльнулся шире.
— Вот именно. Разобьёшь свой единственный «Кёртис», и нам придётся соскрести тебя ножом со стенок кабины в спичечный коробок. Причём без гарантии, что соберём весь комплект.
Он ещё раз посмотрел на дыры, прищурился и добавил почти с уважением:
— Вы, хитрожопые австралийцы, не иначе как умеете просачиваться между струй дождя.
Лёха посмотрел на самолёт, потом на Роже и мрачно ответил, что дождь сегодня был какой-то слишком уж крупнокалиберный.
Так что всё было почти честно. Почти как с кошкой, которую на спор пытались накормить горчицей: пока пихали — не получалось, а стоило намазать зад — и сразу процесс пошёл. Громко, добровольно и с песнями.
Затем появился капитан Поль, Лёхин непосредственный командир, самолёт которого после того памятного вылёта тоже переселился в техническую часть.
Он возник перед Лёхой внезапно, с той самой улыбкой чеширского кота, за которой обычно следуют особенно выгодные, интереснейшие для одной из сторон предложения, и, не повышая голоса, аккуратно отобрал у него «Кёртис» с крупнокалиберными браунингами.
— Там твоих двенадцать и семь всё равно нет, это не наш калибр, — сказал Поль буднично. — А наши семь и пять ты найдёшь в любой дыре.
И, не давая времени на возражения, организовал ему взамен другой самолёт.
Лёха посмотрел на него и сразу понял, что это как любовь с первого взгляда. Или да, или нет. И пока он был не готов ответить.
Этот «Кёртис» был латанный-перелатанный, с незакрашенными латками на крыльях, словно его собирали из воспоминаний, слухов и пары честных проклятий. Четыре пулемёта — все из ремонтной части, — и вид у него был такой, будто машина уже всё повидала и теперь просто хочет, чтобы ей дали спокойно отправиться на запчасти.
— Зато надёжный, — с тем же чеширским выражением добавил Поль. — Новьё! Только что из ремонта!
Лёха вздохнул, провёл рукой по фюзеляжу и понял, что песня уже закончилась, а горчица всё ещё жжёт.

Глава 4
Шесть самолетов для генерала де Голля

16 мая 1940 года, штаб 4-й бронетанковой дивизияи, пригороды Сиссон, 35 км от города Реймс, Шампань, Франция.
Де Голль не спал вторые сутки.
Сначала потому, что некогда было. Потом — потому что сон показался ему роскошью, недопустимой в момент, когда страна трещала по швам, а фронт существовал уже скорее на бумаге, чем в реальности.
Ещё вчера утром он командовал полком у Меца, привычно игнорируя половину приказов и пытаясь удержать танки в кулаке, а не раздать их поштучно, как того требовали очередные вопли из штаба. К вечеру того же дня он уже ехал бригадным генералом на северо-запад, в сторону Лаона, с новой дивизией, которой, по сути, ещё не существовало. Была лишь формулировка — 4-я бронетанковая дивизия. Всё остальное предстояло собрать из обломков, остатков, брошенных частей, случайных батальонов и техники, уцелевшей больше по недоразумению, чем по плану.
Он собирал её по дорогам. По обочинам. По паркам техники. По штабам, где ещё оставались офицеры, не успевшие сбежать или запутаться в приказах начальства. Связи можно сказать не было. Карты устарели быстрее, чем их успевали раскладывать. Части числились там, где их уже не существовало, а те, кто реально стоял на позиции, числились отступившими или вовсе пропавшими.
И всё это происходило на фоне главного — немцы прорвали фронт под Седаном.
Это слово — прорыв — звучало слишком аккуратно. На деле фронт не столько прорвали, сколько разорвали, как гнилую ткань. Но немецкие танковые части не стали делать того, чего от них ждали.
Они не пошли на Париж. Они даже не посмотрели в его сторону. Они рванули на запад, к Ла-Маншу, к морю, с холодной, расчётливой целью — отсечь полтора миллиона человек, отсечь британские и французские армии, застрявшие в Бельгии, лишить их тыла, снабжения и возможности отступления. Окружить и уничтожить.
Это был не удар по столице. Это был удар по всей конструкции войны, выстроенной союзниками.
Париж в этот момент ещё жил иллюзией расстояния. А вот армии на севере уже оказывались в мешке, который начинали затягивать.
Де Голль видел карту и понимал, что если этот клин не притормозить сейчас, через несколько дней уже некому будет думать о Париже.
Он двинул вперёд то, что сумел собрать. Сборная солянка из восьмидесяти танков. Без нормального построения. Без выверенной поддержки. С тем, что было.
Тяжёлые B1 bis — грозные, медленные, прожорливые. Их было не больше трёх десятков, и каждый требовал топлива, которого не хватало, и почти каждый — ремонта, который откладывали до «после боя».
Средние D2 — капризные, с ненадёжной трансмиссией.
Лёгкие H39 — юркие, но с короткой и слабой 37-мм пушкой, которой приходилось работать почти в упор.
Он прекрасно знал, что его дивизия сырая, рваная, плохо связанная и уязвимая. Он знал, что его танки идут без достаточной поддержки пехотой, без нормального прикрытия с воздуха, без надёжной артиллерийской подготовки. Он знал, что его обвинят в авантюризме, если он потерпит неудачу.
Но он также знал и другое.
Если не ударить сейчас, через несколько дней ударить будет уже некому.
Контрудар под Монкорне — всего в сорока пяти км от Реймса и тридцати от Реттеля — не был попыткой победить Германию. Это было слишком рано и слишком дерзко. Это была попытка вмешаться, ударить по немецким колоннам снабжения и тылам 1-й танковой группы Клейста. Врезаться в немецкий тыл. Заставить противника оглянуться. Нарушить ритм, в котором немецкие колонны катились к западу, уверенные, что за их спиной уже никакой опасности нет.
И это сработало.
Он требовал авиацию.
Сначала он звонил в штаб Северо-Восточного фронта, генералу Жоржу, и говорил прямо: без воздуха дивизия сгорит мгновенно. Танки не смогут в одиночку сломать оборону. Немцы уже подтянули авиацию, и каждый новый манёвр бронетехники превращался в лотерею.
Ответ был предсказуем и до боли знаком.
Самолётов не хватало, части были связаны боями, основные силы — в другом месте. Обещали если появится возможность, прислать всё что появится.
И это не было саботажем или глупостью конкретных людей — это была катастрофа управления.
Он положил трубку, подумал и поднял её снова.
Теперь он звонил не «в систему», а людям. В авиационный штаб района Шампань, туда, где ещё сохранялся хоть какой-то порядок и откуда ещё можно было поднять самолёты. Он не просил эскадрилью. Он прекрасно понимал, что это бессмысленно.
— Мне нужны разведчики, немедленно. — требовал де Голль. — Речь идет о судьбе Франции. На том конце линии повисла долгая пауза.
Ему начали объяснять, что речь идёт всего лишь о паре разведчиков, что это не изменит общей обстановки, что они и так работают на износ.
— Мне нужно прикрытие войск. Мне нужны удары по передней линии противника. — жёстко ответил де Голль. — Но главное — мне нужно видеть. Я не могу быть совсем слепым. Видеть, где стоят немецкие батареи. Куда рвутся их колонны. Откуда они тянут топливо и где временные склады. И я хочу, чтобы это был человек, который не станет сглаживать доклад ради спокойствия начальства.
Он получил Кокса и Роже утром 16 мая.
С формулировкой «временно», «в интересах сухопутных войск» и без каких-либо обещаний. Всего два самолёта. Почти жест доброй воли.
Но сейчас для де Голля это было, как глоток воды для умирающего от жажды.
16 мая 1940 года. Аэродром Прюне около города Реймс, Шампань, Франция.
Одним из по-настоящему удивительных качеств Роже было умение заводить друзей. Про просто знакомых, про полезные контакты и про временных собутыльников даже говорить было бессмысленно — ими для Роже являлась вся Франция. А вот способность становиться своим — быстро, естественно и как будто без малейшего усилия — надо было уметь.
Ещё две минуты назад незнакомые лётчики стояли в очереди на раздачу, гремели подносами и хмуро поглядывали друг на друга из-под пилоток, а теперь Роже уже сидел с ними за столом, размахивал ложкой и с увлечением обсуждал тонкости пилотирования «Кёртисов» и драки с «сто девятыми», словно летал с ними всю жизнь и делил не один аэродром, а минимум несколько лет совместных пьянок.
Так Лёха и узнал, что под Реймс перебросили звено из четырёх «Кёртисов» из группы GC II/4 — с эмблемой красного чёрта, скачущего на жёлтой метле. Эмблему Роже одобрил сразу и безоговорочно, заявив, что метла в заднице — вещь необходимая для любого пилота, да и цвет подобран со вкусом, ровно под цвет выхлопа после гастрономических излишеств.
Оказалось также, что вопли де Голля всё-таки имели какой-то вес. Пусть не самый великий, но вполне ощутимый. Небо над его танковой дивизией теперь охраняли целых шесть истребителей — четверо из «чертей» и Лёха с Роже.
По французским меркам — почти роскошь. К тому же ему пообещали прислать ещё целую эскадрилью «Моранов» 406-х, как только найдут, где они вообще находятся и в каком состоянии.
Роже, естественно, радостно поприветствовал коллег:
— Привет чертям! Ну как там, ваши задницы всё ещё полируют деревяшку и пыхтят жёлтым выхлопом?
Лёха был уверен, что Роже прибьют прямо у раздачи. Он бы сам не сомневаясь использовал бы поднос. Но вместо этого лётчики заржали так, что официантки в симпатичных передниках вздрогнули и неодобрительно покрутили попами, и немедленно отвесили ответную любезность — про глухого папуаса в перьях, который путает педали с маракасами.
После этого разговор окончательно перешёл в дружескую фазу.
— Константин Розанов, — представился невысокий, крепкий, улыбчивый парень, выглядевший старшим в компании, протягивая руку.
Лёха аж замер на долю секунды.
— Ты русский? — спросил он, с трудом подавив желание автоматически перейти на родной язык.
Розанов улыбнулся шире, как человек, который этот вопрос слышит не в первый и, подозревает, не в последний раз.
— Смотря кто спрашивает, — ответил он. — За столом — француз. В кабине — лётчик. А вообще… мои родители уехали из России после революции.
— Привет! Как дела! Кушай не обляпайся! — не удержался Лёха, имитируя акцент, которого у него отродясь не было.
— Спасибо, и вам того же, — ответил Константин по-русски, улыбаясь привычно вежливо.
Помимо Константина Розанова в звене оказались три чеха — из тех, кому немцы весной тридцать девятого просто запретили летать. Чехословакия стала протекторатом Германии, её авиация исчезла — аэродромы заняли, самолёты забрали, а пилотам вежливо сообщили, что их служба окончена. Те, кто не смирился, уехали — и вот теперь они снова встретились с немцами. Уже в небе Франции.
Лёха оглядел стол, прищурился и хмыкнул:
— Ну ты посмотри, Роже… Русский, три чеха и австралиец. Весь интернационал собрался, чтобы защищать твою прекрасную Францию.
Разговор сам собой съехал с еды на войну, а с войны — на самолёты. Это происходило всегда одинаково и неизбежно, как скатывание шарика по наклонной плоскости. Немцы, манёвры, кто где кого видел, кто откуда ушёл, у кого мотор зачихал не вовремя, и как немец — наоборот, тянул, как проклятый.
— Что, и сбитые есть? — с интересом спросил Ян, чех из команды Розанова, с тем уважительным сомнением, которое быстро лечится участием в боях.
Роже приосанился, неторопливо окинул коллег взглядом — как врач-гинеколог пациента перед шокирующей новостью — и ответил с лёгкой, почти ленивой гордостью:
— У меня то всего четыре. «Юнкерс» восемьдесят седьмой, «Дорнье»… и пара «мессеров».
— Четыре? — не веря переспросил второй чех, имени которого Лёха не расслышал.
Роже выдержал театральную паузу и добавил, уже совсем буднично:
— Мне просто везёт на бошей.
В столовой на несколько секунд воцарилась уважительная тишина. Лёха напихал полный рот еды в надежде, что Роже не станет хвастаться его успехами на ниве истребления фрицев.
И тут кто-то из гостей, с невинным видом, но с блеском в глазах, ткнул Розанова локтем:
— Да уж, господа. Зато среди нас тоже есть известный лётчик. Человек, который сбил «мессершмитт» без единого патрона.
Столовая взорвалась смехом.
Розанов рассмеялся вместе со всеми — легко, без малейшей попытки отмахнуться или сделать вид, что это глупость. Наоборот, он поставил кружку, устроился поудобнее и кивнул, словно соглашаясь с обвинением.
— Было дело, — сказал он спокойно. — У меня всего двое официальных сбитых, а на «мессере» я просто летал. Формально я его не сбивал. Я его… уронил.
И, не торопясь, начал рассказывать.
Оказалось, что впервые Розанов сел за штурвал «мессершмитта» ещё в Испании, в самом начале тридцать восьмого. Тогда республиканцам в руки угодил редкий подарок судьбы — «сто девятый» в версии B: свежий, целый и почти не успевший обидеться на жизнь и войну.
Лёха слушал и чувствовал, как в голове начинает выстраиваться цепочка — неровная, упрямая, будто старая шестерёнка, простоявшая без дела и вдруг решившая провернуться.
Испания. Тридцать восьмой. «Сто девятые». Он быстро прикинул даты, перебрал в памяти аэродромы, лица, разговоры, запах пыли и бензина — и понял что, они не могли пересечься. Никак. Он покинул Испанию ещё в ноябре тридцать седьмого, задолго до того, как Розанов сел в немецкую машину.
Общее небо оказалось разнесено по времени.
— А советских лётчиков ты там видел? — всё-таки спросил он, осторожно, будто боялся спугнуть собственные мысли.
Розанов кивнул сразу, даже не задумываясь, и начал перечислять — спокойно, уверенно, словно называл фамилии давних соседей по лестничной площадке. Имена, фамилии, места и прозвища.
И с каждой фамилией Лёха ловил чувство далёкой Родины.
Выходило просто и странно одновременно. Они с Розановым не летали вместе, но ходили по одним и тем же воздушным тропам. В разные месяцы.
— Значит, мимо… — пробормотал он скорее себе, чем собеседнику.
Розанов откинулся на спинку стула, взял кружку, покрутил её в руках и сказал с видом человека, который сейчас расскажет глупость, но глупость проверенную и потому особенно ценную.
— История началась с того, что один очень аккуратный австрийский обер-фельдфебель потерялся и решил, что Страсбург — это Германия.
Он сделал паузу, посмотрел по сторонам и продолжил, уже с удовольствием.
— Сел он, значит, прямо на наш аэродром. Спокойно и красиво. Вылез из кабины, огляделся… и тут до него начало доходить, что форма вокруг какая-то не та, и язык слишком вежливый.
— И что? — не выдержал Роже.
— А что с ним сделаешь, — пожал плечами Розанов. — Вежливо побили его немного, потом арестовали конечно. И тут французское командование вдруг осознало, что судьба подкинула нам очень хороший, редкий и совершенно бесплатный подарок.
Он наклонился вперёд.
— Решили испытать «сто девятый». А кто у нас уже летал на «мессере»? Правильно. Русский эмигрант с репутацией испытателя и излишней любовью к фигурам высшего пилотажа. То есть я.
— Ну конечно, — хмыкнул кто-то.
— Вызывают меня срочно, — продолжил Розанов. — Слетаешь в Страсбург, заберёшь «сто девятый» и перегонишь в Орлеан. С сопровождением. Война всё-таки.
Он развёл руками.
— Я прилетаю с ведомым на «Кёртисах». Немец стоит, блестит, как новая зажигалка. Совсем другой самолет, по сравнению с испанским. Сел я, осмотрелся, завёл — песня, а не мотор.
В столовой уже смеялись, но Розанов поднял палец.
— Вот тут предусмотрительность французского командования в сочетании с русским разгильдяйством и сыграла шутку. Подлетаем к аэродрому Орлеана, почти дома. Думаю: ну грех же не показать французской публике, как на этом летают культурные люди. И сделал пару бочек. Для души.
— Сбили? — осторожно спросил Лёха.
— Одну. Вторую. — кивнул Розанов. — А на третьей либо я что-то не так заложил, либо мой ведомый Баптизэ решил, что мы репетируем воздушный балет без предупреждения.,
Он изобразил руками что-то неопределённое.
— В общем, его «Кертис» аккуратно, с французской вежливостью и американской настойчивостью, прошёлся винтом ровно по хвосту моего «мессера». Как бритвой. Чик — и всё. Больше не мальчик.
— И? — уже хором.
— А что «и»? — усмехнулся Розанов. — Самолёт сразу понял, что без хвоста он больше не самолёт. А я понял, что парашют — самое прекрасное изобретение человечества.
Он сделал глоток и подвёл итог совершенно спокойно:
— Я так и написал в отчёте — «сто девятый» плохо летает без хвостового оперения!
И тут над аэродромом, уже в который раз завыла сирена. Судорожно проглотив свой стакан кофе, Лёха вскочил и вместе со всеми рванул к стоянкам самолетов.
16 мая 1940 года, штаб 4-й бронетанковой дивизияи, пригороды Сиссон, 35 км от города Реймс, Шампань, Франция.
Первый день контрудара дал надежду. Танки де Голля ворвались в немецкие тылы, мяли колонны снабжения, жгли грузовики, заставляя противника сбавить шаг и впервые оглянуться. Он видел это почти физически — как аккуратный немецкий порядок вдруг дал трещину. Немного. Совсем чуть-чуть. Но достаточно, чтобы понять: удар попал.
Лётчики работали без пафоса и без отдыха. Они летали по очереди. Пока один стоял у стола и превращал увиденное в неровные карандашные линии на карте, второй «Кёртис» уже грел мотор и выкатывался на старт. Двигатель набирал голос, самолёт уходил вверх — и танкисты внизу снова обретали глаза. Пусть ненадолго, пусть с риском, но не вслепую.
Де Голль звонил сам. Брал трубку и требовал соединения, словно стараясь докричаться до разума сквозь этот гул фронта.
Он говорил спокойно, почти сухо, но за этой сдержанностью чувствовалась напряжённая уверенность человека, который знает: сейчас или никогда. Удар получился. Немцы притормозили. Их колонны рвутся, тылы горят, темп сбит. Это не победа — но это шанс. Реальный шанс спасти окружаемые войска в Бельгии.
— Мне нужны подкрепления, — говорил он в трубку. — Не завтра. Сейчас. И авиация прежде всего. Танки без воздуха — это мишени. С воздухом — это кулак.
В штабах сидели не идиоты и не предатели. В штабах не саботировали — там не управляли. Просьбы де Голля тонула в бардаке приказов, запаздывающих донесений и сил, которые на карте ещё были, а в реальности уже нет. Всё, что могло стрелять и летать, уже стреляло и летало где-то ещё.
Де Голль слушал, сжимая трубку так, будто мог передать через неё вес своих слов.
— Если мы сейчас не ударим всем, что есть, — сказал он напоследок, — потом бить будет уже некуда. Они уйдут к морю и отрежут наши и британские лучшие силы.
Он положил трубку и на секунду задержал руку, будто надеялся, что аппарат передумает и зазвонит сам. Но телефон молчал. А значит, оставалось одно — держаться тем, что было, и выжимать из этого максимальное.
На второй день надежда стала тяжелее. Немцы быстро начали отвечать. Подтянули пехоту, выставили противотанковые орудия, включили авиацию уже не эпизодами, а организованной массой. Танки шли вперёд не в пустоту, а в плотное, продуманное сопротивление. Потери росли. Машины останавливались не только от попаданий — металл уставал вместе с людьми.
А на третий день иллюзий не осталось.
Танки напоролись на «восемьдесят восьмые».
Де Голль понял это почти сразу. По характеру потерь. По тому, как тяжёлые B1 bis, ещё вчера державшие попадания немецких «колотушек», теперь загорались с первого выстрела. По дистанции, с которой их отстреливали, и по холодной, спокойной точности огня. Восемьдесят восемь миллиметров — зенитки, поставленные на прямую наводку, — вынесли французскую надежду на победу. Немцы вытащили на стол очень дорогие игрушки, всё, что у них было, и сыграли этой картой без суеты и без ошибок.

Глава 5
Спасительный зонтик посреди войны

17 мая 1940 года. Сельские дороги где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
Вирджиния — американская корреспондентка во Франции — сидела на капоте своего маленького кабриолета, голубого «Пежо», и плакала. Тридцать… нет, одёрнула она себя, до августа ещё далеко. Двадцать девять. Она размазывала слёзы по щекам, не замечая, как вместе с ними размазывает грязь и моторное масло, оставляя на лице забавные, почти боевые полосы.
Родившись в далёком американском Вермонте, у самой канадской границы, она с детства знала, кем станет. Не женой, не украшением гостиной и не примечанием к чьей-то биографии — журналисткой. Известной. Настоящей. И популярной!
Колонки о моде, любви и обществе появились почти сразу, словно сами нашли её. Они были лёгкими, остроумными, имели успех — и именно поэтому очень скоро начали душить. Слишком много шёлка, слишком много улыбок и слишком мало жизни.
Военная Европа манила её сильнее любых праздничных мероприятий и светских салонов. Там история происходила не на страницах, а вживую — громко, грязно и без разрешения. И она поехала. Она помчалась.
Испания стала первой — шумной и радостной, жестокой и двуличной, где она умудрилась побывать по обе стороны фронта. Чехословакия — уже треснувшая изнутри. Немецкие колонны техники на дорогах, марширующие солдаты, аккуратные флаги на зданиях и лица чехов, которые понимали, что всё уже решено.
С ней даже случилась ледяная Финляндия и большевистская Россия во время Зимней войны, где мороз резал кожу до крови и выжимал слёзы из глаз.
Маленькая синяя машина умерла не сразу. Сначала она закашлялась, как простуженный курильщик, потом дёрнулась ещё раз и, выбрав перекрёсток между двумя плотными живыми изгородями, окончательно сдалась.
— Прекрасно, — сказала Ви в пустоту.
Дорога была узкая, пыльная, зажатая между зеленью так плотно, будто кто-то специально не хотел, чтобы по ней ездили. Ни домов, ни людей, ни даже нормального горизонта — только зелёные стены и небо сверху.
Ви вылезла, хлопнула дверцей и, не теряя достоинства, полезла под капот.
— Все женщины так делают, — сообщила она мотору по-французски и вытерла ладони о штаны.
Наверное, это были какие-то другие женщины или какие-то другие моторы, подумала Ви, выпрямляясь и с подозрением глядя на внутренности капота. Американская женщина и французский мотор, как выяснилось, оказались существами принципиально несовместимыми. В итоге мотор обиженно молчал, Ви злилась, а перекрёсток между двумя изгородями превращался в их общее поле битвы, где каждый остался при своём мнении и без малейшего желания идти навстречу.
Она видела слишком многое и слишком близко, чтобы теперь разрыдаться из-за сломанной машины, — и всё же сидела и плакала, удивляясь самой себе.
Посреди каких-то жутких кустов. В её любимой Франции.
Бокаж. Какое отвратительное французское слово! Это были не просто кусты — это плотные, старые живые изгороди, высотой с человеческий рост, а то и выше. Зелёные стены, скрадывающие звук, взгляд и направление. Пытаясь пробраться ближе к фронту, она несколько раз свернула не туда — как выяснилось, французская карта врала отчаянно и бессовестно. Теперь, в придачу ко всему, машина заглохла в какой-то дыре французского человечества, куда, казалось, не заглядывал даже здравый смысл.
Вирджиния шмыгнула носом, сердито вытерла лицо тыльной стороной ладони, отчего любой американский индеец умер бы от зависти к её раскраске, встала прямо на капот и уставилась в небо сквозь полоску между изгородями.
И в этот момент над ней пронеслись самолёты.
17 мая 1940 года. Лётное поле где-то под Реймсом, Шампань, Франция.
Их перекинули на запасной аэродром, хотя аэродромом Лёха не назвал бы это место ни при каких условиях — даже если бы ему за это пообещали отпуск, личную красотку и запотевший бокал мартини.
Хотя насчёт красотки он на секунду задумался и понял, что уверенности тут нет совсем. За бокал мартини и женскую красоту, пожалуй, согласился бы изрядно покривить душой. Пусть они обе будут «маргариты», решил Лёха, потея и таща тяжеленную двадцатилитровую запаянную канистру. Французские канистры были, как и всё французское, тяжёлые, неудобные и протекали — ровно как и вся французская логистика весной сорокового.
На деле же это было просто хорошо вытоптанное поле, несколько палаток, пара грузовиков и устойчивое ощущение, что оказались они здесь по недоразумению.
Обычно «Кёртисы» запускали по-человечески — подавая на двигатель мощный электрический ток от тележки с аккумуляторами, пока четырнадцать цилиндров «Пратт-энд-Уитни» не начинали просыпаться, чихать и нехотя соглашаться с тем, что день всё-таки начался. Здесь же тележки не было. Зато были пусковые рукоятки — по одной с каждой стороны — и твёрдая уверенность начальства, что мускульная сила молодых воинов вполне заменяет электричество.
Лётчики и механики яростно крутили рукоятки, уговаривая мотор ожить, как капризного осла. Работа была адская. Мухи, восторженные и совершенно бессовестные, плясали вокруг вспотевших тел, будто это был праздник, устроенный специально для них. Когда очередной истребитель начинал чихать, кашлять и, наконец, реветь, пилоту приходилось нянчить его, не отходя, пока мотор не выходил на ровный холостой ход. Потом — заклинить тормоза, подложить колодки и выскочив из кабины, бежать помогать запускать следующий. Главное — быстро! Пока первый не передумал и не начал перегреваться из чистого упрямства.
Топливный «склад» оказался штабелем канистр, сложенных с видом стратегического запаса, но без всякой логики. Через полчаса пилоты «Кёртисов» были мокрые насквозь. Пальцы ныли, руки наливались тупой, тяжёлой усталостью. Каждую канистру приходилось тащить метров двести, потом пробивать и аккуратно — насколько это вообще возможно — выливать бензин в воронку.
День стоял душный. Небо было цвета старого брезента и словно придавливало жар к земле, не давая ему никуда деваться. Пары пролитого бензина дрожали над крыльями «Кёртисов», и казалось, что ещё немного — и они тоже начнут взлетать, без всякого разрешения.
Роже получил по шее почти сразу и, как водится, совершенно заслуженно.
Он отошёл от самолёта метров на пять, с тем особым видом человека, который уверен, что уж ему-то можно, вытащил сигарету и щёлкнул зажигалкой — по привычке, не задумываясь, как чихают моторы и чем пахнет воздух вокруг.
Подзатыльник ему прилетел сбоку, короткий и точный, без замаха. Не сильный, но обидный — именно такой, после которого сначала хочется возмутиться, а потом сразу вспомнить, где находишься.
— Ты что, решил ускорить нашу встречу с Создателем? — спокойно поинтересовался механик, убирая руку. — Сразу в небо и без самолётов?
— Мне бы в небо, мне бы в небо! Тут я был, а там я не был! — пропел Лёха в приблизительным переводе на французский и ответил Роже дружеский щелбан.
Роже замер, потом медленно опустил зажигалку и огляделся. Пары бензина дрожали над крыльями, солнце давило сверху, моторы трещали и кашляли, а его сигарета вдруг показалась ему не источником утешения, а предметом массового поражения.
— Па-адумаешь! Я же не кидаю бычок в канистру с бензином, как некоторые Коксы, — тихо сказал он себе под нос, поглядывая на Лёху, но сигарету спрятал обратно.
Пропахшие бензином и потом, с усталостью в плечах, пилоты выруливали на старт второй раз за день. «Кёртисы» медленно тянулись по полю, покачиваясь на неровностях, будто нехотя соглашались снова подниматься в этот душный, давящий воздух. Моторы ревели ровно и зло, как звери, которых разбудили не вовремя, и которые теперь готовы драться. Лёха добавил газ, почувствовал, как самолёт сначала сопротивляется, потом вдруг легко отрывается от земли, и поле, палатки, канистры и бегающие внизу фигуры начинают быстро отступать назад.
Набирая высоту, они легли курсом на Монкорне. Земля внизу расползалась лоскутным одеялом: дороги-коридоры между зелёными стенами бокажа, тёмные пятна деревень, пыльные шрамы от прошедших колонн. Небо впереди висело мутное, тяжёлое, цвета старого брезента, будто придавливало собой всё, что под ним летело.
Он поправил ремни, чуть убрал газ и усмехнулся про себя:
— Ничего нового. Каждый раз, одна и та же история!
17 мая 1940 года. Сельские дороги где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
Где-то впереди по дороге, за поворотом, до которого она так и не доехала, начал нарастать неясный гул. Сначала он был похож на далёкий поезд, потом на ветер в проводах, а потом стало ясно — это не земля и не погода, это небо. Она вылезла из машины, подумала секунду и, не найдя ничего выше, уперевшись ладонями в тёплый металл, залезла и встала прямо на капот чтобы хоть что-нибудь увидеть поверх проклятых кустов.
И увидела.
Километрах в пяти или шести, как раз там, куда дорога упрямо уходила между полями, в небе крутилась карусель. Шесть французских самолётов — толстеньких, с круглыми капотами, словно с их детства еды всегда было вдоволь, — пытались не потеряться среди серых худых фигур с чёрными крестами. Немцев было много, слишком много для спокойного взгляда. Она начала считать и сбилась на двенадцати. Самолёты носились и ревели, выделывая в небе захватывающие дыхание фигуры.
— Вирджиния, наверное, немцев может быть и больше, — подумала она, — Просто Ви! — оборвала она себя, так в детстве звала её мама-француженка.
Строй распался, но немцы давили числом, как стая борзых вокруг пары кабанов.
Она задрала голову, прикусила губу и сжала пальцы так, что побелели костяшки. Болела за своих — даже не задумываясь, почему они вдруг стали своими.
Один из зелёно-пёстрых французов дёрнулся, потянул за собой грязную струю дыма и, словно споткнувшись о воздух, пошёл вниз. Потом за хвостом у него вспыхнул оранжево-чёрный шлейф — резко, сразу, — и где-то далеко, за линией полей, небо хлопнуло глухим взрывом. Гул на секунду стал ниже, тяжелее.
Почти сразу следом один из серых тоже вспыхнул, превратившись в огненный факел. Он падал быстро и некрасиво, вращаясь, будто сам не понимал, что с ним происходит. Она даже выдохнуть не успела, только сжала пальцы ещё сильнее.
Бой постепенно смещался ближе к ней.
То, что секунду назад было далёким и почти игрушечным, вдруг навалилось сверху всей массой. Самолёты ревели прямо над ней — так низко, что казалось, ещё немного, и крылом срежут воздух над самой головой. Моторы стонали, в небе замелькали вспышки, короткие и злые, трассы прошивали воздух, и казалось, что стреляют не куда-то вдаль, а прямо в неё — в эту дорогу, в этот капот, на котором она стоит, забыв про осторожность.
Воздух дрожал. Всё вокруг дрожало. Даже земля, казалось, притихла и втянула голову в плечи.
Она машинально достала фотоаппарат и приготовилась сделать кадр. Но самолёты носились слишком быстро, и она не была уверена, что стоит тратить плёнку. И только тогда поняла, что улыбается — нервно, глупо, почти по-детски. Потому что небо жило своей страшной, громкой жизнью, и она вдруг оказалась прямо под ним.
17 мая 1940 года. Небо где-то в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Идя в набор высоты за четвёркой Розанова, Лёха на секунду выпал из строя — не из боевого, конечно, а из мыслительного. В голову, как назло, полезла прекрасная Франция. Чудесная и чужая страна, где ездят не по нашей, нормальной — австралийской, мысленно поржал Лёха, — стороне дороги, а по какой-то подозрительно неправильной. Где вино пьют в любое время суток, не испытывая ни малейшего стыда, и где секс — не отвлечённая философская категория, а вполне вероятное продолжение ужина. Иногда даже до или вместо десерта.
Французы, как всем известно, если не изобрели страсть, то, по крайней мере, именно они запустили её в большой мир красиво. А уж бюстгальтер точно придумали они — чтобы было что снимать. Этот вопрос, к слову, регулярно всплывал в лётной столовой и вызывал жаркие споры. Одни утверждали, что застёжка поддаётся одной рукой после небольшой тренировки и пары бокалов. Другие мрачно клялись, что сталкивались с такими образцами инженерной мысли, которые не открывались даже при участии обеих рук, зубов и плоскогубцев, и тогда приходилось пользоваться предметом прямо в оригинальной упаковке.
Джин бюстгальтеров не носила вовсе.
Лёха машинально усмехнулся, но тут же отогнал воспоминание — заманчивое, тёплое и совершенно неуместное на высоте. Впереди, на фоне бледного неба, начинали проступать точки. Много точек. Слишком много.
— Сука… ни дня без развлечений, — пробормотал он, нажимая тангенту. — «Мессеры». Сто девятые. Выше нас примерно на километр, и до чёрта. Похоже на группу расчистки воздуха.
В шлемофоне хрюкнуло, треснуло, и сквозь помехи прорвался голос Кости:
— Парами набираем высоту. Навстречу.
Шестёрка «Кёртисов» задрала носы и пошла вверх, навстречу серой «мессершмиттовской» туче, которая уже начинала обретать боевую форму и отвратительный смысл.
17 мая 1940 года. Небо где-то в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Вернер Мёльдерс вёл свой штаффель ровно на Монкорне и был, в целом, доволен жизнью. Сегодня им не надо было тащиться рядом с тихоходными бомбардировщиками, изображая из себя нянек с автоматами. Никаких «держать строй», никаких «не вылезать вперед». Их задача была простой и приятной — расчистить небо над фронтом.
Подлые французы, рассуждал Вернер, ухитрились нанести контрудар ровно в тыловое подбрюшье их танкистов. Очень некрасиво с их стороны. Но теперь вся надежда была на них, на истребителей. «Штуки» уже взлетели и обещали быть над фронтом через полчаса. К этому моменту небо должно было стать вежливо пустым и немецким.
Над фронтом появилось самолеты, не больше звена.
— Сюрприз! — подумал про себя Вернер с профессиональным интересом, окидывая взглядом свою группу. — Эти лягушатники собираются принять бой.
Их было меньше. Значительно меньше. И его «мессер» превосходил тупорылые «Кёртисы» почти во всём — в скорости, в пикировании, в вертикали. Разве что в виражах французы ещё могли покрутиться, и Вернер честно это признавал, хотя и без особого уважения.
— Вторая группа, — спокойно сказал он в эфир, — занять выше на пятьсот. Прикрываете сверху.
«Шварм» — тактическая единица Люфтваффе из четырёх истребителей, ушёл вверх, дисциплинированно заняв свою позицию. Через минуту немецкие и французские истребители пронеслись в лобовой атаке, стреляя из всех стволов и небо тут же превратилось в привычный беспорядок, который вежливо называли воздушным боем, а между собой — собачьей свалкой.
Вернер тянул ручку, перекладывался, уходил вверх, переворачивался и стрелял. Стрелял в зелёных «френчей» с тем же чувством, с каким в детстве отстреливал лягушек из рогатки — без злобы, но с искренним увлечением процессом.
Краем глаза он заметил, как верхние с пикирования сбили заходящий в хвост немцу «Кёртис» и снова ушли вверх — аккуратно и быстро. Он испытал укол гордости за действия своих подчиненных. После его очередей один из французов задымил, попробовал свалиться в пике и выйти из боя.
— А в пике от меня не уйти, — злорадно пробормотал Вернер, бросая «мессер» вдогон. Он зажал тангенту — Первая четверка за мной.
Француз, однако, сумел увернуться. Разогнанный на пикировании «мессер» Вернера проскочил на скорости, ушёл вверх, и он, выкручивая шею, видел, как его ведомый заходит в хвост подранку.
И тут снизу резко вынырнул ещё один француз.
Огненные трассы скрестились на его ведомом почти мгновенно. Тот дёрнулся — и без лишних раздумий воткнулся в землю.
Ярость накрыла Вернера горячей, липкой волной.
Дальше он запомнил плохо. Земля и небо менялись местами, как карты в руках шулера, хвосты самолетов мелькали в прицеле. И в какой-то момент его трассеры сошлись на капоте наглого француза, выхватив из него длинный, яркий язык оранжевого пламени.
17 мая 1940 года. Сельские дороги где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
Ви стояла задрав голову и почти перестав дышать.
Снова один из немцев начал дымить и вышел из боя, криво уваливаясь в сторону и постепенно теряясь где-то далеко, за складками местности.
Почти сразу вслед за ним вывалился и француз — весь изрешечённый, казалось, в пробоинах от носа до хвоста, хотя с земли это, конечно, было скорее домыслом, чем видимым фактом. Он тоже попытался вырваться из свалки. На него тут же сверху насели четверо серых, явно решивших, что один француз — слишком хорошая добыча, чтобы отпустить его просто так.
В небе вспыхнули короткие огненные очереди, и гул стал рваным, злым.
Из этой мешанины вдруг откуда-то сверху в резкое пикирование вывалился ещё один упитанный самолёт. Резким рывком он просвистел мимо и вышел из пикирования над самой землёй. Вирджиния даже потеряла его на мгновение из виду. Снизу и почти в упор он расстрелял немца, который уже заходил добивать французского подранка.
Серый самолёт дёрнулся, клюнул носом и вонзился в землю, подняв вдалеке короткий столб пыли. Подбитый француз тем временем исчез — нырнул вниз и пропал за кустами и деревьями, и она отвлеклась, следя взглядом за набирающим высоту самолётом. Осталось неясно, сумел ли подранок уйти или он решил продолжить жизнь в пехоте.
Остальные трое немцев оказались людьми настойчивыми.
Они снова сомкнули адскую карусель вокруг одного-единственного француза. Самолёты постепенно набирали высоту. Оставшийся француз крутился, огрызался огнём, явно не желая облегчать бошам работу, и даже ухитрился подбить одного из немцев — тот вывалился из схватки и исчез за горизонтом, оставляя за собой тонкий дымный след, будто тянул за собой серую нитку. И почти сразу у француза случилось что-то очень страшное. Мотор выплюнул яркую струю огня, а самолёт, будто из чистого упрямства, полез вверх — всё выше и круче, словно надеялся договориться с небом.
В следующее мгновение он перевернулся вверх тормашками; она ясно видела открытую кабину пилота — и из неё вывалилась маленькая чёрная точка.
Прошла секунда.
Вирджиния не заметила, что уже давно задержала дыхание. Судорожно вдохнув, она замерла, неотрывно следя за падающим самолётом и маленькой чёрной точкой.
Над точкой распустился парашют — медленно выползла белая нитка, превратившись в бесформенную запятую в небе. И вот она превратилась в купол, как спасительный зонтик посреди этого безобразия.
Вирджиния ловко спрыгнула с капота своего «Пежо» и, обдирая руки, стала протискиваться сквозь живую изгородь. Ветки цеплялись за рукава, колючки больно царапали кожу, но она упрямо лезла вперёд, стараясь выбраться на соседнее поле — туда, куда ветер сносил парашютиста.

Глава 6
Седьмая пуля эльфа из Зеленого леса
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Вернер Мёльдерс сначала проводил взглядом до земли горящий «Кёртис» — аккуратно, почти педантично, как человек, привыкший завершать начатое. Этот гад сбил его ведомого. Его ведомого… Вернер зло скрипнул зубами. Хороший пилот, надёжный, понятный, без лишних вопросов. Француз сбил его быстро и чётко и, что особенно бесило, можно сказать красиво.
Мёльдерс, конечно, зажёг нахала, но ведомый…
Потом он посмотрел ниже — на распустившийся парашют.
Как лётчик француз был хорош. Даже слишком хорош. И если бы не численное преимущество, Вернер не стал бы ставить на быструю победу немцев. И именно поэтому его следовало сбить здесь и сейчас. Не из мести — нет, Вернер не любил этого слова. Просто такие противники не нужны в воздухе против немецких самолётов. Высоты хватало. На пару атак — так, с запасом.
Стрелять по тряпке из пушки он не собирался. Это было бы нерационально, да и снаряды тратить жалко. Хватит пулемётов. Он оглянулся. Вторая пара уходила выше, присоединяясь к затихающему бою.
Лёха, болтаясь под куполом, посмотрел на аккуратные эволюции «мессера», и это не принесло ему никакого удовольствия. Молодца видно — по соплям. «Мессер» разворачивался, чтобы его добить.
Чтобы не намотать стропы на винт, тот, похоже, собирался зайти сверху и дать очередь с дистанции. Шанс. Лёха подтянулся и повис на правых стропах, перекосив парашют и заставив его скользить чуть вбок, перпендикулярно полёту «мессера».
Раздался стрекот пулемётов, и купол дёрнулся от попаданий. Одна пуля больно ткнула в руку Лёхи, висевшего чуть в стороне.
— Пи***рас проклятый! Если бы висел по центру, точно бы в фарш переработал! — в сердцах высказался наш герой, видя, как «мессер» пошёл на новый заход.
До земли оставалось метров пятьсот.
Он полез за пистолетом. Вопреки всякой логике и здравому смыслу. Но здравый смысл, как известно, на войне долго не живёт.
Чтобы не намотать парашютиста на винт, в этот раз «мессер» зашёл с горизонта и начал стрелять с большой дистанции. Лёха, вспомнив своё короткое, но насыщенное десантное прошлое, повис на левой стропе и скользнул вниз и в сторону, стараясь уйти из прицела боша. Потом он отпустил стропы, поднял «Кольт» и выпустил всю обойму в сторону несущегося на него «мессера» — почти не целясь, на авось и из чистого упрямства.
Он стрелял не в самолёт — просто в пустоту перед носом «мессера», туда, где тот должен был оказаться через мгновение.
— Зелёные лентяи! Куда вы смотрите! Что за бардак в подшефном хозяйстве! — орал наш герой, выпуская всю обойму.
Очередь немца прошила его купол аккуратными дырками. Парашют качнуло, и он стал падать несколько бодрее. Затем купол, подумав, неожиданно обрёл относительное равновесие, словно решил, что его сегодня уже достаточно били.
По всем канонам Вернер должен был порвать этот парашют, как Тузик — грелку. Но на долю секунды он отвлёкся, потому что его удивлённый мозг зафиксировал странное, нелогичное поведение француза.
Мишень стреляла в ответ!
Все семь пуль сорок пятого калибра отправились в сторону «мессера» Мёльдерса, как письма без обратного адреса. Шесть из них растворились в воздухе Шампани, честно выполнив свой долг перед пустотой. А седьмая, по прихоти судьбы, скверного характера или помощи зелёных проходимцев, нашла именно то место, где самолёт уже был однажды обижен. Радиатор громко хлопнул и сдался, а за машиной потянулся белёсый след пара — как из закипающего чайника.
Вернер выровнял самолёт с той самой бережностью, с какой обращаются с раненым другом, и повёл его к аэродрому. Он дотянул. Хотя последние минут пять мотор скрежетал и выл, словно в предсмертной агонии.
На посадке двигатель окончательно поймал клин, самолёт отодрал огромного «козла» и подломил стойку, треснув Вернера мордой о панель — на память.
— Шайзе, — подумал Вернер с философской печалью, стирая кровь с разбитого лба, — уже третья машина. Так я без самолётов останусь из-за этих проклятых французов.
Парашютист тем временем болтался уже метрах в двухстах от земли.
— Ни хрена себе! Ну вы, зелёные балбесы, и жжёте! Чудеса случаются и без гарантий, — сказал Лёха, потрясённо глядя, как «мессер» исчезает вдали, будто унося с собой остатки войны. — Волшебный пистолет, не иначе!
Плюнув в сторону удаляющегося бандита, Лёха свёл вместе ноги и чуть согнул их в коленях, приготовившись к приземлению.
Снимок у Вирджинии получился фантастический — именно такой, какие любят судьба и редакторы. Размазанный в движении силуэт самолёта и малюсенькая фигурка пилота с вытянутой чёрточкой руки, направленной в сторону скользящей тени. Фото, в котором было больше догадки, чем резкости, и больше истории, чем пикселей.
Много позже, во время Битвы за Англию, именно этот снимок напечатали ведущие американские газеты, а за ними и остальные. А американская журналистка, проснувшись однажды утром, обнаружила себя знаменитостью.
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Вирджиния бережно спрятала фотоаппарат, пролезла сквозь изгородь, продираясь через колючие кусты, царапая руки и ноги. Затем она бежала, спотыкалась и снова бежала — и выскочила на соседнее поле как раз в тот момент, когда парашютист коснулся земли.
Он упал, перекувырнулся, замер, а парашют с тяжёлым вздохом осел рядом. Прошло несколько мгновений, и только тогда человек зашевелился. Ви припустила изо всех сил. Лётчик уже освободился от строп и стаскивал с себя подвеску — пыльный, закопчённый, в крови, в шлемофоне, но, похоже, живой до возмутительной степени. Он поднял голову, секунду вглядывался в подбежавшую молодую женщину, словно проверял, не начались ли у него галлюцинации, а потом рассмеялся — коротко, хрипло — и вдруг притянул её к себе.
— О! Виноградные улитки! Какая встреча! — выдохнул парашютист. — Прямо подарок на день рождения! Правда, у меня он в марте… ну, слегка запоздал.
Поцелуй вышел таким, что только спустя мгновение она поняла, что это, в принципе, был поцелуй, а не временное отключение сознания. Это был тот самый австралиец, три дня назад запустивший виноградную улитку — эскарго — ей в декольте и потом так старательно вытаскивавший её своими сильными руками. Вирджиния не удержалась и попыталась познакомиться — попросту снять его, подвезя на своей маленькой синенькой машине прямо до своей гостиницы.
— Это ты, Алекс? — сумела наконец пролепетать очевидное ошарашенная Ви, отрываясь и отталкивая его в плечи, чтобы убедиться, что перед ней всё ещё человек, а не сумасшедший мираж войны.
— Нет, Джин, — охотно отозвался он с нервным смешком, — это эльф прилетел с подарками на Кристмас. Просто слегка ошибся со временем и расстоянием. Зови меня «предводитель Кокс, эльф из Зелёного леса!». К вашим услугам, моя фея с помпоном!
Это точно был он. Никто в мире, кроме него, не сокращал её красивое имя Вирджиния до популярного алкогольного напитка — да ещё и с удовольствием, будто делал хороший глоток прямо из горлышка. Никакой это был не мираж войны, а самый настоящий Кокс — живой, дерзкий и до неприличия узнаваемый.
* * *
Предводитель эльфов открыл капот её «Пежо», посмотрел внутрь и произнёс загадочно ещё одно незнакомое ей слово, наверное, что-то из австралийского диалекта:
— Ну и уе***ище! Или нет искры, или бензина. Или эти двое никак не могут встретиться.
Сказано это было с интонацией, с которой обычно объявляют приговор или, на худой конец, выносят диагноз.
Он снял блестящий провод со свечи, сунул его к двигателю и не совсем понятно велел ей:
— Пробуй заводить.
Ви влезла в салон и повернула ключ. Раздалось несколько резких щелчков, так что она вздрогнула, а в воздухе слегка запахло озоном.
— Искра есть! — удовлетворённо объявил он, словно только что нашёл потерянного родственника.
Потом он с серьёзным видом покачал маленький рычажок сбоку от двигателя. Бензонасос — откуда он вообще знает, что это так называется, Ви решила выяснить потом. Кокс радостно не упустил момента шлёпнуть её по попе, когда она сунулась посмотреть под капот. Он снял шланг и, не раздумывая, что есть сил, дунул в него. В баке раздалось несколько радостных буль-бульков.
— Ты что делаешь⁈ — с интересом спросила Ви.
— Надуваю ослика через задницу. Не знаешь, что ли? Старый, проверенный цыганский способ перед продажей! — совершенно серьёзно ответил тот, копаясь со шлангами.
Она глупо хихикнула, и Ви ощутила, что её жизнь явно прибавила в надёжности.
Всё-таки мужчины — очень ценные приобретения в жизни, решила Вирджиния, глядя, как её приятель совершает совершенно шаманские танцы вокруг машины.
— Тебе не хватает бубна, чтобы завести этот аппарат, — поддела его Ви.
Через пятнадцать минут в ответ на искусственное дыхание машина затряслась, закашлялась, выплюнула облако вонючего дыма, явно вспоминая все свои прошлые обиды, и «затроила». Ви решила, что её лётчик снова сказал какое-то странное, скорее всего нецензурное слово.
А потом «Пежо» вдруг заработал. Ровно. Уверенно. Почти гордо.
— Джин! Поехали, — буднично сказал он так, будто только что оживил прошлогоднего пациента городского морга.
— Надо быстрее! Кокс! — почему-то она начала волноваться, — Сюда могут приехать, тебя будут искать.
— Тогда побежали! — радостно улыбнулся ей эльф 40-го уровня.
И они поехали — как им казалось, в сторону Франции.
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Минут через тридцать неспешной езды — а быстрой эта разбитая, окаймлённая колючими кустами, французская дорога вообще не предполагала — они внезапно упёрлись в немецкий заслон.
В стороне от дороги, чуть наискосок, стоял мотоцикл с коляской — аккуратный, с особым чувством уверенности, когда люди уже считают себя здесь хозяевами.
Из коляски торчал ствол пулемёта — правда, глядевший в другую сторону, с холодным, сугубо служебным любопытством, словно заранее зная, что успеет повернуться куда надо.
Рядом важно присутствовали трое воинов в сером и со здоровенными бляхами на груди, размером с приличное блюдце, блестящими на солнце — фельджандармерия.
Первый из них развалился у пулемёта, прикрыв глаза, откинувшись назад и подставив лицо солнцу, словно выбрал удачное место для пикника.
Второй, судя по всему старший, с методичным усердием тыкал автоматом французского фермера то в спину, то в задницу, подгоняя его прочь от телеги. Фермер двигался плохо, с воплями и причитаниями, но был вынужден изрядно стараться.
Третий тем временем занимался исключительно важным делом — старательно обшаривал остановленную повозку, экспроприируя всё съестное. Около повозки виднелся арсенал бутылок, несколько кругов сыра и какие-то корзинки и ящички.
Голодный Лёха сглотнул и физически почувствовал, как колбаса неправильно исчезает в ненасытной утробе фрица, преследуемая хлебом и сыром. Было видно, что совесть немецкого контролёра сошла с дороги ещё раньше.
— Сострой из себя тупую французскую дуру и морочь им мозги сколько сможешь! — быстро шепнул ей Кокс и, не дожидаясь вопросов, перемахнул через борт. Исчез он в кустах с такой ловкостью, будто всегда там жил.
Немецкий фельдфебель обернулся на звук мотора, ловко отвесил фермеру знатного пинка, отправив того в короткий, но выразительный полёт к обочине, и сделал несколько шагов в сторону маленького синенького кабриолета.
Ви даже не успела толком вылезти — её буквально выдернули из кабины, как репку из грядки. Вытащенные ею бумаги он пролистал мельком, так, словно его это не интересовало. Перегнувшись, он быстро заглянул в салон машины и потом, бросив резкий, вороватый взгляд по сторонам, перешёл к личному досмотру женской особи, проявив к ней живейший и, надо сказать, очень активный интерес.
— Тише ты, — бормотал фельдфебель, дав волю рукам к её выдающимся частям. — Тише! Тут всё равно никто тебя не услышит.
Ви взвизгивала, дёргалась, лепетала какую-то отчаянную чушь по-французски — с паникой, жалобами на судьбу, дорогу, машину и вообще на весь этот ужасный день.
— Курт! Ущипни её ещё раз за задницу, — отозвался, смеясь, водитель, бросив досмотр повозки. — Ты ей не нравишься! Давай теперь я её обыщу, чтобы она получила удовольствие!
Она отталкивала руки досмотрщика, путалась в собственных словах и выглядела ровно так, как и требовалось: глупо, шумно и совершенно неопасно.
Двое других — водитель и пулемётчик — бросили свои занятия, обернулись и ржали, уверенные, что служба сегодня решила порадовать их внеплановым развлечением.
— Проверить её ещё раз! — с ленивой усмешкой крикнул пулемётчик, вылезая из коляски. — У неё пулемёт под юбкой! Не иначе!
— Давай! Не мнись! Засунь ей туда руку! Там радиостанция, — поддержал его смех водитель. — Маленькая такая. Французская. Не ошибёшься!
И тут слева, из узкого прохода между кустов позади пулемётчика, показалась голова в лётном шлеме, будто примериваясь, стоит ли вообще выходить. Следом за ней появилась рука с пистолетом, уверенная и спокойная. Дальше всё произошло быстро и как-то буднично, будто кусты просто выплюнули человека в зелёном комбинезоне, и несколькими мгновениями позже он материализовался ровно позади пулемётчика.
Пулемётчик ещё улыбался, что-то говоря водителю, когда рука с пистолетом слегка качнулась, выбирая угол. В этом движении не было ни спешки, ни злости — только точный расчёт и твёрдое решение.
Ба-бах. Два коротких выстрела легли почти в один звук — громко, сухо и деловито. Пулемётчик взмахнул руками и завалился вперёд, обняв свой пулемёт в последнем приветствии. Следующая двойка разорвала воздух. Водитель пораскинул мозгами прямо на дорогу — в прямом и незамысловатом значении этого слова — и начал оседать, как человек, внезапно вспомнивший, что ему срочно нужно прилечь. Думать о жизни ему было уже нечем и не за чем.
Фельдфебель среагировал — он схватил Ви за руку, дёрнул к себе, пытаясь сделать её единственно подходящим щитом.
Её каблук нашёл его сапог сам — точно, с чувством и без раскаяния. Фельдфебель взвыл, на мгновение потерял равновесие и сделал шаг туда, куда совсем не собирался.
Пятый, шестой и седьмой выстрелы прозвучали в темпе автоматной очереди, аккуратно ставя окончательные точки в досмотре достоинств американской корреспондентки. Немец согнулся и мягко отправился в траву, словно решил, что лежать там куда приятнее, чем на дороге.
Кокс вывалился из-за мотоцикла, вытаскивая колючки из различных частей тела, словно Винни-Пух после знакомства с пчёлами и колючими кустами.
— Ну ты красавица! Как ты их! А патронов-то больше и нет, последняя обойма была, — бодро произнёс Кокс, выходя из кустов и показывая ей пистолет на затворной задержке. — Предлагается сначала пожрать.
— Ы-ы-ы… Кокси-и-ик! — завыла американская корреспондентка, рванула к нему и запрыгнула на Кокса с ногами. Прижавшись, словно боясь отпустить, и всхлипывая, она пробормотала: — Ты где был столько времени… Меня всю обла… Ы-ы-ы… Вся ж***а в синяках от его рук.
— Ну-ка покажи! Надо продезинфицирова… — новоявленный доктор, не сомневаясь, начал задирать край юбки и попытался произвести осмотр пострадавшего сидалища молодой женщины.
— Ах ты! — зашлась Ви, треснув ему по рукам и снова превращаясь в адекватного представителя женского рода.
Кокс ухмыльнулся, спокойно подошёл к сваленным на траве продовольственным запасам, отломил приличный кусок колбасы, устроил его на таком же огромном куске хлеба и протянул Ви.
— Трескай, пока есть возможность!
Кокс, конечно, не отличается хорошими манерами, но он, в общем-то, ничего так… И дети красивые и ловкие будут, отметила про себя Ви. Она вдруг поняла, что не ела с раннего утра, и впилась зубами в восхитительно пахнущий бутерброд. Воды не было, и запивать пришлось белым вином прямо из горла.
— Ну что, товарищ иностранный корреспондент! — к моменту, когда Ви закончила свой бутерброд, Кокс оперативно освободил немцев от поклажи и свалил её в коляску мотоцикла. — Фото для истории. На фоне полного торжества англо-саксонской журналистики над гуннами.
— Не-не-не! — начала сопротивляться Ви, отчаянно качая головой. — Пресса же вне политики.
— Ну-ка иди сюда! — лётчик даже не собирался слушать её аргументы. — Держи. Для правдоподобия.
Он нацепил ей на голову свой лётный шлем, вложил в руки тяжёлый пулемёт, повесил на шею какую-то здоровенную блестящую железяку на цепи и, не слушая возражений, придал разорванной блузке художественный беспорядок, оголив до самых границ приличия её шикарный третий номер, достойный передовицы «Таймс», «Пари Матч» или «Вог». До «Плэйбоя» оставалось ещё долгих тринадцать лет.
— Цыц! Сделай зверское выражение лица. Будто тебе предложили всего десять франков за ночь!
Ви сама от себя такого не ожидала, но от услышанного лицо у неё вышло настолько кровожадным, что фельдфебель, если бы остался жив, немедленно попросил бы пристрелить его ещё раз.
Кокс щёлкнул фотоаппаратом. И ещё раз.
— Джин! Напечатаешь крупно и повесишь в старости на стену в гостиной, чтобы внуки даже не думали спорить с бабушкой и отказываться есть манную кашу, — Кокс снова произнёс какую-то австралийскую ахинею, решила Вирджиния.
И почему-то именно в этот момент Ви посмотрела на Кокса длинным, тягучим взглядом и подумала, что день, кажется, не настолько и плох.

Глава 7
Между линиями фронта

18 мая 1940 года. Сарай на безлюдной ферме, где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
Она прижалась к нему всем телом и даже по-хозяйски закинула на него ногу, устроившись как кошка — разве что не начала мурлыкать. Хотя, возможно, и мурлыкала, просто Кокс этого уже не слышал, проваливаясь в мягкую дремоту после такого активного дня и ещё более активного вечера. Ночь была тёплой, сено пахло летом и чем-то давно забытым, а где-то внизу, под крышей, мир тихо делал вид, что войны в нём нет.
— Иногда я просто уверена, что ты не австралиец, Кокс, — протянула она тягучим голосом.
Лёха вздрогнул и вывалился из сладкой полудрёмы, как человек, которого внезапно позвали по имени в пустом зале.
Они устроились на ночлег на заброшенной ферме. Мотоцикл спрятали внизу, в сене, сами забрались наверх, под балки, где даже страхи звучали тише.
— Конечно! Я же эльф!
— Ослик ты ушастый, а не эльф! Мне кажется, ты мог быть финном… Хотя нет, они слишком медленные для тебя. Точно! Ты, Кокс, русский! Признавайся!
— Конечно, я русский, но почему? — поинтересовался Лёха, ошарашенный такой извращённой логикой сознания, приведшей, тем не менее, к правильному результату. Он уставился в темноту так, будто она могла дать ответ.
— А я была на Зимней войне. Сначала у финнов, а потом и у Советов. У них, также как у тебя, тараканы в голове. И они вешают макароны на уши!
— Лапшу вешают на уши.
— Да, да! Такие макароны, плоские… — радостно продолжила она. — И ещё у них есть загадки: Они строят домики без окон и дверей. И это… суют корнишоны в задницу. Угадай зачем?
— Корнишоны?.. В заднице? — Лёха окончательно проснулся и приподнялся на локте.
Он на секунду задумался и вдруг заржал как конь. Сна уже не было ни в одном глазу.
— Подожди… «Без окон, без дверей — полна ж***па огурцов»?
— Ну вот! Я так и говорю! — обрадовалась она. — А ещё они туда отвёртку засовывают! Зачем, Коксик, а?
— Шило в жопе, — фыркнул Лёха, давясь смехом. — Чтобы сидеть было трудно.
Она торжествующе кивнула.
— Вот! Я же говорю — ты русский! У тебя тоже шило в жопе! — она сделала паузу, подбирая слово, — В тебе есть…безбашенность. И полное отсутствие страха. И тупое упрямство.
— Слабоумие и отвага? — осторожно подсказал Лёха.
Она тихо рассмеялась и кивнула, прижимаясь крепче.
— Вот. Именно. Ты смелый, но глупый. Глупый, как ребёнок.
— Это комплимент или диагноз? — вздохнул он.
— Это наблюдение, — ответила она, зевая. — Но, если честно, мне с тобой почему-то спокойно.
Штирлиц как никогда был близок к провалу — не иначе за ним тащились лямки парашюта, иронично подумал Лёха, но не стал ничего говорить вслух. Он нежно чмокнул её в нос, аккуратно поправил сено под её нежной попой и подумал, что иногда случайные наблюдения оказываются самыми точными.
18 мая 1940 года, замок Шлосс-Дик, район Гревенблох, земля Северный Рейн — Вестфалия, Германия.
В штабе 8-го авиационного корпуса было душно, пахло табаком, картами и аккуратно сдерживаемым торжеством. Карта Франции на стене уже напоминала не стратегический документ, а плохо залеченный синяк — крупные синие стрелки перекрывали небольшие красные без всякого стыда.
Генерал авиации Вольфрам фон Рихтгоффен, двоюродный брат аса Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгоффена, а ныне командующий 8-м авиационным корпусом Люфтваффе, стоял у стола, сложив руки за спиной, и удовлетворённо смотрел в окно на разившееся вокруг озеро и улыбался. Франция наконец начала выглядеть так, как ей и полагалось — в немецкой транскрипции.
— Бедняга Мёльдерс, — вздохнул начальник штаба, оберстлейтенант Герман Похер, сухой и точный офицер, отвечавший за всю оперативную механику корпуса в этой войне, листая бумаги. — Вы же слышали его прозвище в эскадрилье — хер-генерал?
Рихтгоффен не обернулся.
— Если это снова что-то непечатное, я предпочту не знать.
— Он Vati. («Папаша», нем.), — добавил начальник штаба почти с нежностью.
Рихтгоффен хмыкнул.
— Хер Генерал, — осторожно продолжил штабист, — Три разбитых самолёта за три дня, А теперь ещё и травма головы. Похоже, контузия.
— Контузия? — Рихтгоффен наконец повернулся.
— Врачи хотели оставить его на неделю в госпитале, без полётов, потом — врачебная комиссия… — штабист сделал паузу. — Но он сбежал в часть.
— Конечно, сбежал. От наших врачей кто хочешь сбежит, теряя тапки. — спокойно сказал Рихтгоффен. — И потом это же Мёльдерс. Даже если его запереть в госпитале, он начнёт сбивать самолёты плевками из окна палаты.
Начальник штаба кашлянул.
— Возможно, разумно временно перевести его на более спокойную работу. Например… в бомбардировщики.
Рихтгоффен медленно поднял бровь.
— Вы предлагаете пересадить его на летающую лопату? — он даже не скрывал удивления. — на Heinkel сто одиннадцатый? Это жестоко и несправедливо.
— Я лишь предположил…
— У него уже девять подтверждённых побед, — перебил Рихтгоффен. — Семь британских и две французских. И это мы не считаем его испанский вояж. И Железным крестом первого класса, — он снова прошелся к окну и вгляделся в другой берег озера, — кого попало не награждают.
Начальник штаба осторожно улыбнулся.
— Дадим ему десять дней, — отрезал Рихтгоффен. — Если за это время он не разобьёт всё, что у нас летает, — будем считать, что он выздоровел.
К 27 мая 1940 года Вернер Мёльдерс довёл личный счёт до двадцати сбитых французских и британских самолётов и стал первым лётчиком Люфтваффе, награждённым Рыцарским крестом.
В штабе это сочли убедительным медицинским заключением.
18 мая 1940 года. Сельские дороги где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
Утро началось с простой и несколько нервической мысли, до которой Лёха дошёл не сразу, а с тем особым запозданием, с каким доходят самые очевидные вещи.
— До тебя всё доходит, как до жирафа! — констатировала Вирджиния, уперев руки в бока.
— Как до страуса! — машинально возразил задумавшийся Лёха. — У нас нет жирафов, а вот страусов сколько угодно.
И было с чего.
Объяснять человеку, как стрелять из пулемёта, оказалось куда сложнее, чем стрелять из него самому. Особенно если этот человек смотрит на оружие с выражением настороженного недоверия, словно на крупное, потенциально опасное и злопамятное животное.
Ви сидела в коляске, нервно сжав MG-34 обеими руками, и держала его так, будто он мог в любой момент ожить, огрызнуться и укусить.
— Ну что ты, маленький, давай, не упрямься… — к полному изумлению Лёхи шептала молодая женщина, пытаясь передёрнуть затвор.
— Сначала предохранитель. Потом затвор. Предохранитель! Затвор! И короткая очередь. Короткая. Не жми на курок, как будто тебе должны денег и не отдают.
— А он громкий? — с сомнением уточнила Ви, не сводя глаз с пулемёта.
Наш герой тяжело вздохнул.
Когда дело дошло до практики, они нашли пустое поле, зарядили в ленту пять патронов — и тут внезапно выяснилось, что перед каждым нажатием на спуск Ви инстинктивно, но с поразительным усердием зажмуривается, словно собирается шагнуть с вышки прямо в холодную воду.
Пулемёт, впрочем, вёл себя именно так, как и следовало ожидать от инженерного детища сумрачного тевтонского гения. Безупречно, хладнокровно и с полным равнодушием к человеческим нервам, которое отличает хорошо сделанную немецкую машину. В какой французский пейзаж улетели немецкие пули, можно было только гадать.
Затем они попробовали женское руление мотоцикла с коляской.
Немецкие военные полицаи поделились с ними стандартным армейским мотоциклом BMW R12 — суровым, угловатым и совершенно не подготовленным к встрече с женской логикой эмансипированной журналистки. В прошлой жизни Лёха был байкером, гонял и на «спортах», а, повзрослев, и на чопперах, но ручка коробки передач справа от бака, почти как у автомобиля, озадачила даже его.
— Давай, зайка, катнёмся. Себя показать, на других посмотреть, — с удовольствием продекларировал наш герой, в первый раз залезая в коляску.
И тут его поджидал облом. Себя показать — этого выходило с избытком, а вот на других посмотреть он попросту не успевал, хватаясь за борта коляски.
Если с машиной Ви управлялась уверенно и почти красиво — и даже на вопрос, почему здесь три педали при наличии у неё всего двух ног, она каким-то образом нашла для себя исчерпывающий ответ, — то мотоцикл оказался существом капризным, обидчивым и склонным к внезапным истерикам.
Он дёргался, глох, тянул в сторону и, казалось, готовился угробить наглых наездников при первой же возможности.
— Ну как, сексуально я веду? — поинтересовалась Ви и для удобства задрала юбку, демонстрируя симпатичные коленки.
— Я три раза кончил и один раз чуть не обо***рался, — в сердцах ответил байкер из будущего, вцепившись в бортик коляски.
Ви дулась минут десять, пыхтя, как паровоз под парами, и за это время успела трижды уехать в кювет, один раз почти перевернуться, многократно посетить колючие кусты — почему-то исключительно со стороны коляски — и даже один раз уверенно выбрать правильную передачу.
Выбор оказался сложным и при этом крайне неоднозначным.
Либо она стреляет без огонька. Либо рулит с огоньком.
В итоге Лёха убедил себя, что стреляет она всё таки лучше, чем рулит мотоциклом. Точнее, и то и другое она делала примерно одинаково хреново, но зажмуривать глаза при стрельбе Лёхе показалось несколько более безопасным занятием, чем при вождении мотоцикла.
Наш герой проверил углы обстрела и, убедившись, что быть перепиленным очередью прямо сейчас ему не грозит, запрыгнул в седло БМВ и взялся за руль.
Ви снова устроилась в коляске и, обиженно поглаживая пулемёт, обращаясь с ним теперь почти ласково, как с кошкой, которая шипит и царапается в ответ.
Он нацепил на них плащи фельджандармов, повесил на шеи бляхи и водрузил на головы каски. Правда, тёмные кудри Ви упрямо лезли из-под стали во все стороны, придавая новоиспечённому воину вид одновременно грозный и подозрительно двусмысленный.
Лёха посмотрел на солнце, прикинул направление и выбрал направление — куда-то на юг.
Дорога вилась перед ними, будто нарочно стараясь обойти каждое поле по отдельности и несколько раз, ни одно не обделив вниманием. Иногда она закручивалась такими петлями, что Лёхе начинало казаться, будто они ездят по одному и тому же месту, просто каждый раз под новым углом и со слегка изменёнными декорациями.
Минут через тридцать, посрамив Коперника, Лёха уже был уверен, что это солнце крутится вокруг него.
18 мая 1940 года. Сельские дороги где-то в районе Венси-Рёй-Э-Маньи, пригород Монкорне, Шампань, Франция.
В какой-то момент кусты впереди внезапно разошлись в стороны, и они резко выкатились на берег узкой речушки, прямо к небольшому деревянному мостику.
И тут стало по-настоящему весело.
Навстречу им медленно, важно и неторопливо ползла короткая колонна немецких бензовозов.
— Это куда же нас занесло… — мелькнула в голове попаданца крайне несвоевременная мысль.
Три здоровенные машины шли одна за другой. Первая уже почти миновала мост, вторая пыхтела ровно на его середине, а третья только подкатывалась к настилу, поскрипывая и покряхтывая, как сытый зверь.
— Тихо. Сидим и делаем важный вид, — прохрипел Лёха пересохшим от стресса горлом и, подгазовывая, аккуратно съехал с узкой дороги на полянку перед мостом в попытке пропустить немецкую колонну.
Он развернул мотоцикл, привстал и важно махнул рукой, мол — проезжайте.
Но, видимо, судьбе сегодня было скучно, или колонна заправщиков тоже плутала по этому французскому пасторальному пейзажу.
Передняя машина вдруг фыркнула, качнулась и встала, клюнув носом. Из кабины выбрался офицер, радостно улыбаясь, что-то закричал и, размахивая руками, бодро зашагал в сторону мотоцикла самозванцев.
— Ты по-немецки говоришь? — шёпотом спросил Лёха, не поворачивая головы.
— Н-н-не-е-т… — донёсся из коляски ответ, полный концентрированного ужаса.
Лёха выдохнул и выдал всё, что пришло в голову на немецком языке.
— Найн! Цурюк! Шнеллен зи форвадрс!
Офицер остановился, моргнул и недоверчиво уставился на него.
— Вас? Вохин?
— Гитлер капут! — автоматически ляпнул Лёха и тут же мысленно прикусил себе язык уже на середине фразы.
В этот самый момент из коляски раздался странный, тонкий писк — где-то на уровне ультразвука, — сопровождаемый металлическим лязгом.
Пулемётная очередь рванула вверх, ловко распотрошив несколько ворон на ветках дерева у моста, затем метнулась вправо и упёрлась в замыкающий бензовоз. Машина вспухла, словно надутая изнутри, и взорвалась, превратившись в огненный факел.
Затем трасса прошла почти над самой землёй, перечеркнула второй бензовоз от бочки до кабины, и тот расцвёл оранжево-чёрным грибом. Потом очередь почему-то снова взмыла вверх, на секунду уставилась в небо, словно задумавшись, и с деловой точностью вошла в кабину первой машины, превращая её в аккуратный дуршлаг.
Звук двойного взрыва дошёл до участников представления с опозданием.
Немецкого офицера отшвырнуло метров на десять, срывая фуражку и куски формы, и впечатало в траву.
Лёху зверски качнуло, выбило из седла и швырнуло на землю, больно приложив раненой рукой.
Рядом сухо клацнул пулемёт, доев ленту до последнего патрона.
В коляске, крепко зажмурившись, сидела Вирджиния — рыдая, трясясь и пребывая в той стадии истерики, где процесс уже запущен и идёт уверенно и с огоньком.
Лёха лежал на спине, уставившись в небо, где всё ещё медленно и лениво плыли клочья дыма, и пытался понять, что именно болит сильнее — рука или чувство, что жизнь опять свернула куда не туда.
— Ви… — хрипло позвал он, не открывая глаз. — Ты там жива?
Из коляски донёсся судорожный всхлип, затем ещё один, потом характерный звук втягиваемого соплями воздуха.
— Я… я не хотела… — выдавила Вирджиния и тут же разрыдалась снова, уже громче и с надрывом. — Оно само! Я зажмурилась, а оно… а оно стреляло! Не виноватая я-я-я!
— Слава богу гранатометов ещё не изобрели, — мрачно заметил Лёха. — А то бы вся Франция уже взлетела к ебе… в общем высоко в небо.
Он осторожно приподнялся, сел, поморщился и посмотрел на мост. Вернее, на то, что от него осталось. Половина настила горела, вторая дымилась, а речушка под ним весело несла вниз по течению какие-то обломки, явно не предусмотренные французским пейзажем.
— Ви, — сказал он уже спокойнее. — Посмотри на меня.
Вирджиния послушно подняла голову. Глаза красные, ресницы слиплись, каска съехала набок, из-под неё во все стороны торчали те самые тёмные кудри, окончательно разрушая образ грозного воина рейха.
— Ты молодец, — вздохнул Лёха. — Мы живы. Немцы — нет. Если что, то так и выглядит успех.
— Правда? — с сомнением спросила она, доставая фотоаппарат.
— Вот это правильный подход! Где еще ты найдёшь такие кадры? Ваш Голливуд нервно будет курить в углу!.. — он посмотрел на пылающие бензовозы. — Хотя конечно, я предпочитаю заявлять о своём присутствии чуть менее заметно.
За мостом что глухо бухнуло ещё раз — догорала замыкающая машина, и в воздухе пахло так, что сомнений в дальнейшем развитии событий не оставалось.
Вирджиния молча кивнула, всё ещё всхлипывая, но уже собранно щелкая фотоаппаратом.
Лёха осмотрел оставшийся в живых бензовоз и кровожадно усмехнулся.
Через пять минут их мотоцикл дёрнулся, развернулся и, оставив за собой дым, вонь и крайне неловкую страницу истории, скрылся между кустами — ровно туда, откуда они так неудачно и выкатились.
18 мая 1940 года. Где-то в полях в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Они успели отъехать от моста минут на десять, когда сзади, из-за кустов и складок местности, глухо бахнуло ещё раз — уже без огня, но с таким звуком, что даже мотор на секунду сбился с ритма.
— Что это⁈ — испуганно спросила Ви, инстинктивно вжимаясь ему в спину.
— Сюрприз для наступающей немецкой армии, — довольно ответил Лёха. — Всего-то верёвочку к двери кабины привязал. А потому что не надо дёргать руками всё подряд! Подумаешь, к верёвочке вашу же немецкую «колотушку» привязал.
— Колотушку⁈ — и так большие глаза Ви заняли пол-лица.
— Граната немецкая, на длинной ручке, у водителя была.
Он хмыкнул, но тут же посерьёзнел.
— Это значит, у нас с тобой минут десять форы от преследователей. Не больше.
Первым делом они избавились от пулемёта. Патронов к нему всё равно не осталось после той самой точной очереди зажмурившегося пулемётчика, а таскать на себе лишний металл сейчас было роскошью. Лёха быстро ослабил крепления, и тяжёлая железяка ушла в кусты с глухим, почти обиженным звуком.
Коляску он тоже снял без особых церемоний — к мотоциклу она крепилась болтами, и открутить их, привыкшим к авиационной технике рукам, заняло считаные минуты.
— Что один человек построил, другой завсегда сломать сможет, — произнёс наш герой, помахивая гаечным ключом, толкая осиротевшую коляску в кусты. Машина сразу стала легче, злее и шустрее понеслась по просёлкам.
Но ненадолго.
Километров через десять впереди внезапно донёсся грохот, затем — стрельба и крики, сливающиеся в сплошной гул. Лёха заглушил мотор, закатил мотоцикл в ближайшие кусты и, пригнувшись, осторожно пролез сквозь зелёную изгородь и высунулся, разглядывая край поля. Рядом с ним тут же нарисовалась любопытная женская голова.
В конце поля поднялась пыль — тяжёлая, густая, и вдалеке, из-за складки местности, на поле медленно и тяжело выползли четыре уёбищного вида машины — Char B1 bis, массивные и неуклюжие танки с толстой бронёй и короткими башенками, больше похожие на подвижные доты, чем на технику для современной войны.
Они ползли упрямо, уверенно, искренне веря, что броня и вес — это аргумент.
И тут из кустов впереди раздались резкие немецкие крики — короткие, отрывистые, командные. Почти сразу после этого воздух разорвал сухой, хлёсткий бабах, совсем не танковый, а высокий, злой, будто кто-то ударил кувалдой по рельсу.
Метрах в ста пятидесяти — двухстах от них из кустов вдруг вспух длинный огненный факел — восьмидесяти-восьмимиллиметровая немецкая зенитка включилась в веселье.
Рядом с первым танком вспыхнул взрыв — земля фонтаном ушла вверх, гусеницы на секунду скрылись в дыму. Машина дёрнулась, но продолжила упрямо ползти вперёд.
Секунд через десять жахнул ещё один удар по ушам. А затем ещё один.
Один из танков вспыхнул вдалеке — сначала тихо, почти обиженно, а потом сразу по-настоящему, с огнём, дымом и чёрным столбом, который не спутаешь ни с чем.
Лёха медленно выдохнул.
Посмотрел на Вирджинию — перемазанную землёй, копотью и чем-то ещё, с круглыми глазами и выбившимися кудрями. Притянул её за уши и поцеловал.
— Сиди тихо. А лучше доставай свой фотоаппарат, если там плёнка ещё осталась.
Он проверил магазин, закинул за спину автомат фельдфебеля и, не оглядываясь, полез обратно в кусты — снова спасать ещё оставшихся в живых французов.

Глава 8
Диверсант поневоле

18 мая 1940 года. Полевой штаб Гудериана, западнее Седана, Шампань, Франция.
Шёл второй день сражения. Для Гудериана это был уже не марш и не прорыв, а вязкая, неприятная работа, в которой инициативу вдруг перестали раздавать бесплатно. По характеру он был жёсткий, нетерпеливый, из тех, кто привык давить ходом и скоростью, а не оглядываться. Сейчас же казалось, что он готов сгрызть собственные сапоги — не от страха, а от злости. Его поймали. Не остановили, не отбросили, а именно поймали за хвост, когда он уже считал, что всё решено.
Французы нанесли контрудар.
Он стоял над картой и невольно возвращался мыслями к вчерашнему разговору. Тогда его соединили с командиром разведчиков первой танковой дивизии. Связь была плохая, голос проходил с помехами, но доклад звучал ясно и оптимистично.
Бравый майор Экхард Михель докладывал спокойно и даже весело, но за этой спокойной интонацией чувствовалось напряжение. Его люди постоянно трепали французов. Не слухи, не пыль на горизонте, а реальные танковые колонны.
Их разведывательные броневики кружили, атаковали фланги, цеплялись за дороги, били по немногочисленной пехоте, но главное — они почти ничего не могли сделать против тяжёлых танков.
Михель не драматизировал. Он говорил именно то, что было опасно. Что его лёгкие бронемашины не могут остановить французов, они могут только выиграть время — и это время уже уходит.
И Хайнцу Гудериану приходилось срочно лепить оборону из того, что оказалось под рукой.
Гудериан медленно провёл пальцем по карте, задержался на узле дорог и криво усмехнулся. Контрудар был неприятен, но не смертелен. У него не было сомнений, что он его остановит. Вопрос был только в том, какой ценой и как быстро.
Люфтваффе сделало многое, снова и снова обрушиваясь с воздуха на французские колонны, рвя их на куски, смешивая технику, людей и дороги в одну дымящуюся кашу, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы окончательно остановить французский удар.
И сейчас ему предстояло снова их просить. И от этого казалось, у генерала началась ярко выраженная зубная боль.
Он выпрямился. Злость сменилась привычной холодной сосредоточенностью. Его поймали — да. Но ещё не остановили.
— Вольфрам, спасибо… — сказал он сухо, без приветствий. — Ты знаешь, у меня под Монкорне французские танки. Тяжелые. И они не собираются исчезать от хороших пожеланий. Да, ваши летчики герои. Я очень ценю вашу помощь и неприменно отмечу это в докладе.
На том конце провода помолчали. Где-то далеко, у штабного стола Люфтваффе, Вольфрам фон Рихтгофен наверняка уже понял, к чему идёт разговор, и это ему не понравилось.
— Я звоню по другому поводу. Мне нужны ваши восемь-восемь. Сегодня, сейчас. — продолжил Гудериан.
В трубке снова повисла пауза. Потом прозвучало короткое, сухое согласие. Без энтузиазма, но и без споров.
Он провёл карандашом по карте, оставляя след, и добавил уже мягче:
— Сколько ты говоришь вы сможете выделить? Ну я бы не отказался от всех. Хорошо, передавайте номера подразделений и точки выдвижения. Офицеров связи пришлю немедленно.
Гудериан положил трубку, не дожидаясь конца доклада, и резко обернулся к адъютанту.
— Свяжитесь с дивизиями. Предупредите, что к ним временно придаются тяжёлые зенитные орудия. Пусть принимают на месте и используют по наземным целям. Обеспечить прикрытие пехотой и немедленное выдвижение.
Он на секунду посмотрел на карту, туда, где сходились стрелки и жирные линии, и зло усмехнулся.
— Пусть Люфтваффе не переживает. Сегодня эти зенитки поработают как следует.
18 мая 1940 года. Где-то в полях в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Обер-лейтенант разведывательного взвода Хорст Описц 1-й танковой дивизии чувствовал себя человеком, которого аккуратно вынули из важного дела и поставили стеречь пустоту. Его машину — новенький броневик с 20-мм пушкой, Sd.Kfz. 222, — вместе с парой мотоциклов вчера выдёрнули из основного состава батальона из-под Монкорне, где решалась судьба танкового прорыва, и отправили в какие-то поля и каналы прикрывать просёлочную дорогу. Место было унылое, безымянное и подозрительно спокойное.
Чуть позже, уже сегодня утром, по этой же дороге проявилась целая процессия: тягач с зениткой на прицепе и следом грузовик со снарядами. Без пехотного прикрытия. Вообще. Люфтваффе, разумеется, не удержались и прошлись по танкистам — мол, теперь настоящая война начинается, а вы тут со своей пылью и гусеницами. Описц тогда только криво усмехнулся. Шутки шутками, а охранять всё это хозяйство в итоге пришлось именно ему.
Теперь его люди сидели по кустам, присматривая за замаскированной у дороги зениткой, и ждали французов. Ждали долго, внимательно и без особого вдохновения. Сам Описц устроился в башне замаскированной бронемашины, уставившись на пустую ленту просёлочной дороги, которая не обещала ни славы, ни движения, ни даже приличной стрельбы.
К вечеру ему пообещали целый пехотный батальон и противотанкистов. Описц выслушал это обещание без особого энтузиазма, хотя и с надеждой.
Совсем не так он представлял себе войну. В первые дни она была быстрой и почти приятной. Люксембург, лесные Ардены, гул мотора под кронами, ощущение силы и безнаказанности. Они одними из первых переправились через Маас, носились по тылам, стреляли на ходу, сеяли панику во французской пехоте, и всё казалось правильным и простым.
А теперь — тишина, кусты и пустая дорога, на которую не хотелось смотреть даже из упрямства. Над зелёной грядой кустов с другой стороны дороги медленно поплыл тонкий дымок — ленивый, уверенный, будто война идет где-то там своим чередом и сюда не собирается торопиться.
— Курт! — крикнул он своему заместителю. — Сходи к зенитчикам, глянь, как они там замаскировались и не надо ли чего. И по пути дай по ушам нашим курящим оболтусам!
Самому идти и выслушивать подколки от люфтваффе ему совершенно не улыбалось. Пусть этим занимается Курт — у него терпение и чувство юмора толще брони.
18 мая 1940 года. Где-то в полях в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Лёха полз сквозь кусты, как человек, который уже сто раз пожалел о своём жизненном выборе.
— Вот был бы менеджером! С девяти до пяти! Хороший дом, хорошая жена… еб***т мозг… тьфу, ты! Никакого расстройства нервов в смысле! — шипел наш герой, пробираясь сквозь заросли колючек, — Говорила же мне бабушка, Лёша! Слушай, что тебе учительница говорит! Умным будешь! Бухгалтером! А ты кем стал? Бу-хером!
Ветки французского «бокажа», что на русский правильно переводящиеся как колючие, зелёные еб***ня, цеплялись за рукава, кололи шею, норовили выдрать клок волос или, напоследок, оставить автограф в виде царапин.
— Да чтоб вас… — шипел он вполголоса, — кто вас тут насажал, садоводы хреновы…
Кусты, разумеется, не извинялись. Они мстили молча и методично.
Лёха остановился, осмотрел свой МП-38 с тем выражением лица, с каким обычно смотрят на подозрительную еду в городской столовой.
— Блять… надо же такое придумать…
Он повертел его в руках увесистую желазяку, нащупал предохранитель, с трудом нашел кнопку и выдернул магазин, попытался представить, как из этого вообще стрелять.
— Как… как этим можно попасть? И главное — куда?
Автомат выглядел так, будто его проектировали люди, искренне ненавидящие стрелков. Короткий, тяжёлый, без нормального упора, с вертикальным магазином, словно созданный для того, чтобы в критический момент жить своей собственной жизнью.
— Бл***ть, — в сердцах высказался наш герой.
Левая рука никак не хотела находить место, за которое было бы удобно держать этот пистолет-пулемёт. В итоге она устроилась, обхватив какой-то округлый кожух позади магазина.
— Ну так себе, — подумал избалованный штурвалом и гашетками самолёта попаданец, пытаясь устроить раскладной приклад на плече. — Ни калаш. Ни разу!
Лёха осторожно выглянул из-за кустов.
Перед ним, метрах в тридцати-сорока, торчала задница здоровенной немецкой зенитки — уверенная, тяжёлая, занятая только собой.
— Рабочая обстановка. Почти уют! — зло сплюнул наш попаданец.
Махина жила своей размеренной, деловой жизнью, без суеты и лишних движений.
Расчёт немецкой восемь-восемь работал, как хорошо смазанный механизм, и Лёха смотрел на это с мрачным расстройством. Два наводчика, по разные стороны ствола, вцепились в маховики так, будто приклеились к ним намертво. Для них остальной мир исчез совсем и сузился до перекрестья прицела, за пределами которого ничего уже не имело значения.
Заряжающий работал быстро и без лишних движений, закидывая унитары в пасть пушки с видом автомата, давно забывшего, что он человек. Установщик дистанционной трубки стоял спиной к Лёхе, и что именно он делал, было не разобрать, видна была только уверенная, отработанная до рефлекса суета рук.
Чуть в стороне маячил командир с биноклем, зато орал он так, словно именно его голос, а не механика и расчёт, заставлял эту махину стрелять. А позади метались ещё пятеро, а то и шестеро подносчиков, челноками таская тяжёлые снаряды от аккуратного штабеля, сложенного метрах в двадцати.
— Да где же на вас патронов столько набрать! Жаль МГ пришлось бросить! — в сердцах высказался наш герой, отгоняя противную мысль в голове. В «Шмайсере», если его память не врала, было около тридцати патронов, и на этом веселье обещало закончиться. У него была ещё одна граната-колотушка и пара снаряжённых магазинов, но его грызло дикое сомнение в способности шустро их поменять…
А тут перед ним суетилось человек десять, а то и больше и наверняка где-то впереди сидело пехотное прикрытие, а то ещё и с пулемётом.
Рядом со штабелем унитаров, стояли винтовки расчета, аккуратно составленные в пирамиду и ждали своего часа спокойно и терпеливо, как всё немецкое, уверенное, что стрелять им сегодня не придётся.
Лёха спрятался за тощеньким деревом, попытался поудобнее устроить автомат, глубоко вдохнул и выбрал цель — наводчиков. Самых сосредоточенных. И самых опасных.
— Ну, родные… ловите! — прошептал он и нажал на спуск.
МП-38 тут же ожил и попытался вырваться, как здоровенная и злая рыба на крючке.
Лёха стрался стрелять короткими очередями, отсекая по два–три патрона. Во всяком случае, ему очень хотелось верить в это. Мысль о почти полном отсутствии отдачи мелькнула где-то на краю сознания и даже успела порадовать, прежде чем её вытеснили более насущные соображения.
Первая очередь ушла мимо и разнесла прицел левого наводчика. Тот дёрнулся назад, и Лёха, не раздумывая, повторил. Теперь поперек серой спины вспухли аккуратные фонтанчики попаданий.
Правого он выцеливал чуть дольше. Тот склонился к прицелу, частично прикрытый стволом, и выглядел куда менее удобной мишенью. Но и он дёрнулся после двух коротких очередей, исчезая за пушкой. Расчёт, словно в замедленной съёмке, начал поворачиваться к источнику огня.
Лёха сдвинул ствол и стал бить короткими очередями в сторону командира, заряжающего и прочих немецких участников представления. Заряжающий застыл на секунду, потом стал медленно валиться вбок. Подносчики наконец поняли, что происходит, и стали разбегаться в стороны, часть из них дёрнулись к винтовкам.
Время стремительно утекало. Наш товарищ мысленно плюнул и зажал спуск, поливая длинной очередью толпу немецких зенитчиков. Автомат забился в его руках, разбрасывая пули не хуже зажмурившейся Ви, и Лёха, стиснув зубы, отчаянно пытался удержать его хотя бы в общем направлении зенитки, понимая, что теория закончилась, а практика, как всегда, оказалась злее и куда более беспощадной.
Жёстко клацнул затвор. Лёха склонился за деревом, выдёргивая пустой магазин и судорожно меняя его на полный.
Наступила звенящая тишина, в которой сразу слышно всё лишнее. Где-то за зениткой раздавались слабые стоны — неровные, злые, будто война ещё не решила, кого отпускать, а кого нет. Лёха наконец справился с магазином, взвёл затвор и осторожно выглянул из-за деревца, стараясь выглядеть частью пейзажа и не провоцировать судьбу.
Картина оптимизма не внушала.
Вокруг зенитки валялись тела, но их было как то мало на его взгляд, зато воздух стоял плотный, пропитанный запахом сгоревшего пороха и ещё чего-то такого, о чём лучше не думать.
Он решил, что на сегодня представление окончено, и собрался уже вылезти из-за дерева и глянуть на зенитку, как из-за штабеля ящиков хлопнула винтовка. Пуля чиркнула по коре над его головой — аккуратно, почти воспитанно, напоминая, что аплодисментов за его выступление не будет.
Лёха инстинктивно втянул голову в плечи и откатился в сторону, отметив про себя, что тишина, как и всё хорошее на этой войне, долго не живёт.
18 мая 1940 года. Где-то в полях в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Сначала обер-лейтенант Хорст Описц увидел пыль, медленно расползающуюся над дорогой широкой, ленивой полосой. Потом из неё стали выползать силуэты, и обер-лейтенант автоматически начал считать.
Один. Два. Три. Четыре.
Он прищурился, подождал ещё пару секунд, но больше ничего не появилось. Пока, отметил он про себя с осторожным оптимизмом.
И тут, почти сразу, без всякого предупреждения, застучала зенитка. Глухо, тяжело, с тем особым звуком, который ни с чем не перепутаешь. Вокруг танков начали вспухать разрывы, аккуратные и злые, будто кто-то методично расставлял фонтанчики земли на дороге.
Через несколько выстрелов первый танк вдруг выпустил густой дым, крутанулся влево и встал, как вкопанный. Ещё через полминуты и несколько выстрелов второй сделал то же самое, только этот просто застыл на месте, и над ним появилось пламя, видимое даже с расстояния в километр.
Обер-лейтенант опустил бинокль, не удержался и улыбнулся. С чувством выполненной работы он потянулся к рации и, не скрывая удовлетворения, доложил в дивизию о контакте с противником и двух подбитых танках. Голос у него был ровный, почти будничный, но внутри всё приятно мурлыкало.
Третий танк замер, будто наткнулся на непреодолимое препятствие.
Именно в этот момент, метрах в трёхстах, со стороны позиции зенитки раздалась заполошная стрельба — короткая очередь. Потом ещё одна. И ещё. Слух обер-лейтенанта с удивлением распознал голос немецкого пистолет-пулемёта. Кто там мог стрелять, совершенно искренне удивился командир разведчиков.
А затем зенитка вдруг замолчала.
И следом, с интервалом в несколько секунд, раздался одиночный выстрел из «Маузера».
Курт, до первых выстрелов лениво крутивший наводку двадцатимиллиметровки и разглядывавший приближающиеся танки в прицел, как витрину с дорогими, но совершенно бесполезными товарами, коротко глянул на командира, дождался одобрительного кивка — и одним прыжком буквально вылетел из броневика.
— Курт! — рявкнул обер. — Возьми одного с мотоциклов!
Фельдфебель кивнул, на лету подхватив свой MP-38, будто тот сам прыгнул ему в руки, перемахнул дорогу и до обер-лейтенант донесся его рык:
— Вилли. За мной!
Через секунду их уже не было видно — только трава качнулась, да броневик, мотоциклы и приближающийся танк остались сиротливо ждать, чем всё это кончится.
Обер-лейтенант медленно убрал руку от микрофона и нехорошо подумал, что сегодняшний день, кажется, решил не ограничиваться только приятными сюрпризами.
18 мая 1940 года. Где-то в полях в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Лёха отползал задом вперед, стараясь удержать в поле зрения мелькающие сквозь зелень ящики, натыкаясь спиной на ветки, сучки и всё то, что французский «бокаж» заботливо выставлял ему навстречу. Кусты цеплялись за рукава, лезли в лицо, словно им платили за каждого задержанного диверсанта. В какой-то момент он чудом чуть не насадился задницей на острый сучок и мысленно пожелал местным садоводам и огородникам самых изощрённых и продолжительных извращений.
— Сука… — беззвучно выдохнул он. — Когда же я снова стану лётчиком, а? Нормальным, и хотя бы с одним километром воздуха между мной и всеми этими достижениями сельского хозяйства!
Решив, что тихо всё равно не получится, Лёха рванул в обход, надеясь зайти стрелявшему в тыл и не получить при этом не предусмотренных природой дырок в организме. Он продирался почти вслепую, на ощупь, пока вдруг не упёрся взглядом в зелёный борт машины, мелькающий за листвой.
Он осторожно раздвинул листву, выглядывая из листвы ровно настолько, чтобы не выглядеть глупо посмертно. И услышал, что с другой стороны машины, оказавшейся полугусеничным транспортёром, кто-то был. Чуть в стороне, из-за кузова, торчал ствол винтовки, нацеленный в сторону зенитки.
Лёха сжал автомат и мысленно отметил, что сегодняшний день продолжает радовать неожиданными встречами.
Он крадучись, стараясь ступать аккуратно, даже нежно обошёл транспортёр, скользя вдоль борта, будто надеялся слиться с облезлой зелёной краской. Кабина осталась позади, и он осторожно выглянул с другой стороны машины.
В шести-семи метрах — не дальше, чем длина самой машины, — у другого конца стояла фигура в сером. Солдат смотрел куда-то в сторону зенитки, вытянув шею, и судорожно сжимая винтовку.
Лёха медленно поднял «Шмайсер». Мозг нашёл мгновение и автоматически отметил, что это вовсе не «Шмайсер». Он отогнал несвоевременную мысль, поймал фигуру в прицел и уже собирался нажать на спуск, когда сзади и чуть сбоку раздался сухой, металлический звук.
Звук, после которого у набожных людей пробегают мурашки по спине, а у практичных — мозг немедленно составляет короткое, но ёмкое завещание.
Звук передёргиваемого затвора…

Глава 9
Между выстрелом и глупостью

18 мая 1940 года. Где-то в полях и перелесках в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Звук был сухой и отчётливый — характерный щелчок взводимого затвора, такой, который не путают ни с чем и который мозг распознаёт быстрее, чем успевает испугаться. Лёха рухнул на землю почти одновременно с этим звуком и, не поднимая головы, не целясь, просто повёл стволом и дал очередь туда, где, по всем законам подлости, должен был стоять водитель.
Грохнул винтовочный выстрел. Пуля с визгом вошла в бочину полугусеничного транспортёра, и в этом визге было что-то особенно мерзкое, будто рвали железо живьём. Из появившейся дыры тут же плеснуло вонючей жидкостью — мозг Лёхи мельком, без эмоций, отметил, что это бензин.
Он, всё ещё лёжа, крутанулся на боку и увидел солдата с винтовкой. Тот как раз передёргивал затвор. Лёха не стал давать ему времени и снова нажал на спуск. Короткая очередь прошила воздух, затем ещё одна — солдат дёрнулся и рухнул, как мешок, сразу и без красивых движений.
Лёха выдохнул и с трудом поднялся, кряхтя, ругаясь вполголоса и искренне удивляясь тому, что тело ещё вообще его слушается. Он подошёл к поверженному водителю, присел рядом, осторожно заглянул в лицо и начал машинально осматривать — жив, не жив, откуда течёт, что ещё может стрельнуть.
И именно в этот момент сзади раздался негромкий, предательский шорох.
Лёха даже не успел обернуться.
Последнее, что он увидел, — это летящий ему прямо в лоб приклад винтовки, слишком близко и слишком быстро, чтобы что-то успеть сделать.
Бац.
И мир аккуратно, без лишнего шума, погас.
18 мая 1940 года. Где-то в полях и перелесках в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Очнулся наш герой совсем не по-геройски — от зверских шлепков по морде, таких, что голова норовила открутиться от шеи и отправиться в самостоятельную, явно более спокойную жизнь. Мир возникал рывками, будто кто-то тряс плохо закреплённую декорацию, и каждое возвращение сознания сопровождалось новым ударом.
С трудом разлепив глаза, Лёха увидел наставленный прямо в лицо ствол и над ним — зверское лицо в немецкой каске с усами. Лицо орало, плевалось словами и явно не интересовалось его самочувствием.
— Зубы надо чистить утром и вечером, — пробормотал Лёха, сам не понимая, зачем, — меня так мама учила в детстве.
Сказал он это почему-то по-английски. Мир вокруг слегка плыл, покачивался и не выказывал ни малейшего желания становиться устойчивым.
Немецкий воин ответил коротко и доходчиво — снова ткнул его стволом, требуя подняться. Без педагогики.
В который раз Лёха попытался собрать мысли в кучку. Кучка получалась рыхлая и расползалась, но он всё же начал медленно вставать с пыльной земли, кряхтя, придерживаясь за воздух и аккуратно подталкиваемый всё тем же стволом, который явно считал себя главным аргументом в разговоре.
Чуть в стороне, метрах в пяти, стоял второй воин с винтовкой. Тот не орал и не суетился — просто озирался по сторонам, контролируя окружение, и делал это с таким видом, будто происходящее было для него обычной, почти скучной частью службы.
Лёха отметил это краем сознания и подумал, что скука у людей на войне — штука особенно опасная.
18 мая 1940 года. Где-то в полях и перелесках в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Ви сделала пару снимков горящих танков.
Она готовилась к ним долго, почти торжественно, и в итоге нажала на спуск всего два раза. Плёнки оставалось всего на несколько кадров, а фотографическая жадность — вещь серьёзная, почти нравственная. Она ещё секунду смотрела на огонь, прикидывая, не жалко ли терять такой вид, и решила, что нет. Кадр получился именно таким, ради каких вообще таскают на себе фотоаппарат.
Потом она услышала стрельбу.
Очереди коротко и сухо рвали воздух где-то сбоку, за зелёными кустами, так, будто кто-то торопливо рвал плотную ткань. Ви замерла, даже не сразу поняв, что перестала дышать. Затем всё резко стихло. Наступила тишина — тяжёлая, ненормальная, когда уши вдруг начинают слышать биение собственного сердца.
Минут через пять воздух снова содрогнулся — сначала от очереди, потом от одного, более громкого выстрела. И снова всё затихло.
Вирджиния сидела и думала, что же ей теперь делать.
Просто сидеть и ждать Кокса, как он велел. Уехать отсюда к чёртовой матери. А если Коксик — тут она нервно хихикнула — попал в беду, и тогда его, вообще-то, надо выручать.
— И вообще, кто тогда будет воспитывать наших детей, — с усмешкой подумала она.
Мысль была идиотская, но почему-то именно она показалась самой убедительной.
Ви дошла до мотоцикла.
Она вытащила запасной автомат и некоторое время просто рассматривала его, вертя туда-сюда тяжёлую железку, словно надеялась, что та сама всё объяснит. Кокс рассказывал, как из него стрелять. Подробно и с примерами.
— Почему я такая дура⁈ Так плохо всё запомнила⁈ — ответ на этот риторический вопрос остался загадкой.
Она накинула плащ, повесила на грудь табличку, натянула на голову проклятую железную каску и, пыхтя и ругаясь самыми нехорошими словами в адрес этого мудацкого Кокса вполголоса, вытолкала тяжёлый мотоцикл на дорогу. Потом задумалась, как же именно Кокс его заводил. Он ведь ей объяснял. Так же, как и про автомат.
С первой попытки ничего не вышло. Со второй — тоже.
С третьей попытки мотоцикл пернул, выплюнул сноп дыма и нехотя затарахтел.
Ви повесила автомат на грудь, прикинула — и сразу поняла, что ремень будет натирать грудь самым подлым образом. Она перекинула его за спину, удовлетворённо кивнула сама себе, прочитала коротенькую молитву, адресата которой предпочла не уточнять, выжала сцепление и со второй попытки всё-таки воткнула передачу.
Она крутанула ручку газа.
Мотоцикл дёрнулся, затрясся, и Ви, в полном ужасе, поскакала на этом адском коне в сторону выстрелов, подпрыгивая на кочках и проклиная все решения, принятые за последние полчаса.
— Идиотка. Зачем я это делаю, — билась в голове мысль, отражаясь от стенок черепа и каждый раз возвращаясь в самый центр принятия решений, где, судя по всему, давно поселился вакуум.
18 мая 1940 года. Где-то в полях и перелесках в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Тащили Лёху без особого уважения, почти волоком, пиная и подталкивая стволами за всё, что попадалось под руку, и в какой-то момент ему показалось, что он всё-таки умер, а это просто такой странный, плохо организованный загробный мир. Потом его просто бросили — без церемоний, под ближайшие деревья, лицом в траву. Земля пахла пылью, дымом и чем-то кислым, будто война тут уже успела прокиснуть.
Немец с автоматом вдруг наклонился к нему и заорал так прямо в лицо, что Лёхе показалось — сейчас у того лопнут усы и нечищеные зубы повыскакивают от напряжения.
— Ты кто такой⁈ Где остальная ваша группа⁈ Какого чёрта вы тут делаете⁈
Он ткнул стволом почти в глаз — для убедительности, будто до этого убедительно не было.
Лёха медленно поднял глаза, мутно подумал пару секунд — исключительно из вредности — и вяло ответил почему-то по-английски, с тем самым акцентом, который гарантированно бесит всех и сразу.
— British.
Немец отпрянул, словно его укусили.
— Бритиш⁈ — взревел он. — Проклятые островитяне! Чего вам не сидится у себя на этом вашем камне посреди моря⁈
Он размахнулся винтовкой, но вовремя вспомнил, что пленный пока нужен, и ограничился тем, что треснул прикладом ему в живот. Усатый навис над Лёхой всей массой праведного негодования.
— Ничего! — орал он. — Ничего, ты мне за всё ответишь! За всех своих ублюдков! Кишки по веткам развешу!
Лёха кивнул, насколько позволяла голова, понимая немца через слово на третье.
— Как прям, так сразу, — сказал он миролюбиво и тут же подумал, что если его сейчас расстреляют, то исключительно за произношение.
Немец этого, к счастью, не понял.
Перед ними, чуть поодаль, торчала разгромленная «восемь-восемь».
Почти целая — ствол на месте, затвор открыт, словно ожидая очередного снаряда, только прицел разбит вдребезги. И потому вся эта махина теперь смотрелась особенно бессмысленно, как идеально исправный инструмент, у которого выбили глаза.
Вокруг живописно лежали тела — в самых неудачных позах, какие только может придумать человеческая фантазия в состоянии агонии.
Немцев было всего двое.
Один, с винтовкой, встал у Лёхи почти заботливо — расставил ноги, упёр приклад в плечо и наставил ствол прямо ему в грудь.
Второй, с автоматом, пошёл к зенитке. Он шёл медленно, матерясь и размахивая руками. Заглядывал под лафет, пинал сапогом тела, наклонялся к раненым и каждый раз орал в сторону напарника:
— Один!
— Два!
— Семь! Семь, чёртовы британцы!
Он замолчал, потом вернулся и добавил с явным разочарованием:
— Вилли! Бегом к командиру! Доложишь, что зенитчиков всех перебили, трое еле живых. И я взял в плен одного из диверсантов.
Потом он посмотрел на валяющегося Лёху и добавил, злорадно улыбаясь:
— Диверсант тоже ранен. И несколько раз.
Лёха лежал, моргал и старательно собирал мир обратно в одну картинку. Получалось плохо. Голова гудела, тело не очень слушалось, а главное — мысль о побеге выглядела откровенно издевательской. Он попробовал пошевелить рукой — рука пошевелилась. Это уже было обнадёживающе.
Он медленно повернул голову. Немец с винтовкой активно шевелил поршнями, исчезая в листве.
— Семь… Это я удачно поохотился, — донеслось от зенитки.
Лёха перевёл взгляд обратно на автомат. Потом — на ботинки немца. На лицо усатого. Потом на дерево слева. Потом снова на ботинки. И лицо усатого ему совсем не понравилось.
— Суко, если уж сбегать, то сейчас. Потому что дальше будет только хуже, — подумал Лёха.
Он глубоко вдохнул, выдохнул и стал прикидывать, с какой именно глупости начать.
— Ну, — прорычал усатый, доставая нож, — сейчас посмотрим, что у тебя внутри.
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В этот самый момент, когда нож ухмыляющегося немецкого садиста замер в каком-то жалком сантиметре от глаза нашего смелого, но глупого героя, вдали послышался тарахтящий звук. Не выстрел, не крик — именно звук, знакомый, механический и до боли неуместный в сложившейся ситуации. Звук стал громче, резче, и на другой конец поляны вкатился мотоцикл с фельджандармом за рулём.
Усатый замер. Плотоядно ухмыльнулся в лицо и аккуратно, с сожалением, убрал нож, переложил руки на автомат и повернулся к источнику шума.
И тут Лёха с холодным ужасом узнал торчащие из-под каски жандарма тёмные кудряшки.
— Только не это… — вихрем пронеслась мысль.
Усатый, впрочем, видя знакомую форму, слегка расслабился, но на всякий случай рявкнул:
— Хальт!
И поднял левую руку в останавливающем жесте, как дирижёр, который всё ещё надеется спасти концерт.
Жандарм неловко попытался затормозить. Мотоцикл взбрыкнул, подпрыгнул, наехал на корень, задумался. Руль резко вырвался из рук погонщика, и железный конь кувырнулся, отправив жандарма в короткий, но выразительный полёт — аккурат по курсу усатого.
Усатый замер на секунду, а потом громко заржал. Нагло, искренне и с таким удовольствием, что выкрикнул в сторону жандарма длинную тираду — явно что-то крайне обидное, из тех слов, которые переводчики предпочитают опускать.
Жандарм зашевелился, запутываясь в длинном плаще, кое-как встал, поправил каску — и Лёха с отчётливым чувством обречённого удивления увидел в его руках автомат.
Вирджиния держала автомат со страхом и ужасом, словно это была ядовитая и крайне недовольная змея.
— Ну пипец, — мелькнуло у Лёхи. — Сейчас она зажмурит глаза, и её хлопнут.
Зная меткость своей подруги, он даже перестал бояться. Страх просто устал.
Усатый, всё ещё нервно хохоча, махнул рукой, мол, подходи!
Жандарм сделал шаг вперёд, наступил на плащ, снова запнулся и рыбкой полетел вперёд, одновременно с этим вцепившись в спуск.
Пистолет-пулемёт ожил. Он захлебнулся очередью, поливая пулями всё подряд — поляну, зенитку, кусты, воздух, судьбу и, возможно, чьё-то будущее потомство. Все замерли на долгие, вязкие секунды, пока железная машинка с деловым рвением пожирала патроны.
Когда всё стихло, стало ясно, что Вирджиния, можно сказать, никуда не попала.
Всеми тридцатью одним патроном из магазина пистолет-пулемёта.
Единственный дельный выстрел пришёлся ровно в лоб усатому.
Он постоял полсекунды, словно пытался понять, что именно пошло не так, а потом сложился — аккуратно, без суеты, будто из надувной куклы кто-то выдернул пробку.
Второй выстрел можно было считать спорным. Пуля располосовала штаны на заднице нашего героя, обожгла сверкающие ягодицы и умчалась дальше в лес. Лёха отказался считать такое безобразие попаданием. Второй патрон…
Лёха подпрыгнул от острой боли в заднице и, сверкая дырой, рванул к своей героической подруге.
— Хи-хи, смотри! В жопе дырка! — восходящая звезда американской журналистики Вирджиния не нашла более приличных слов.
И нервно захихикала, а потом вцепилась в Лёху и зарыдала.
— Ну что ты! Ты всё-таки попала! — погладил её по голове наш красавец, ещё раз погладил её по голове и рванул к зенитке.
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Обер-лейтенант Хорст Опиц как раз собирался поверить, что худшее на сегодня уже случилось и счастливо закончилось, когда снова услышал выстрелы. Сначала одиночные, резкие, потом короткую очередь — где-то там, за складкой местности, у зенитной позиции. Он машинально посмотрел на часы и тут же разозлился на себя за эту привычку: время сегодня вело себя отвратительно и доверия не заслуживало.
Через несколько очень долгих минут из-за кустов вывалился посыльный. Бежал он неровно, с винтовкой наперевес, запыхавшийся и явно пребывающий в шоке. Остановился, согнулся пополам, вдохнул, выдохнул и начал докладывать, сбиваясь и проглатывая слова.
— Господин обер-лейтенант… зенитчики… перебиты все… англичане, диверсанты… — он махнул рукой куда-то в сторону поля. — Расчёт почти весь… одного англичанина взяли в плен… живого, то есть уже, наверное, раненого… Курт с ним…
Опиц выпрямился и посмотрел туда, куда показывал солдат. В пыльной дымке он успел заметить, как единственный оставшийся целым французский танк, не торопясь и с каким-то почти издевательским достоинством, развернулся и исчез в клубах пыли, словно всё произошедшее его совершенно не касалось.
— Чёрт, хоть одна хорошая новость за день, — сказал Опиц негромко.
Он шагнул к рации, сорвал трубку и заговорил быстро, чётко, уже без эмоций.
— Здесь блокпост. Нападение диверсантов. Зенитная позиция уничтожена. Есть пленные. Требую немедленного подкрепления. Повторяю: у меня девять человек, один броневик и два мотоцикла против роты французских танков. Атака отбита, но возможно повторение в любой момент!
Радио зашипело, подумало и прохрипело ответом.
Приказ был прост и неприятен.
Оставаться на месте. Контролировать дорогу. Пехотный батальон на подходе. О любых изменениях докладывать немедленно.
Обер-лейтенант ещё не успел ответить, как с тыла на дорогу выкатился мотоцикл. На нём восседали двое фельджандармов. Они тряслись на кочках, их мотало из стороны в сторону, и они явно не ожидали встретить тут кого-то живого.
— Куда их несёт⁈ — заорал Опиц и махнул рукой, требуя остановиться.
Мотоцикл приблизился и пронёсся мимо, обдав собравшихся вонючим выхлопом и короткой, злой автоматной очередью.
— Аларм! — заорал кто-то.
Через несколько десятков секунд сторонний наблюдатель увидел бы апоплексическую картину — по полевой дороге весело нёсся мотоцикл, преследуемый броневиком. Оба участника движения периодически куда-то стреляли.
Дорога была разбита в хлам: мотоцикл подпрыгивал, как бешеный, броневик трясло так, будто внутри стирали гравий. Иногда его двадцати миллиметровая пушка весело огрызалась выстрелом — больше для самоуспокоения, чем с надеждой попасть по цели.
Как случилось, что они погнались за диверсантами, обер-лейтенант Хорст Опиц не смог бы точно объяснить даже на допросе и после долгого размышления.

Глава 10
Импровизация повышенной опасности
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Лёха мчался на трофейном мотоцикле по безобразной французской полевой дороге, где слово дорога было, в общем, чистым оптимизмом. Мотоцикл дергался, подпрыгивал, больно бил рулём по рукам и временами делал вид, что сейчас развалится из принципа. Метрах в трёхстах за ними, не отставая и даже с некоторым энтузиазмом, так же бодро скакал на ухабах немецкий броневик разведки.
Ви вцепилась в Лёху одновременно руками и ногами, обняв его так, будто пыталась не только удержаться на мотоцикле, но и приклеиться к нему навсегда. Пыль била в лицо, ветер вырывал из лёгких остатки воздуха, а мысль о том, что падать здесь будет больно и окончательно, придавала хватке особую искренность.
На полном ходу они пролетели мимо блокпоста. Немцы только начали осознавать, что вообще происходит, когда Ви сумела извернуться и, непонятно каким местом удерживая автомат, дать короткую, нервную очередь по их удивлённым лицам. Очередь вышла скорее воспитательной, чем прицельной, но эффект был достигнут — блокпост остался в состоянии глубокого философского потрясения, а у них на хвосте теперь болтался броневик, словно болиду Формулы-1 взбрело в голову сорваться в погоню.
Дальше стало ничуть не скучнее.
Где-то впереди маячил французский тяжёлый танк, вокруг него суетилась пехота, и, едва мотоцикл выскочил из-за поворота, в их сторону полетели радостные пулемётные очереди. Почти сразу же и танк решил внести свой вклад в диалог и разродился выстрелом. Снаряд рванул аккурат между мотоциклом и броневиком, подняв столб земли и пыли.
— Кричать «мы свои» было бесполезно, — мелькнула у Лёхи мысль. — Да и неубедительно как-то.
Он резко заложил поворот и свернул налево, на совсем уж просёлочную дорожку, которая выглядела так, будто её придумали исключительно для издевательства над техникой и людьми. Броневик на секунду притормозил, развернул башню и дал длинную очередь из своей двадцати миллиметровки по танку и мелькающим рядом пехотинцам — скорее из обиды, чем с расчётом на результат, — а потом снова рванул за мотоциклом.
Погоня продолжалась минут десять, которые показались вечностью. Колючие кусты, окаймлявшие дорогу, хлестали по лицам и хватали за одежду, мотоцикл скакал, броневик упрямо не отставал, а мир сузился до трёх вещей: дорога, скорость и необходимость не умереть прямо сейчас.
И тут Лёха буквально вылетел из-за очередного поворота — и внезапно оказался на широком, ровном шоссе.
А вместе с ним — прямо в середине раскорячившейся поперёк дороги колонны артиллеристов.
18 мая 1940 года. Полевая дорога где-то в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Высокий, худощавый, со шрамом на левой щеке — аккуратным, будто кто-то когда-то провёл по лицу шпагой, — оберштурмфюрер артиллерийского полка дивизии СС «Рейх» стоял посреди дороги и орал.
Он только что снова получил выволочку от командира артиллерийского полка, оберштурмбаннфюрера СС Герберта Грилле, — громкую, обстоятельную и совершенно бесполезную. Стоя навытяжку, он кивал и мысленно плевался:
— Гриль проклятый! Как мои рапорты на запчасти — так «потом», «воюем тем, что есть», и всё аккуратно засовываем в свою толстую задницу. А как тягач встал не вовремя — так сразу «почему не едем» и «бежать всем немедленно и тут же».
Орал он красиво, с расстановкой, со вкусом и хрипотцой, явно уже давно оттачивая это искусство. Орал на расчёт, который уже минут десять безуспешно пытался прицепить сто пяти миллиметровое орудие к тягачу и каждый раз ухитрялся сделать это так, чтобы стало только хуже.
— Я не понимаю! — надрывался оберштурмфюрер, размахивая руками. — Вы артиллеристы или кружок художественной самодеятельности⁈ Это орудие, а не ваши фрау! Его не надо уговаривать, его надо цеплять!
Орудие, между тем, упрямо не желало попадать в правильное место. Лафет стоял криво, дышло смотрело куда-то в сторону Бельгии, а тягач, судя по выражению его железной морды, давно смирился с мыслью, что эта война закончится для него именно здесь и сейчас.
Они форсировали реку одними из первых, поддерживая огнём свой элитный полк, а до этого прошли Арденны и Люксембург. И вот вчера, вместо отдыха, их сорвали из временного лагеря и маршем бросили за сорок километров затыкать дыру в обороне под Монкорне. Всё это сопровождалось воплями, неразберихой, нервами, грязью, отвратительными дорогами и ощущением, что техника начинает понимать происходящее и сопротивляться осознанно.
Оберштурмфюрер сделал шаг вперёд, заглянул под дышло, выпрямился и глубоко вдохнул.
— Так, — сказал он уже тише, с тем опасным спокойствием человека, который вот-вот сорвётся. — Сейчас мы все дружно сделаем вид, что у нас есть руки, глаза и базовое представление о геометрии.
Он ткнул пальцем.
— Ты, помесь дохлой лошади и бегемота, тянешь сюда.
— А ты, прародитель всех ослов на планете, толкаешь туда.
— Вы двое, дистрофаны из концлагеря, без указаний только воздух портить умеете, — пихаете вперёд.
Он поднял руку.
— Три… четыре! Давай!
Орудие дёрнулось, тягач заскрипел, расчёт напрягся и загудел, как плохо смазанный механизм.
— Стоп! — рявкнул он. — Нет, теперь наоборот! Я сказал наоборот, а не «как вам показалось наоборот»!
Солдаты засуетились, поменялись местами, кто-то наступил кому-то на ногу.
— Взяли!
— Так, теперь снова наоборот!
— Нет, не это «наоборот», а опять!
— Господи… — он на секунду закрыл глаза. — Я же артиллерист, а не погонщик животных. Почему вокруг меня одни бараны?
В этот момент где-то совсем рядом взревел мотор мотоцикла.
Высокий оберштурмфюрер резко обернулся и увидел, как откуда-то сбоку, нарушая все мыслимые уставы и немыслимые законы физики, сквозь колонну пролетел мотоцикл.
Именно пролетел — между тягачами, с тем редким изяществом, которое бывает только у катастроф. Два фельджандарма, вцепившиеся в руль и друг в друга, промчались мимо, аккуратно врезав зеркалом и завалив в пыль командира полка.
Расчёт дружно замер, глядя им вслед с выражением стада, которому только что показали фокус с исчезающей травой.
Через долю секунды где-то сзади зарычал броневик и дал очередь — длинную, злобную и совершенно бесполезную. Снаряды прошили воздух, кусты и, на всякий случай, превратили одно из орудий артполка в кучу дорогущего металлолома.
А дальше всё пошло совсем строго по-военному.
Артиллеристы попадали кто куда, началась заполошная стрельба, в ходе которой бог войны щедро испятнал кузов броневика попаданиями, порвал ему все колёса и долго орал, требуя сдаться. Жители броневика ответили им тем же — выяснилось, что это, вообще-то, доблестные разведчики первой танковой дивизии, преследующие диверсантов, — и в процессе аргументирования они вывели из строя ещё одно орудие.
Итог был не таким уж и плохим: всего трое раненых, минус два орудия и полное, окончательное отсутствие взаимопонимания между начальством танкистов и артиллеристов.
Оберштурмфюрер СС Отто Скорцени — да-да, тот самый, будущий главный диверсант Рейха, — получил дыню в задницу размером с дирижабль и впервые всерьёз задумался о смене карьеры, раз уж все так любят диверсантов.
18 мая 1940 года. Где-то в полях и перелесках в районе Монкорне, Шампань, Франция.
Оторвавшись от преследования, Лёха с Ви закатились в самую густую зелень, какую только смогли найти, и наконец выдохнули.
Лёха заглушил двигатель.
Стало тихо. Подозрительно тихо.
— Не уверен, что мы дальше так же шикарно покатаемся, — сказал он, прислушиваясь. — Тут где-то уже линия французов.
— А как мы… — начала Ви и осеклась.
— Очень просто, — ответил он, оглядывая мотоцикл. — Там немцы, тут французы, а между ними всегда есть место, где всем не до порядка.
Он посмотрел на себя. Потом на неё. Потом снова на себя.
— У тебя что-нибудь белое есть?
Ви замерла, подумала и осторожно покачала головой слева на право.
— М-м-м… не-а.
— Совсем, совсем ничего нет белого?
Она расширила глаза и замотала головой уже быстрее и активнее.
— Трусики или панталоны?
Ви замерла, потом ещё решительнее закивала, отказываясь воспринимать такой вопрос.
— Снимай, — спокойно сказал Лёха. — Быстро. А то нас опять пулемёт на люля-кебаб попытается разделать.
Она уставилась на него совершенно круглыми глазами.
— Нам нужен белый флаг.
Поняв, что спорить бессмысленно, Ви тяжело вздохнула, села в траву и заставила его отвернуться.
Дрожащими руками она стянула свои прекрасные, почти белые, высокие панталончики — хлопковые, с пуговками сбоку, совершенно не предназначенные для участия в боевых действиях — и с возмущённым видом сунула их Лёхе.
— Держи. И даже не думай улыбаться.
Кокс уже улыбался во всю свою противную физиономию. Он тут же привязал трофей к найденной рядом палке и поднял над головой.
— Как я тебе? — сказал он, удовлетворённо размахивая получившимся знаменем. — Международный символ мира. Теперь кто в нас стрельнёт — сам дурак.
Где-то впереди снова хлопнуло. Но уже без прежнего энтузиазма.
— Поехали, — сказал Лёха. — Если повезёт, через десять минут мы будем для французов странными, но своими.
Он шагнул, держа импровизированный флаг, а Ви, красная, злая и всё ещё трясущаяся, начала залезать на мотоцикл, чем вызвала повышенный интерес у нашего героя своим видом сзади.
— Эй! — прошипела она, отбиваясь. — Куда! Даже не думай!
— Я проверяю устойчивость конструкции, — серьёзно ответил он.
— Отстань! Фетишист! Вот зачем тебе потребовалось моё бельё! Извращенец проклятый! Ох!
— Можешь уже зажмуриваться, — шептал ей увлеченный происходящим действием товарищ.
— Убью, — томно пообещала Ви.
Но почему-то без особой уверенности.
Май 1940 года. Полевой аэродром Боценталь, недалеко от Бастендорф, Люксембург.
Гауптман Вернер Мёльдерс, командир первой группы эскадры «Туз пик» был задумчив и слегка зол. Добрые языки из штаба сообщили ему, что сам командующий обсуждал его персону и чем закончилось это обсуждение сказать не смогли. Или не захотели.
После очередного вылета, отмывшись в душе, он понял, что именно его тревожило. Француз, сбивший его ведомого и сам сбитый Вернером.
Французы, в отличие от британцев, не наносили на самолёты крупных индивидуальных тактических обозначений — букв или номеров, — и потому опознать конкретную машину было сложно. Однако тот француз был поразительно узнаваем по манере пилотирования, по мелким деталям самолёта и, в первую очередь, по беспредельной наглости.
Несмотря на быстрый взлёт своей популярности, Вернер не имел права приказать найти сбитого француза. И, что важнее, он не собирался этого делать официально. Поэтому Вернер просто позвонил.
Йост Хинкель, возглавлявший Абверкомандо 322 — группу контрразведчиков при группе армий B, — выслушал лётчика и коротко пошутил в трубку:
— Яволь, хер генерал!
Его команда двигалась вместе с войсками, занималась захватом важных документов, поимкой диверсантов и шпионов прямо в зоне боевых действий.
С Мёльдерсом Хинкель пересекался не раз. Вернер обеспечил ему личный «Шторьх» с пилотом по требованию — иногда хорошая услуга ценится выше любого приказа. С тех пор Хинкель нередко бывал у них на аэродромах по различным надобностям, пил кофе, наблюдал за взлётами и с удовольствием общался.
Теперь пришёл черёд попросить об ответной любезности.
Вернер говорил спокойно, без нажима. Он поинтересовался, можно ли найти и поговорить с пилотом.
И Хинкель пропал. Вернер несколько дней удивлялся, но суета боевых действий закрутила его с головой. И вдруг, где-то через неделю, Хинкель лично возник у них на аэродроме, как чёртик из табакерки и пригласил его поужинать вместе, что для прижимистого контрразведчика было проявлением высшей степени доверия.
Ресторан был аккуратный, без показной роскоши, но очень приличный. Стол накрыт просто и со вкусом, а вино — мозельское, было выше всяких похвал.
— Сегодня за мой счёт! — неожиданно предложил Йост и весело продолжил: — Оформлю как встречу с агентом!
— Всё-таки юмор у них специфический, — подумал и слегка покривился Вернер.
После первого бокала Вернер с неприятной ясностью понял, что это вовсе не дружеский ужин.
Это был разговор, чуть ли не допрос.
— Вернер, — сказал Хинкель, подливая вино, — мы с тобой друзья.
Он выдержал короткую, очень вежливую паузу.
— Поэтому, просьба, ты сейчас просто вспомни и расскажи мне всё про тот бой.
Вернер отметил, что назвав его другом, может слегка и покривив душой, Йост перевел разговор в доверительный и неформальный.
Рассказ оставил двойственное впечатление у самого Вернера. Йоста не интересовали технические моменты боя, зато он выспросил откуда пришли французы, как они себя вели, про манеру пилотирования, и еще много странных вопросов.
Вернер говорил, а Хинкель кивал, подливал, задавал вопросы и иногда улыбался — той особой улыбкой людей, которые слушают не ради сочувствия, а ради выводов.
— Ты понимаешь, — сказал он наконец, — то, что ты рассказываешь, такого не бывает. Нет, пилотов сбивают, это случается постоянно. Они пробираются к своим. В большинстве случаев их быстро ловят и часто просто расстреливают, — порадовал Вернера контрразведчик, — Бывало, в Польше… там даже что-то угоняли вроде бы. Но тут…
Он чуть подался вперёд.
— Вот ты, как лётчик, скажи. Ты давно стрелял из своего «Вальтера»?
Вернер на секунду замялся и Йост ответил сам.
— Две недели назад, мы вместе стреляли по банкам. И много раз ты попал?
Вернер усмехнулся, вспомнив ту дурацкую историю.
— А из нашего МП-38 ты стрелял? — продолжил вопрос Йост с видом искусителя.
— Пробовал как-то, ну так, интересная машинка.
Хинкель кивнул.
— Отлично. А теперь скажи мне, сможешь ли ты с пятидесяти метров перестрелять восемь человек?
Возникла эффектная пауза и не дождавшись ответа контрразведчик продолжил:
— Вот и я не уверен, что смогу. Хотя, поверь, стреляю я достаточно.
Он отставил бокал.
— Парашют мы нашли. Простреленный. Пилот исчез. Он приземлился в полосе прорыва, когда всё перемешано и непонятно кто контролирует территорию. В конце поля его подобрала машина, словно его уже ждали. И судя по отпечаткам это был один человек и женщина.
Вернер попытался возмутиться, но Хинкель только махнул рукой, словно отметая возражение, как несущественную деталь.
— Машину мы ищем. Затем он убил в спину троих фельджандармов. На следующий день, с утра, на их мотоцикле со своей фрау расстрелял колонну бензовозов и сжёг мост, оставив танковый батальон без топлива.
Он говорил спокойно, почти устало, будто перечислял хозяйственные неприятности.
— Потом он приехал на фланг обороны моста, перестрелял из того же МП-38 почти весь расчёт «ахт-ахт». И не поверишь, его фрау ухлопала матёрого разведчика из первой танковой. Они, конечно, не егеря из парашютистов, но с какой стороны за рукоятку пистолета держаться знают.
Вернер в изумлении слушал эти откровения, Хинкель же только пожал плечами и посмотрел на Вернера без упрёка, почти с сочувствием.
— Спасибо, что обратил наше внимание. Мы сначала решили, что действует целая группа диверсантов. Сейчас это всё ещё не исключено, но все выжившие — а их к удивлению совсем немного — описывают одного молодого офицера в лётном комбинезоне. И такую же наглую девку. Говорящих между собой на английском!
Хинкель поболтал белое вино в бокале, посмотрел его на просвет и сделал, смакуя хороший глоток.
— После всего этого твой крестник устроил дружественный огонь между разведчиками и артиллеристами. В минусе всего две сто пяти миллиметровки и покоцанный броневик разведчиков. А диверсанты ушли в тыл и исчезли. Ищем теперь, кто это был, всей контрразведкой. И пока безуспешно. Меня дёрнули на доклад к самому «Старому Лису» — видя непонимание в глазах Вернера, Хинкель пояснил: — адмирал Канарис. Вот такие дела, дружище!

Глава 11
Розовый. С зелеными звездами

21 мая 1940 года. Центр города Реймс, столица Шампани, Франция.
Она сидела на центральной площади Реймса, на розовом мотоцикле с большими зелёными звёздами и пыталась честно ответить себе хотя бы на один вопрос.
Вирджиния долго не могла понять, как именно это у них получилось.
Они не вышли.
Не выползли осторожно, как приличные люди из окружения.
Не появились с поднятыми руками и выражением «сдаёмся».
Вообще, «сдаёмся» — это в принципе не про Кокса, мелькнуло на краю её сознания.
Они, как полные идиоты, торжественно въехали на немецком мотоцикле, оглушительно треща мотором, стреляя дымом и орошая французскую деревню самым вонючим выхлопом.
Гордо и с размахом. Размахивая панталонами на палке.
Прямо в штаб дезорганизованной французской танковой части.
Она до сих пор помнила ошарашенные лица этих танкистов.
До этого Коксик некоторое время сомневался. Потом сказал:
— Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Точнее — лучше хорошо ехать. И вообще — я ленив!
Он улыбаясь набил магазины патронами, проверил затворы и снял с них немецкие плащи и каски. Потом подумал, покосился на Ви и, поколебавшись секунду, нацепил ей каску обратно.
На её удивлённый взгляд он пригладил свои, торчащие в разные стороны вихры, и ответил спокойно и даже с некоторым достоинством:
— У меня там кость одна. Сквозняками закалённая. Пули сами отскакивают. Должен же кто-то за нас обоих думать, подозреваю, что это ты!
Попытка французов арестовать их и забрать мотоцикл провалилась стремительно и безнадёжно, не успев начаться.
Кокс вежливо посоветовал позвонить прямо сейчас генералу де Голлю и сообщить, что они отжали мотоцикл у Алекса Кокса — личного разведчика и пилота генерала.
При одном только упоминании этого имени у местного командования вытянулись лица, желание арестовывать внезапно испарилось, а мотоцикл почему-то сразу стал числиться личным имуществом австралийца.
Ви по нему скучала.
Он был самоуверенный, грязный и наглый, громкий, вечно норовил развалиться и пах чёрт знает чем — но в этом безобразии было что-то удивительно живое и притягательное.
Но… она с чувством облизали свои красивые губы… Он был Коксом…
И Кокс, разумеется, не мог просто так.
Через пару часов он уже с кем-то договорился, кому-то улыбнулся, у кого-то что-то выменял, и торжественно выкатил к ней результат своей бурной деятельности.
Мотоцикл был розовый.
Весёлый.
Неприлично розовый. И неприлично весёлый. С большими зелёными звёздами.
Он сидел на нём сияющий, довольный и абсолютно счастливый — как человек, который искренне считает, что только что внёс вклад в развитие дизайна военной маскировки.
Когда Ви его увидела, желание прибить оболтуса стало почти непреодолимым.
Она стояла, смотрела и ощущала, как в голове формируется план убийства.
— Ты… ты вообще в своём уме? — выдавила она наконец.
— Теперь тебя точно ни с кем не перепутают, — совершенно серьёзно ответил он. — Камуфляж нового поколения. Психологический. Такой мотоцикл отжать невозможно!
Он где-то раздобыл денег — уже одно это казалось подозрительным в прифронтовом городе, почти мистическим, — договорился с крошечной гостиницей на окраине города, и им даже организовали горячую воду. Горячую! Ви сначала не могла поверить, что это возможно. Она опустила руку в ванну осторожно — и тут же отдёрнула — её действительно нагрели. Роскошь, о существовании которой в последние дни она почти забыла.
Вечером он повёл её в кафе. Маленькое, шумное, с небольшими столами и музыкантами, которые играли шансон. Через пять минут Кокс уже стал своим. Ещё через две — отобрал аккордеон.
И запел.
Сначала что-то знакомое по Испании — бодрое, с ухмылкой, под которое хотелось хлопать ладонями и стучать каблуками по полу. Потом — странную французскую песню. Тихую, тягучую. Ви была уверена, что никогда её раньше не слышала.
— La brume lilas glisse au-dessus de nous,
— Au-dessus du quai une étoile s’allume…
Зал вдруг притих, даже стаканы перестали звенеть. А потом он неожиданно сменил язык — и Ви не смогла сразу понять, какой именно. Не французский. Не испанский. Что-то другое. Грубоватое и мягкое одновременно. Восточнославянское что-то, как ей показалось.
— Сиреневый туман над нами проплывает,
— Над тамбуром горит полночная звезда.
— Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает,
— Что с девушкою я прощаюсь навсегда…
Он пел спокойно, без надрыва, будто рассказывал давно прожитую историю. Ви поймала себя на том, что ничего не понимает — и при этом понимает всё. И это, пожалуй, пугало больше всего.
И вот теперь она сидела верхом на розовом мотоцикле и думала. Кто он ей теперь. И что с этим делать дальше.
— Я тебе очень советую перебраться на другую сторону канала, — сказал он, слишком спокойно для человека, который только что удирал от броневика. — Французы, по моим скромным прикидкам, продержатся ещё месяц. Максимум.
Она возразила привычно и уверенно — Америка нейтральна, американских корреспондентов немцы уважают, у неё паспорт, аккредитация и вообще немцы цивилизованная нация, а на дворе двадцатый век, не средневековье с факелами и вилами.
Он не ответил сразу. Просто красноречиво покосился на автомат у неё за спиной, а потом радостно ей улыбнулся.
— Я бы не был так оптимистичен, — сказал он мягко. — Нет, шанс есть. И можно даже получить Пулитцеровскую премию за лучший некролог Франции, сняв торжественный вход немцев в Париж. Очень красиво, флаги, свастика, каски, парадный шаг…
Он сделал паузу и чуть пожал плечами.
— Но от группового изнасилования паспорт и фотоаппарат помогают плохо.
И добавил уже совсем буднично:
— Я бы всё-таки рекомендовал Лондон.
Она высадила его у дымящегося после налёта аэродрома под Реймсом. Он спрыгнул, огляделся, ловко влепил ей нежный поцелуй, поправил автомат на своём плече, одёрнул истрёпанный комбез и подмигнул ей:
— Я вообще-то лейтенант Армée de l’Air. Пойду посмотрю… вдруг ещё удастся спасти кусочек Франции.
Она вздохнула, вынырнув из воспоминаний, провела рукой по баку мотоцикла и тихо рассмеялась.
Розовый. С зелёными звёздами.
— Я буду звать тебя «Коксик»!
Вирджиния перекинула ногу через мотоцикл и шикарно газанув, с проскальзыванием покинула город Реймс, направляя свою железную лошадь в сторону пока ещё французского Парижа.
Если уж и начинать новую жизнь, то, по крайней мере, с максимально идиотского символа.
Август 1940 года. Поместье Кольтманов, пригороды Сиднея, Австралия.
Вирджиния была очень ответственной и целеустремлённой девочкой. Отличницей в школе, первой в выпуске и человеком, который искренне старался не нарушать заповеди. Ну, по крайней мере, до встречи с Коксом. После встречи список заповедей правда изрядно поредел.
Его просьбу она выполнила честно, старательно и без лишних вопросов.
По этому, три месяца спустя папа Кольтман раскачивался в кресле, наслаждался сигарой и с глубоким удовлетворением наблюдал, как огонь в пепельнице пожирает письмо, пришедшее вместе с посылкой из далёкого Лондона.
Перед этим он тщательно проверил, закрыты ли жалюзи, а на всякий случай ещё и задёрнул шторы. Потом посмотрел на камин подозрительно, наклонился и убедился, что из него, слава богу, не торчат уши Лили.
— Повезло, — пробормотал он с чувством. — Просто сказочно повезло, что Лили вчера отловили на дальнем загоне и под охраной отвезли в частную школу для девочек в Сиднее.
Он до сих пор вздрагивал, вспоминая собственный визит туда. Его казарма во время Первой мировой с орущим сержантом и невиданной муштрой, показалась ему детским садом с розовыми пони по сравнению с этим привилегированным и очень дорогим, чего уж там, неоправданно дорогим, учебным заведением для девочек. Там даже воздух, казалось, требовал дисциплины и порядка.
Папаша Кольтман снова уставился на догорающее письмо и покачал головой.
— Нет! Никакого у Кокса чувства самосохранения! Попросить какую-то журналистку. Американку! Отправить мне эти железяки. Она же ещё и письмо приложила. Письмо! Хорошо, что секретарь был в городе и сам зашёл на почту.
Он нервно фыркнул.
— У этого Кокса, конечно, счастливая звезда. Потому что Лили уже пятнадцать, и если бы она увидела письмо, то отстрелила бы ему всё, что болтается, заставила бы съесть, а потом ещё долго каяться об этом на исповеди. А уж про несчастную журналистку мне вообще страшно подумать.
Его взгляд с тоской и обречённым любопытством скользнул к двум канистрам, пристроившимся у стола.
Розовым. С большими зелёными звёздами.
Вот их-то Лили как раз увидела.
И пришла в дикий восторг.
— Кокс любит меня! — восторженно вопила она, когда трое здоровенных ковбоев пытались оторвать от неё железный предмет обожания, — Мой любимый розовый цвет! Мои любимые зелёные звёзды!
То, что звёзды были нарисованы на каких-то подозрительных и вонючих железяках, её нисколько не смутило.
Папаша Кольтман присел, внимательно осмотрел канистры и хмыкнул. Он рассматривал канистры не первый раз.
— А ведь идея-то шикарная, — признал он. — Вроде бы ничего особенного… а гениально.
Покрутившись в среде авиапромышленников, он начал понимать толк в странных, но работающих идеях, к тому же приносящих изрядные деньги.
— Нет, всё-таки Кокс молодец, — вздохнул он. — Если у кого то и есть шанс, оседлать Лили, так это только у него.
21 мая 1940 года. Аэродром Курси около города Реймс, столица Шампани, Франция.
Ричарда Майера всегда спрашивали про фамилию.
Спрашивали ещё в училище, потом в части, потом — всякий раз, когда он представлялся кому-то из начальства. Фамилия у него и правда была странная для француза, и слишком англосаксонская для человека, родившегося в Курбевуа, пригороде Парижа, между Сеной и заводскими трубами.
— Немецкие корни? — обычно уточняли интересующиеся.
— Нет, — отвечал он. — Мой прадед родом откуда-то из Эльзаса.
На этом разговор, как правило, заканчивался. В военных бумагах фамилия Майер смотрелась даже удобно — коротко, чётко, без лишних акцентов. А звание… а вот звание было куда более обидным.
Майер был шеф-адъютантом, adjudant-chef — звание, которое для русского читателя может звучать обманчиво. Не адъютант командующего и не адъютант при штабе — ближе всего по смыслу был бы «старший прапорщик» времён СССР.
По-французски это звучало громоздко и не слишком престижно. Выше сержанта, ниже офицера. Человек, которому доверяют самолёт, но не доверяют быть командиром. Рабочая лошадь авиации.
Экипаж оказался не менее примечательным.
Во французской бомбардировочной авиации главным в экипаже считался штурман. Он прокладывал маршрут, отвечал за выход к цели, сброс бомб и формально командовал машиной. Даже если пилот был старше по званию.
Так шеф-адъютант оказался под началом старшего сержанта Делорье. Эмиль был штурманом — а значит, по уставу, командиром экипажа. Но не по опыту и не по характеру.
Парадокс выглядел особенно странно изнутри. Майер вёл самолёт, чувствовал машину, вытаскивал её из сложных ситуаций, но каждый раз ждал решения человека с секундомером, картой и карандашом.
Стрелок же, Анри де Линьер, при своей дворянской фамилии тоже был сержантом. То же звание — и место задом наперёд в самолёте.
Зато Майеру повезло в другом.
С конца тридцать девятого его включили в группу лётчиков, переучивающихся на новые американские машины. Африка. Марокко, Алжир. Солнце, выгоревшие на солнце полосы и самолёты, которые буквально кричали скоростью и мощью.
Douglas DB-7 выглядел толстеньким чужаком. Ранний «Бостон» — самолёт, который позже в Советском Союзе будут знать как А-20 и ценить как надёжный фронтовой бомбардировщик.
Быстрый и массивный, без французской элегантности, зато с простой американской логикой. В кабине всё было рассчитано не на красоту — на скорость, надёжность и то, чтобы дойти до цели и вернуться.
Американец, что с него взять, говорили техники.
Прапорщик, да простит меня читатель за такое переименование, Ричард Майер оказался одним из первых, кто освоился с американской машиной, и это случилось подозрительно быстро. Самолёт не требовал уговоров, не обижался на резкие движения и не пытался воспитывать пилота. Он был прост в управлении, быстр, не чурался самых глубоких виражей и спокойно держался в воздухе даже на одном моторе. Майер это оценил — и, как человек практичный, влюбился без лишних сантиментов.
16 мая их наконец подняли по тревоге и отправили во Францию. Длинной цепочкой перегонов — лягушачьих прыжков — с посадками, дозаправками и коротким сном прямо у самолётов. Перелёт через Средиземное море, потом вверх, к Парижу, как будто война тянула их за шиворот.
Каждый перегон сопровождался одним и тем же чувством — они опаздывают. Не к конкретному бою, а к войне вообще.
И на первом же пробном боевом вылете война догнала их без предупреждения.
22 мая их отправили днём — четвёркой машин. Обычный для того времени компромисс между осторожностью и спешкой. В воздух поднялись все четыре из двенадцати боеготовые DB-7, что были сейчас у группы.
Истребители прикрытия должны были встретить их у линии фронта и дальше провести на немецкую сторону. Всё было рассчитано правильно, но в небе бардак был ничуть не хуже, чем на земле и четверка «Бостонов» пересекла фронт в одиночестве, спешно догоняемые истребительным прикрытием.
Ещё до встречи с ними сверху и сзади на них спикировали «сто десятые».
Майер увидел их почти одновременно с первыми трассами и ударами пуль по самолёту.
Немцы отработали чётко, жёстко и ушли вверх, как раз в тот момент, их наконец догнали свои истребители и небо начало наполняться новой, уже другой суетой.
Но для Майера, пилота DB-7 № 45, это уже не имело значения. Война всё равно его нашла — раньше, чем было запланировано. Очередь прошла наискосок через кабину, будто кто-то небрежно провёл по ней ножом.
Одна пуля ушла в обшивку за спиной, глухо ударив по металлу, другая прошла рядом с приборами, выбив дырку и осыпав кабину мелкими осколками. Третья нашла Майера.
Сначала стало просто больно и тепло в боку. Потом рука перестала слушаться. Потом мир начал расползаться.
Он помнил, как развернул машину и тянул её к земле. Помнил крик в наушниках — штурман орал коротко и резко, как человек, который боится не успеть договорить. И помнил странное ощущение, будто самолёт слушается не его одного.
Так и было.
Американцы зачем-то поставили аварийное управление не штурману, а стрелку, сидел лицом к хвосту и видел мир наоборот. Стрелок тянул штурвальчик, не видя полосы. Штурман в истерике кричал, сидя в стеклянном носу и видя всё и сразу. Майер держался из последних сил и не отпускал машину.
Как они сели, он запомнил плохо. Помнил только, что самолёт остался цел. Это почему-то показалось важным.
Потом была скорая, носилки, больница. Белый потолок. И спокойная мысль — он всё-таки успел.
А на аэродроме под Реймсом остался Douglas DB-7 — «Бостон». Новенький. Почти готовый к вылету. И без пилота.
Штурман и стрелок лежали рядом с машиной, всё ещё не до конца понимая, что делать дальше, когда заметили подозрительное движение со стороны начальства.
От штаба к ним быстрым шагом шёл комендант аэродрома. И не один. Рядом держался незнакомец — молодой, с едва заметной сединой у висков, как у человека, которому уже довелось повидать больше положенного. Комбинезон цвета хаки был простым и без знаков отличия, но на груди отчётливо выделялась нашивка — кричащая голова индейца, выцветшая и упрямая. На плече у него уютно болтался немецкий автомат, так буднично, словно это была не редкая трофейная железка, а самая обычная часть его снаряжения.
Штурман машинально переглянулся со стрелком.
— Ты его знаешь? — спросил стрелок Анри.
— Впервые вижу, — ответил штурман. — Но что-то мне мне уже не нравится, как он смотрит на наш самолёт
Незнакомец смотрел внимательно и оценивающе — так смотрят люди, привыкшие улетать на том, что им приглянулось. Судя по выражению его лица, он уже всё для себя решил.

Глава 12
Терминатор Хренов

22 мая 1940 года. Аэродром Курси около города Реймс, столица Шампани, Франция.
Аэродром ничем не смог порадовать нашего попаданца.
Ещё вчера по нему знатно прошлась немецкая авиация — тщательно и без сантиментов. Развороченные ангары, обугленные пятна на траве, искорёженное железо, которое ещё недавно считалось самолётами. Запах гари стоял такой, будто война здесь решила задержаться надолго.
Дозвониться до своей эскадрильи удалось не сразу. Связь хрипела, трещала и временами напоминала попытку разговора с загробным миром. Но когда сквозь шипение наконец прорезались знакомые голоса, радости было столько, что Лёха даже рассмеялся. Он услышал восторженные вопли Поля — живые и шумные. Радость, правда, длилась недолго.
Между двумя помехами и тремя непечатными словами ему сообщили, что он, оказывается, больше не истребитель. Его перевели в разведывательную авиацию при сухопутных войсках. Временно и, как всегда, срочно. По обстановке. Местная война вообще любила такие формулировки.
Лёха даже не стал спорить — в мае сорокового году во Франции это всё равно было бесполезно. Куда перевели, туда и лети. Если есть на чём.
Вот только где искать эту самую разведывательную авиацию и на чём ему теперь предлагалось летать, он не имел ни малейшего представления.
Наш герой даже пожалел, что не умчался в Париж вместе с Вирджинией. Мозг тут же нарисовал ему самые восхитительные и захватывающие внимание перспективы.
К развалившемуся на солнышке Лёхе подошёл комендант аэродрома — маленький, толстенький и обильно потеющий. Подошёл как человек, которому очень не хочется задавать следующий вопрос, но служба, к сожалению, сильнее воспитания. Он помялся, посмотрел куда-то мимо, порассуждал о погоде и немцах, потом всё же решился и, тщательно подбирая слова, поинтересовался, не приходилось ли Лёхе летать… ну, скажем так, не только на истребителях.
— На бомбардировщиках, — уточнил он, видя, что Лёха ждёт конкретики.
Лёха удивлённо приподнял бровь, но промолчал.
Перед глазами сами собой всплыли местные французские у***ща — летающие сараи типа «Потеза» и «Амьота», на которых ему довелось летать ещё в Испании.
— Ужас. Почти четыре года прошло, а ощущение такое, будто было вчера. — промелькнула мысль.
Становиться бомбером на птеродактилях в разваливающейся Франции ему, мягко говоря, не очень улыбалось.
Комендант тем временем выдохнул и продолжил уже быстрее, словно опасался, что сейчас собеседник перебьёт или просто развернётся и уйдёт. Оказалось, что сегодня на аэродром сел залётный бомбардировщик. Сел удачно, почти без повреждений. Пилот ранен и уже в госпитале. А приказ об эвакуации есть. Самолёт бросать нельзя. Совсем нельзя.
Комендант снова несколько заискивающе посмотрел на Лёху и добавил тише, как последний аргумент:
— Машина, говорят, хорошая. Американская. Совсем новая.
22 мая 1940 года. Аэродром Курси около города Реймс, столица Шампани, Франция.
Комендант остановился, гордо выпрямился во весь свой невысокий рост и, словно подводя итог затянувшемуся ожиданию, и произнес:
— Я нашёл вам пилота! Прошу знакомиться!
— Лейтенант Кокс. Эскадрилья «Ла Файет». Тут временно. — Лёха кинул ладонь к чудом раздобытой, хотя и изрядно помятой пилотке.
Штурман машинально перевёл взгляд с незнакомца на самолёт и обратно. Стрелок удивлённо уставился на внезапно заинтересовавшихся ими представителей начальства.
Пауза получилась короткой, но очень показательной.
Затем штурман нехотя отделился от травы, подтянул штанишки, и встал почти прямо.
— Сержант Делорье, — представился он несколько развязано. — Командир экипажа.
Французы и тут отличились.
Жест у них был быстрый и лаконичный: кисть к виску, ладонь обращена вперёд — и сразу вниз.
Самое смешное, что и без головного убора у французов всё выглядело точно так же. Сержант Делорье вальяжно махнул ладонью около своей стриженной черепушки.
Потом посмотрел на Лёху ещё раз, с головы до ботинок, задержался взглядом на индейце и чуть прищурился.
— О! Вопящий от ужаса индеец… Это, если мне память не изменяет, это же истребители⁈ Ну и… чем мы можем помочь безлошадному истребителю?
Лёха улыбнулся. Той самой улыбкой, после которой обычно в этой книге начинаются самые странные события.
— Я ваш новый пилот.
Пауза получилась длинная. Слегка неловкая. И совершенно шокирующая.
Штурман медленно зажмурил глаза, потряс головой, словно отгоняя иллюзии, и снова демонстративно уставился на Кокса.
— Хм… Наш? Пилот? — выдавил он наконец начало фразы, полной сарказма, — Вы серьёзно⁈ Ребята полгода учились летать за этих птичках! Ты на двухмоторных хоть летал когда-нибудь?
— Мне нужна твои очки, твои ботинки и твой мотоцикл. — не удержался от пародии на Терминатора Лёха, ловко перекинув автомат на грудь и взяв его удобным хватом, чем ввёл всех окружающих в самый жестокий ступор.
— Зачем вам его ботинки? — отмер и в ужасе пролепетал комендант.
— У меня пока нет мотоцикла… — запинаясь произнес штурман,
— У меня есть запасные очки! — принял участие в разговоре стрелок.
— Вот! Деловой разговор! Зато все поняли, что вопрос — отдавать или нет — так даже не стоит! — улыбнулся окружающим Кокс самой обворожительной из своих улыбок. Не снимая рук с автомата.
— А на двухмоторниках, да, приходилось, — весело ответил Лёха, не уточняя подробностей.
Вокруг повисла тишина — густая, вязкая, как авиационное масло на холоде. Комендант замер с приоткрытым ртом. Штурман смотрел на Лёху так, словно только что стал свидетелем редкого природного явления, а стрелок переводил взгляд с автомата на улыбку Кокса и обратно, явно пытаясь понять, шутка это или уже нет.
Первым очнулся штурман.
Он коротко хмыкнул, потёр подбородок и вдруг рассмеялся — негромко, с явным облегчением, будто кто-то только что снял давящий груз.
— Ладно… — протянул он, наконец. — Хуже уже всё равно не будет.
Он шагнул ближе, протянул руку и пожал Лёхе ладонь — крепко и без церемоний.
— Приветствуем вас на борту, месье лейтенант. Формально командир экипажа тут я…
Он на секунду замялся, потом махнул рукой.
— А по жизни… если вы правда умеете поднимать эту корову в воздух — рулите. Мы поможем.
Стрелок облегчённо выдохнул.
— Ну слава богу, — пробормотал он. — А то я уж думал здрасьте, девочки, приехали… диверсанты немецкие самолеты отнимают…
Комендант осторожно выдохнул, соглашаясь с происходящим.
Лёха просто кивнул, словно именно так всё и должно было закончиться.
— Вы сумеете перегнать её на аэродром? — продолжил штурман уже деловито, поглядывая на автомат и всё ещё не до конца веря в собственное везение. — Вы главное взлетите. Я подскажу по курсу. А стрелок, если что… поможет посадить. Ему, правда, ни черта не видно из его собачей будки.
Стрелок, услышав обращение, снова энергично закивал, подтверждая сказанное.
— Предлагается для начала пообедать! — Лёха ловко повернулся к коменданту, и жизнерадостно улыбаясь и поигрывая автоматом, спросил, — Вы же накормите бедненьких несчастненьких лётчиков⁈
22 мая 1940 года. Аэродром Курси около города Реймс, столица Шампани, Франция.
Они вошли в здание штаба ещё не успев толком отряхнуть с себя запах столовой — жидкий кофе, приличный хлеб, что-то подгоревшее и ощущение, будто ешь не потому, что голоден, а потому что следом может не быть времени.
Скандал был слышен уже из коридора.
— … вы что, не понимаете⁈ — визгливо, с надрывом, почти плача, кричал знакомый нам маленький толстенький человек в форме коменданта, заламывая руки так, будто прямо сейчас у него на глазах рушились все его документы, склады и сама Франция. — У меня прямой приказ! Срочно эвакуировать всё! Всё! Машины, людей, бумаги! Вы что, не видите, что происходит⁈
— Я прекрасно вижу, что происходит! — орал ему в ответ высокий сухой майор с красной полоской на фуражке. Голос у него был злой, срывающийся, но уверенный. — И именно поэтому я требую немедленно выделить самолёты! Я — офицер связи штаба армии! Делегат! У меня приказ самого главнокомандующего работать по северному направлению!
— Да хоть самого Всевышнего! Какие самолёты⁈ — взвыл комендант. — У меня тут через час немцы будут! Вы хотите, чтобы мы остались тут и встречали их с песнями и оркестром⁈
Лёха и компания, изрядно наладившие общение за обедом, появились в дверях ровно в тот момент, когда майор переходил к мерам физического воздействия, видимо планируя задушить коменданта.
Их заметили.
— Вот! У меня единственный самолет и то не местный, случайный! — сорвался комендант.
Майор резко обернулся, его взгляд упал на нашивки — и вдруг стал цепким и внимательным.
— Вы… — он ткнул пальцем. — Вы лётчики?
— Временно. По стечению обстоятельств. Вообще-то я подумываю о духовной карьере, — спокойно ответил Лёха.
— Духовной? Вы же лейтенант! — майор почти выкрикнул следующую фразу. — Тогда слушайте приказ…
— Прошу простить, господин майор, у нас свой приказ, нас сбили два часа назад и мы вот только нашли пилота для перегона самолета на базу, — вежливо перебил его Эмиль. — Мне надо связаться с эскадрильей.
Он потянулся к телефону, стоявшему на тумбе.
Он крутил ручку, прижимал трубку, слушал. Потом снова крутил. Потом ещё раз. Линия шипела, трещала и умирала.
— Чёрт… — пробормотал он. — Не берут. Связи нет.
— Какое у вас было задание! — взорвался майор.
— Танковые колонны в районе Монкорне, — кивнул Эмиль, не отрываясь от аппарата.
Майор уставился на него так, будто тот только что сказал, что собирается бомбить Париж.
— Монкорне⁈ — заорал он. — Это было четыре дня назад! Семнадцатого! Где вы были семнадцатого⁈
Эмиль наконец оторвался от телефона, посмотрел на него спокойно и даже немного устало.
— В Алжире.
На секунду в комнате стало тихо.
Комендант перестал заламывать руки. Анри перестал дышать. Даже часы на стене, казалось, замерли.
— Теперь, — продолжил майор уже другим тоном, медленно, почти отчеканивая слова, — немецкие танки под Аррасом. Там основное сражение! И если мы не ударим сейчас — завтра будет поздно.
Он посмотрел прямо на Лёху.
— Именем командующего, приказываю вам немедленно вылететь и атаковать немецкие танковые колонны в районе Арраса.
Лёха несколько секунд молчал. Потом кивнул, будто услышал не крик, а давно ожидаемое подтверждение.
— Bien, mon commandant! Как только научусь летать на этом самолёте! — улыбнувшись, уточнил диспозицию наш герой.
Штурман в шоке уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел.
— Ради вас я даже отложу духовную карьеру ненадолго. Мы летим бомбить бошей. — наш герой, улыбаясь, повернулся к своему новому экипажу.
Он сказал это легко, почти весело.
Ступор присутствующих был полным, мгновенным и категорическим.
Индейская голова на рукаве Кокса смотрела вперёд. Очень довольная собой.
22 мая 1940 года. Небо между Реймсом и Аррасом, Франция.
Эмиль наблюдал молча. Он, в принципе, был спокойным, даже несколько медлительным, уравновешенным, за что его и направили в штурманы.
Новый пилот спокойно залез в кабину, без малейшей спешки, будто никуда не торопился. Просто сидел, смотрел, трогал — аккуратно, вдумчиво, как человек, который сначала знакомится, а уже потом решает, что с этим делать. Прошёлся взглядом по приборам, подержался за рукоятки управления, проверил ход педалей. Чуть дольше обычного подержал руки на штурвале и даже крикнул:
— Отличный руль от грузовика.
Эмиль отметил это про себя: такие вещи редко радуют новичков.
Самолёт был загружен стандартно — четыре стокилограммовые бомбы о внутреннем бомбоотсеке. Как раненый Майер сумел посадить их на этом разбитом поле, оставалось загадкой.
Взлёт прошёл ровно. Без рывков, без резких движений. Самолёт спокойно оторвался от полосы и начал набирать высоту, разве что шасси он убрал несколько позже, чем обычно. Затем последовал плавный, даже ленивый набор высоты, с небольшими виражами, покачиваниями и эволюциями. На трёх тысячах метров пилот коротко предупредил:
— Сейчас будут виражи.
Сначала пошли пологие, мягкие. Самолёт ложился на крыло охотно, без сопротивления. Эмиль с удивлением отметил про себя, что машина держится вполне уверенно. Потом виражи стали жёстче. Круче. Перегрузка выросла, ремни врезались в плечи, а горизонт окончательно перестал быть горизонтальным.
И тут в наушниках раздалось короткое:
— Держись.
Самолёт почти встал на ребро. Моторы взвыли, натужно и зло, и в этот самый момент Эмиль с ужасом услышал характерный сбой — один из моторов захлебнулся и резко сбросил газ.
У Эмиля внутри всё холодно оборвалось.
— Вот и всё. Проклятый австралиец!
Но самолёт лишь ввинтился сильнее внутрь и без того крутого виража, будто упрямо отказываясь падать, а потом их также резко мотануло в противоположную сторону. Перекладка была жёсткой, почти грубой, и Эмиль машинально вцепился в обшивку, стараясь не улететь.
— Эх, жалко мы с икрой, аккуратно приходится, а то бы покатались, — раздался внаушниках радостный голос пилота.
Так продолжалось несколько минут. Вираж за виражом. Перекладка за перекладкой. Когда эта летающая карусель наконец закончилась, Эмиль с неожиданным для себя удивлением понял, что они всё ещё в воздухе.
И тут нос самолёта пошёл вниз.
— Проверим бреющий и пикирование, — спокойно сообщил пилот.
Эмиль мысленно отметил, что голос у него по-прежнему ровный.
Следующие минуты прошли на высоте, где времени на размышления не остаётся.
Эмиль проживёт долгую и весьма насыщенную жизнь. Уже в старости, покачиваясь у камина с бокалом любимого бордо в руке, он будет рассказывать друзьям, что ни прыжок с парашютом из горящего самолёта в Сирии, ни разрывы немецких зениток над Гамбургом и Бременом, ни прочие приключения, которые выпали на его долю, не произвели на него такого впечатления, как тот самый полёт на бреющем — с безумным австралийским лётчиком за штурвалом.
Они неслись метрах в двадцати–тридцати над полями, вышли на узкую речушку и пошли, петляя вдоль её русла, так низко, что Эмилю показалось — винты вот-вот заденут воду. Самолёт лавировал, повторяя изгибы реки, пейзаж под стеклянным носом нёсся с безумной скоростью, сливаясь в сплошной поток зелени и бликов.
И вдруг Эмиль поймал себя на странной мысли: это напоминало ярмарочные горки из детства — тот самый момент, когда страшно до визга и одновременно захватывающе.
Потом пилот поднял нос, и «Бостон» охотно полез вверх, будто только этого и ждал.
Эмиль выдохнул, унял сердцебиение и наконец как мог спокойно оглядел проплывающие внизу поля и перелески, пытаясь сориентироваться.
— Через десять минут выходим в район Арраса. Что ищем? — он вышел на связь.
Пауза была короткой.
— Лучше всего заправщики. Колонны снабжения тоже прекрасно.
— Ты с бреющего бомбил? — добавил пилот.
Эмиль на секунду в ужасе задержал взгляд на бомбовом прицеле, прежде чем ответить отрицательно.
Внизу Франция выглядела так, будто кто-то уронил карту прямо в костёр.
Дым поднимался пятнами, а между полями виднелись разбитые деревни, словно их торопливо стирали ластиком. Дороги выглядели пустыми, но время от времени взгляд цеплялся за лишнее: одиночный грузовик, свернувший с шоссе; свежие колеи на поле; тонкую нитку дыма где-то у горизонта.
— Эй, Сусанин! Где мы? — спросил пилот.
— Сам ты Сюзан-ин! — фыркнул Эмиль. — В небе мы, над Францией.
Его удивляло, что австралиец, смеясь, называл его странным, почти женским именем, да ещё в самый неподходящий момент.
— Я же не знаю ни ветрового сноса, ни поправок, а про твои манёвры вообще молчу. С твоим пилотированием мы можем оказаться где угодно — от паперти до монастыря.
Он наклонился к стеклу, прищурился, сверяя карту с тем, что видел.
— Но, если мне не изменяет зрение… вон впереди Аррас. Видишь реку? Скарп. Она огибает город характерной дугой. Такое не перепутаешь.
Река Скарп текла сквозь дым. Всё впереди пылало и двигалось. Отдельные деревни полыхали, как костры в сумерках. А по дороге вдали, медленно и неотвратимо, ползла к Аррасу серая стальная колонна.
И тут Эмиль вдруг подался к стеклу и заорал, забыв про всё:
— Кокс! Вон! Правее! У канала, за линией тополей! Видишь — колонна стоит! Пыль ещё не села! И ещё… левее, под деревьями, у фермы — пара… нет, четыре броневика! Замаскированы!
Пауза была короткой, ровно на вдох.
— Принял, — спокойно ответил пилот.
«Бостон» мягко накренился и завалился в пологое правое пике, начиная скользить к земле, будто именно этого момента он только и ждал.

Глава 13
Четыре бомбы для Дюнкерка

22 мая 1940 года. Пригороды города Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Эрвин Роммель, в настоящее время командир 7-й танковой дивизии, вышел на улицу и остановился, глядя в никуда.
Бывший командир батальона охраны «Фюрербеграйтунг», отвечавшего за личную безопасность Гитлера, он получил эту должность по прямой и личной протекции. Факт, который вызывал недоумение, кривые усмешки и тщательно скрываемое раздражение у кадровых танкистов старой школы. У тех, кто был танкистом ещё до того, как это стало модным, и у кого список предков с приставкой фон был длиннее, чем сводка потерь за прошлую кампанию.
Роммель не курил. Во всяком случае, не сейчас. Он просто стоял и смотрел. На штабные бронетранспортёры, уставшие не меньше людей. На развёрнутую метрах в ста кухню танкового батальона, откуда тянуло дымом, жиром и чем-то удивительно вкусным. На колонну снабжения, ползущую где-то вдалеке и везущую то, без чего даже самый гениальный блицкриг превращается в пешую прогулку, — боеприпасы и горючее.
За всё надо платить. И за высочайшее доверие — особенно. Не словами и не правильной биографией, а результатом. Победами. Желательно быстрыми.
Его стиль был прост и опасен. Он всегда был впереди. Там, где шумно, плохо видно и ещё хуже думается. Он руководил танками почти напрямую, голосом и присутствием, и этим сводил с ума как противника, так и собственные штабы. Для пропаганды он подходил идеально. Молодой. Храбрый. Генерал из народа. Живой символ блицкрига.
Вожди купаются в победах. Вот уже десять дней — одиннадцать, Роммель машинально поправил сам себя, — он гнал дивизию вперёд и вперёд, потому что останавливаться означало дать врагу время подумать, сгруппироваться и ударить в ответ.
Они выстояли. Он всё ещё не до конца верил в это.
Вчера его дивизия нарвалась на встречный удар британских танков. И в какой-то момент у него внутри что-то неприятно провалилось. Он тут же разозлился на себя за это ощущение. И именно это разозлило сильнее всего.
Его тридцатисемимиллиметровые пушки не смогли сделать почти ничего. Они сбивали прицелы, рвали обвес, царапали броню, но остановить не могли. Медлительные, неуклюжие, но упрямо ползущие вперёд «Матильды».
В критический момент Роммель, не раздумывая, приказал приданным зенитчикам Люфтваффе развернуть свои восьмидесятивосьмимиллиметровые орудия на прямую наводку против танков. Задача была для них непривычной, но приказ боевого генерала — тем более такого, как Роммель, — был выполнен без обсуждения.
Потом ему позвонил сам Рихтгофен, командир корпуса Люфтваффе, и, смеясь, двусмысленно пошутил, что им с Гудерианом пора формировать свои полки противотанковых зениток.
После боя он насчитал больше сорока подбитых немецких танков, оказавшихся бесполезными против бронированных англичан.
Наверх он доложил: «Противник контратакует при поддержке нескольких сотен танков с юга и юго-запада», — вызвав панику у высшего командования.
— Хер генерал! С юга замечена попытка атаки французских танков. Разрозненная и, откровенно говоря, несмелая, — сзади подошёл Зигфрид Вестфаль, начальник штаба 7-й танковой дивизии. — Наши пехотные подразделения держатся уверенно. По сравнению со вчерашним бегством дивизии СС «Мёртвая голова»…
— Зигфрид, оставьте, — перебил его Роммель, не повышая голоса. — Мы всё это видели. И понимаем ваше раздражение. И даже разделяем его. Подготовьте наш рапорт. С аккуратной, повторяю, аккуратной критикой их действий. Нам незачем открыто ссориться с СС.
Он чуть повернул голову, не отрывая взгляда от дороги, по которой тянулась колонна снабжения.
— Но у них была своя война, а у нас — своя. Они отступили, потому что не знали, что делать дальше. Мы идём вперёд, потому что не собираемся останавливаться. И это единственная разница, которая сейчас имеет значение.
Вестфаль кивнул, но не сразу.
— Противник действует осторожнее, чем вчера.
За всё приходится платить. Особенно за доверие фюрера.
Сейчас Роммель позволил себе минуту паузы и просто стоял, глядя на деловой пейзаж войны — полевые кухни, колонны снабжения, размеренное движение тыла, без которого не бывает ни скорости, ни побед.
22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
«Бостон» плавно, почти лениво наклонил нос к земле, заходя на тыловую колонну, раскорячившуюся на дороге, как растянутая гусеница, не решившая, в какую сторону ползти.
— Кокс! Давай триста метров! Это минимум высоты, что есть на прицеле! — взорвался в шлемофоне возбуждённый голос штурмана. — И триста километров скорости! Иначе хрен знает куда попадём!
— Если мы вообще куда-то попадём, — добавил он уже тише, бурча себе под нос.
Не так он представлял своё первое бомбометание. Их учили летать красивым и ровным строем, с высоты, недосягаемой для зениток, и под прикрытием истребителей. Ровная линия горизонта, аккуратные отметки на карте, цель, неторопливо заползающая в прицел. И море времени.
А тут — триста метров, вся немецкая зенитная артиллерия под тобой, мелькающий пейзаж и безумный пилот, смеющийся позади.
— Мы зайдём медленно и печально, — спокойно ответил пилот, и «Бостон» послушно сбросил газ, выравниваясь и переходя на горизонтальный и прямолинейный полёт.
— Кокс! — штурман на секунду оторвался от прицела и прилип к остеклению. — Смотри, выше нас, впереди по правому борту, группа самолётов.
— Давно вижу. Восемьдесят седьмые. «Юнкерсы». Хана английским танкам, — с сожалением протянул пилот. — Эх, нет у нас пушек в носу, кроме твоей пукалки.
Штурман на мгновение аж потерял дар речи и недобро подумал: «Ну точный псих. Истребитель проклятый, и тут, на бомбардировщике, ему атаковать нужно. Пушки ему в носу подавай».
— Влево пять. Ещё чуть. Держи так. На курсе. — Эмиль мгновенно вернулся к своей основной профессии и прилип к прицелу.
Высотомер замер, дрожа на трёхстах метрах высоты. Скорость подошла к отметке — триста — и тоже впала в спячку. Цель в сетке прицела больше не прыгала, а неслась ровно навстречу, как по линейке.
Колонна росла в окуляре. Машины, бочки, грузовики, полоска дороги. Всё вырастало на глазах и было слишком близко, слишком живо, слишком реально.
Самолёт с рёвом двигателей заходил на цель.
— Три… два… один… сброс! — вслух считал Эмиль, впервые в жизни нажимая на электросбрасыватель этой боевой математики.
Самолёт чуть вздрогнул. Три бомбы дисциплинированно ушли вниз — он это почувствовал всем телом.
— Чёрт! Одна не сошла! Отказ!
Он дёрнулся, едва не ударившись лбом о прицел. В кабине стало тесно и жарко. Руки сами метнулись к аварийному механическому сбрасывателю.
Вот только сейчас, почему именно сейчас, она решила застрять.
— Да пошла ты…
Эмиль схватил рукоятку и со всей накопленной за учебные месяцы нежностью резко рванул её на себя.
Хрясь!
Самолёт ещё раз ощутимо дёрнулся. Что-то металлическое под брюхом дрогнуло, потом сорвалось.
— Пошла! — выдохнул он.
Четвёртая бомба нехотя оторвалась и отправилась в свободный полёт вслед за товарками, как запоздавший ученик, который всё-таки решил, что сегодня стоит посетить школу.
— Лейтенант! — раздался сзади взволнованный голос Анри.
Он почему-то всегда обращался к Коксу по званию, хотя по уставу докладывать следовало Эмилю. Но как-то само собой вышло, что старшим в экипаже оказался новенький австралийский пилот. Видимо, по степени отваги и безрассудства.
— Сзади слева, высоко! Вижу до десятка истребителей!
В кабине стало очень тихо.
— Немцы? — коротко спросил Эмиль, не отрывая взгляда от колонны прямо под ними.
— Да, похожи на них. Пока далеко и не видно.
— Прекрасно, — спокойно ответил пилот. — Значит, господа, сегодня у нас насыщенная культурная программа.
22 мая 1940 года. Пригороды города Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Роммель уже почти убедил себя, что кризис позади. Он стоял, глядя на умиротворяющий пейзаж тыловой суеты: колонны снабжения, его аккуратно расставленные и замаскированные штабные бронетранспортёры, кухню, дымящую по всем правилам, и выстроившийся на обед личный состав танкового батальона. Всё правильно работало, всё двигалось, всё было на своих местах.
Особенно успокоила его взор лениво проплывшая в паре километров эскадрилья пикировщиков. Юнкерсы шли красиво, ровно, как на параде. Всё-таки, надо признать, Люфтваффе образцово выполняло свои обязанности, добродушно решил Роммель. Мир снова обретал хорошо организованную немецкую структуру.
И именно в этот момент над линией тополей, стоящих метрах в двухстах, показался самолёт. Толстенький зелёный огурчик с крыльями, идущий низко и абсолютно уверенно.
Метров на трёхстах, прикинул Роммель, глядя на приближающийся самолёт.
Самолёт шёл ровно, словно просто пересекал чужое небо по своим делам. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Огурчик просто летел, и в этой паузе даже возникла нелепая надежда, что он пролетит мимо.
Потом от него отделились три крошечные капли.
Стоящая метрах в трёхстах зенитка судорожно дёрнула своим тонким хоботом. Расчёт запрыгал вокруг, выкручивая маховики. Видимо, сначала орудие решило, что это свой. Потом — что не свой. Потом уже просто не успело ничего решить.
Немецкая кухня всё так же спокойно дымила, как будто происходящее её не касалось, и распространяла вокруг себя сводящий с ума аромат дисциплины и гороха.
Через несколько секунд от самолёта отделился ещё один предмет.
Роммель смотрел на падающие точки почти заворожённо. В этом медленном падении было что-то гипнотическое — они снижались спокойно, почти величественно, не торопясь, как будто у них было достаточно времени. Четыре секунды. Пять. Потом он всё-таки опомнился и резко упал в пыльную траву.
Четыре стокилограммовые бомбы — не стратегический аргумент.
Но когда они падают в тылу, в районе цистерн, бензовозов и аккуратно сложенных ящиков с боеприпасами, даже такая арифметика начинает звучать убедительно. Особенно на глазах приникшего к земле начальства.
Первый грузовик с боеприпасами вздрогнул, как человек, которому наступили на ногу, вспыхнул и с глухим ударом разошёлся огненным грибом. Второй поддержал инициативу буквально через доли секунды. Третий взорвался из солидарности.
Земля ощутимо толкнула Роммеля в грудь. Он переждал основной удар, приподнял голову — и увидел, как к нему летит нечто зелёное, густое и, по всей видимости, питательное.
Одна из четырёх бомб Лёхи не попала ни в бензовоз, ни в ящики с боеприпасами.
Она попала в полевую кухню.
Кухня стояла аккуратно, метрах в ста от штабных машин, дымила честно, по-немецки дисциплинированно и варила что-то густое и утешительное. Гороховую кашу, если быть точным. С добавлением всего того, что в мирной жизни — усилитель вкуса, в армии имеет разные названия.
Бомба легла ровно в центр этого кулинарного усилия.
Взрыв был не самый впечатляющий. Но содержательный.
Котёл разорвало. Каша, металлические обломки, осколки крышки, кипящий бульон, куски недоваренного мяса и прочие достижения военной гастрономии взмыли вверх единым дисциплинированным столбом и затем, как положено всякому столбу, подчинились закону всемирного тяготения и начали опускаться.
Роммель лежал чуть в стороне. Он как раз смотрел туда, где ещё минуту назад стояли машины со снарядами.
Первым на его лицо приземлилась тёплая, вязкая масса, залепив системы визуализации, громкой связи и опознавания. Потом что-то громко ударило по фуражке. Потом фрагменты кулинарного искусства в виде гороха, кусков морковки и обломков котла начали сыпаться с неба.
Как настоящий ариец, он даже не вздрогнул. Просто не сумел.
Он лежал, с головы до сапог облепленный гороховой кашей и прочими экскрементами кулинарии, и медленно приходил в себя.
— Повезло… Они знали, где наш штаб, и просто промазали, — пронеслась в голове командира дивизии трезвая, почти деловая мысль о том, что охота шла именно за ним.
24 мая 1940 года. Рейхсканцелярия, кабинет Гитлера, Берлин, Германия.
Роммель поднялся, аккуратно стряхнул с себя остатки стратегического гороха и огляделся так, будто всё происходящее входило в план операции. Каменное лицо держалось достойно, хотя сапоги предательски хлюпали.
Вчера британские танки пытались проломить фронт.
Сегодня неизвестный бомбардировщик с ювелирной точностью разнёс тыл, промахнувшись по штабу буквально на тарелку каши.
Это уже переставало быть совпадением и начинало походить на воспитательную работу.
Роммель медленно поднялся, отряхнул мундир и огляделся. Каменное лицо держалось достойно, хотя сапоги откровенно хлюпали.
Он повернулся к кряхтящему, поднимающемуся с земли Зигфриду, начальнику штаба. Чуть более чистому, по сравнению со своим командиром.
— Как вам заходит такой истинно английский юмор? — спросил он почти светским тоном. — Всё-таки островитяне — забавные придумщики. Нам повезло, что мы не собирались облегчиться. А то даже страшно подумать, чем бы это закончилось и что доложили бы фюреру!
Зигфрид молча и зло выковыривал из-за воротника остатки рационов питания.
— Что вы теперь скажете про наши тылы? — продолжил Роммель. — Про ремонтные роты? Про снабжение? Про прикрытие с воздуха?
Он чуть прищурился и посмотрел на небо.
В этот момент высоко над ними просвистела четвёрка немецких истребителей — стройно и безупречно, как на параде.
Роммель проводил их взглядом.
— А вот, — сухо и едко заметил он. — И торжественный парад над нашими могилами.
Картина вдруг сложилась целиком и без иллюзий. Фланги открыты, как ворота амбара. Снабжение вытянулось в нитку, которую достаточно где-то просто перерезать. Танки ушли вперёд с таким энтузиазмом, будто война — это скачки, а не арифметика. И если такие налёты продолжатся, дивизия скоро будет воевать не с англичанами, а с отсутствием бензина и снарядов.
Через несколько часов в штаб ушёл пространный доклад. Официально — о повышенной воздушной активности противника и угрозе коммуникациям. Между строк — просьба слегка притормозить азарт и подтянуть в наступление пехоту, снабжение и здравый смысл.
Наверху сложили всё в одну стопку: танковые клинья ушли слишком далеко, тылы запыхались, авиация противника чувствует себя в глубине как дома. Картина получалась нервная.
24 мая 1940 года. Шарлевиль-Мезьер, провинция Арденны, Франция
Река Мёз текла себе спокойно, будто на ней не висела судьба половины Европы.
В здании бывшего лицея, который теперь служил штабом группы армий «А», по коридорам пахло бумагой, кожей сапог и тревогой. На столах — карты, циркули, флажки. На лицах — сдержанная немецкая сосредоточенность.
Утром на ближайший аэродром опустился Fw 200 «Кондор» из Берлина в сопровождении эскадры истребителей. Из него вышел человек, который любил резкие и волюнтаристские решения и ненавидел неприятные сюрпризы.
Гитлер лично прибыл к генерал-полковнику фон Рундштедту — командующему группой армий «А», старому пруссаку, аристократу, который смотрел на блицкриг так же, как опытный кавалерист смотрит на слишком ретивого жеребца: и красиво, и шею можно сломать.
В штабной комнате собралась верхушка германского военного разума: фон Рундштедт — холодный и безупречно выбритый, Кейтель — вытянутый и сухой, Йодль — с блокнотом и видом человека, который потом всё аккуратно оформит, Зоденштерн и Блюментритт — люди карт, стрелок и сухих формулировок.
Фон Рундштедт, не повышая голоса, произнёс то, что говорил уже сутки:
— Танки ушли слишком далеко. Фланги открыты. Пехота отстаёт. Если союзники ударят с юга — мы получим шикарный собственный котёл.
Гудериан в это время рвался к каналу Аа, в пятнадцати километрах от Дюнкерка, и мысленно уже ставил флажок на Ла-Манше. Но его здесь не было. Здесь собрались более осторожные люди.
Гитлер слушал. Он любил скорость. Но ещё больше он любил контроль.
В докладах мелькала строчка о налётах на тыловые колонны. О сожжённых и взорванных колоннах снабжения. О перебоях связи. О «значительной активности авиации противника».
Геринг, как водится, пообещал:
— Мои люфтваффе сами утопят англичан в море. Танки пусть отдохнут.
Фон Рундштедт кивнул едва заметно. Вот это ему нравилось. Танки в резерв. Пехота подтянется. Всё аккуратно, всё по плану.
Гитлер подошёл к карте. Внимательно рассмотрел условные значки танковых дивизий и противостоящих им сил, даже провёл пальцем по клиньям, уже почти упёршимся в побережье.
— Слишком быстро, — сказал он негромко. — Слишком далеко.
В комнате стало тихо.
Около полудня он произнёс своё решение — спокойно, почти буднично:
— Танковые части остановить на достигнутых рубежах. Закрепиться. Уничтожение противника возложить на авиацию и пехоту.
«Haltebefehl».
Штаб Рундштедта оформил приказ. Связисты передали его в войска.
Гудериан получил распоряжение, когда его передовые части уже нюхали солёный воздух канала. Он рвал и метал. Ходили слухи, впрочем совсем не достоверные, что он сорвал с головы фуражку и долго и яростно топтал её ногами, говоря какие то нехорошие слова под нос. Но он подчинился.
Клинья замерли.
Через несколько дней триста тридцать восемь тысяч — 198 тысяч англичан и 140 тысяч французов — погрузятся на корабли в Дюнкерке, бросив всё тяжёлое вооружение.
Историки потом будут спорить, кто виноват: осторожность Рундштедта, амбиции Геринга, употребление «первитина» танкистами или колебания Гитлера.
Но где-то внизу этой пирамиды решений тихо лежала ещё одна причина.
Четыре бомбы.
Колонна с боеприпасами.
И гороховая каша на сапогах Роммеля.
Это всё будет через два дня. А пока над Францией один бомбардировщик «Бостон» улепётывал домой, коптя американскими моторами и дрожа от перегрева.

Глава 14
Математика скорости

22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Пока в высоких штабах внимательно переклеивали флажки по карте и осторожно обсуждали стратегическую глубину мысли вождя, над Францией одинокий DB-7 «Бостон» на полном газу решал куда более прозаический вопрос.
Он улепётывал домой, коптя американскими моторами так, будто собирался оставить автограф на всём французском небе, и дрожал от перегрева двигателей.
А сзади, придавая происходящему особую остроту и пикантность, стремительно неслись аргументы немецкой авиационной школы, явно настроенные на исключительно плотное и личное знакомство.
Охота начиналась.
— Анри! Командуй, сколько там до «мессеров» и что они делают. Будку свою пока не открывай, попробуем оторваться на скорости.
«Бостон» ревел, как обиженный бык, ткнутый в задницу пикой тореадора. Лёха двинул рычаги вперёд до упора, загнав движки во взлётный режим. Обороты подползли к красной черте и дрожали там, как нервная студентка на экзамене.
— Ну, товарищи Пратт и Уитни! Покажите всю загнивающую мощь проклятого буржуинского моторостроения! — произнёс наш герой, почти колдуя над своим аэропланом.
Машина разгонялась — по меркам сорокового года очень даже бодро.
Он по миллиметру отрегулировал шаг винтов, дал смесь богаче, выжимая из наддува уже неразрешённое, будто подкармливал моторы перед дракой.
Но сверху, из прозрачной синевы, уже скользили серые силуэты. Они не спешили. Они просто падали — и от этого становилось не по себе. На их фоне «Бостон» казался почти неподвижным.
— Лейтенант! За нами отделились. Четверо! Или пятеро… Не понять. В цепочку выстроились. Четверо! Точно четверо! Идут цепочкой, дистанция километра три, выше нас на две тысячи.
Лёха чуть отдал баранку от себя, словно физически подталкивая самолёт вперёд. Высотомер дрогнул, стрелка медленно поползла вниз — триста… двести семьдесят… двести пятьдесят метров.
На бреющем его «Бостон» если и проигрывал «мессершмиттам» в скорости, то совсем не много. Был почти на равных.
А дальше уже всё упирается не в таблицы характеристик, а в детали: насколько устали моторы, какого качества бензин плещется в баках, и сколько твёрдости и упрямства осталось у пилота держать машину ровно над несущейся так близко землёй, когда небо начинает стрелять в ответ.
Тридцать секунд тянулись бесконечно. Только рёв моторов, тонкий посвист ветра и медленный отсчёт оборотов и высоты.
— Лейтенант! Они уже ближе! И сильно! Пикируют, — голос Анри звенел на высоких нотах.
Лёха кинул быстрый взгляд на приборы.
Триста восемьдесят, а может, и триста девяносто. Стрелка медленно ползла вправо.
— А совсем неплохо коптит американская керосинка, — довольно пробормотал наш попаданец, стараясь разглядеть в зеркала хоть намёк на приближающуюся опасность.
Он снова чуть подвинул шаг, давая моторам возможность «зацепиться» за воздух. Стрелки температуры двигателей всё дрожали у красных черт. Ещё немного — и будет совсем жарко.
Высотомер замер на отметке в сто метров, закрывая немцам привычный выход из пикирования, заставляя выходить раньше и осторожнее, теряя динамику.
Но по ощущениям было всего двадцать, или даже десять метров до проносящегося со свистом внизу пейзажа.
— Кокс! Может уйти повыше? — не выдержал катания на бешенной табуретке в дьявольском балагане Эмиль.
— Тогда мы у них как котлетка на блюдечке, подходи и стреляй в упор, — Лёха даже не повысил голоса. — Примерно дай направление, куда нестись?
— Хорошо по курсу, прямо на Париж валим, — нервно прохрипел в шлемофоне штурман.
«Мессеры» стали выходить из пикирования, растянулись длинной соплёй с завитком вверх, заходя в хвост бомбардировщика. Теперь это была не просто тень в небе — это была математика. Быстрая и пока, к сожалению, немецкая.
Разница в скорости чувствовалась почти физически.
Вы никогда не стояли у края платформы, когда вдалеке на сходящихся в перспективе рельсах появляется крошечное пятнышко? Секунды — и это уже не пятнышко, а бешеный экспресс, который с ревом пролетает мимо, дёргая потоком воздуха вас за рукава и намекая, что стоять здесь было смелым, но не самым разумным решением.
За минуту Лёха раскочегарил свой «Бостон» аж до четырёхсот тридцати километров в час, что на ста метрах высоты превращало жизнь трёх человек в одно неловкое или неуклюжее движение.
«Мессеры» в пикировании могли разгоняться и выше шестисот, но самоубийцами они точно не были и начали сбрасывать скорость сильно заранее, аккуратно подбирая разницу, чтобы не проскочить добычу.
Сначала в зеркале это были точки. Потом — крестики. Потом — уже кабины и блеск фонарей.
И пока этот экспресс накатывался на одинокий бомбер, воздух за хвостом начал звенеть так, будто сама скорость решила вмешаться в разговор.
— Анри, дистанция? — Лёха весь ушёл в пилотирование, слился с самолётом.
— Сокращают! Быстро сокращают! Метров пятьсот.
Лёха выругался про себя. На прямой от разогнанных в пикировании «сто девятых» убежать не удавалось. Хотя…
— Ладно… держитесь, гады. Анри, колпак даже не думай открывать, старайся бить короткими в сторону заходящего самолёта. Если что — кричи, я слегка подрулю!
И «Бостон» чуть приподнялся и лёг в лёгкую, еле заметную змейку, не вираж и даже не намёк на него. Пусть считают, пусть пересчитывают. Пусть работают, а не стреляют, как в тире.
Охота подошла к своей точке кульминации.
22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Адольф Галланд в то утро чувствовал себя человеком, у которого всё в жизни складывается прекрасно.
Ему всего двадцать восемь, а он уже гауптман и командир 3-й эскадрильи в JG 27. Он с удовольствием вспоминал своё общение и совместные полёты с Вернером Мёльдерсом, от которого перенял многое в тактике и управлении эскадрильей.
И теперь уже семь подтверждённых побед. Семь — это уже не случайность.
Утром ему сообщили по секрету, почти шёпотом, с тем особым удовольствием, которое бывает у адъютантов, когда они первыми приносят хорошую новость.
Приказ о награждении Железным крестом первого класса подписан. Вечером — торжественный ужин. Сам генерал Эрхард Мильх уже в пути, и банкет обещает быть шикарным.
Галланд улыбнулся и кивнул сдержанно, но внутри приятно потеплело. Железный крест первого класса — это уже серьёзно. Это признание. Это вес.
Днём им назначили вылет на прикрытие Ju 87.
Галланд поднял свою восьмёрку в чистое, прозрачное майское небо. Внизу медленно ползли «штуки» — аккуратные, деловитые, с торчащими ногами, несуразные и при этом смертельно опасные. Сам Адольф мыслями уже примерял парадный мундир и ленточку Железного креста. День в целом складывался удачно.
— Хер гауптман, справа внизу! — голос ведомого, обер-лейтенанта Густава Рёделя, прозвучал сдержанно, но с тем напряжением, которое не спутаешь ни с чем. — Одиночный бомбардировщик. Низко. Француз.
Галланд чуть наклонил машину и увидел его. Зелёный. Одиночный и без прикрытия. Идёт низко.
Он даже усмехнулся.
— Вот уж действительно, — пробормотал он, — какой заботливый мир. Прямо подарок к награждению.
В эфире щёлкнул переключатель.
— Achtung, Achtung. Здесь первый. — Его голос стал сухим и деловым. — Первая и вторая пары за мной. Третья и четвёртая пары остаются с восемьдесят седьмыми.
— Принял, первый, — ответил ведущий второй четвёрки.
Он на секунду задержал взгляд на строе пикировщиков.
— Если кто-то из англичан появится — вызывайте немедленно. Мы рядом.
— Jawohl.
Галланд перевёл взгляд вниз. Бомбардировщик оставлял за собой дымный выхлоп.
— Второй, за мной.
Он чуть толкнул ручку вперёд. Нос «сто девятого» мягко опустился, мотор зазвенел, земля начала расти навстречу. Рёдель послушно лёг ему в хвост.
— Один проход, — спокойно произнёс Галланд. — Не задерживаемся.
— Принял, — коротко отозвался ведомый.
Внизу зелёный бомбардировщик вдруг неуловимо зашевелился, словно почувствовал их взгляд.
— Посмотрим, — тихо произнёс Галланд, — насколько хорош сегодня подарочек.
Четвёрка истребителей сорвалась вниз. Машины вошли в пикирование, скорость росла, двигатель ревел ровно и уверенно. В перекрестии прицела француз должен был появиться через несколько секунд.
Но француз оказался не тем, кто ложится на блюдечко и поворачивается удобным бочком для разделки.
Даже с пикирования сократить дистанцию оказалось не так просто. Француз шёл у самой земли неожиданно быстро, и первые секунды Галланду пришлось буквально выжимать из «сто девятого» всё, что тот мог дать в падении. Разница таяла, но не так стремительно, как хотелось бы в праздничный день.
Когда дистанция наконец стала рабочей, возникла другая проблема. Бомбардировщик прижался к земле так плотно, что стрелять с привычного угла означало вместе с ним уйти в пашню. Пришлось заранее убирать газ и аккуратно выводить машину из пикирования, гасить избыточную скорость и переходить в почти горизонтальный заход.
И вот тут всё стало сложнее. Цель показала зубы — в его сторону потянулись огненные трассы стрелка. Спрятаться за хвостом тоже не выходило: бомбардировщик ловко повиливал вправо и влево, каждый раз открывая его самолёт под огонь. Машина шла параллельно земле — живая, быстрая и совсем не желающая красиво умирать.
22 мая 1940 года. Платента Земля.
Нашим уважаемым читателям сегодня трудно представить, в каком именно дурдоме жила планета в мае 1940 года. Хотя… Сегодня мир не намного более разумен.
Тогда же мир трещал, скрипел, перекрашивался и делал вид, что так и должно быть. Попробуем сделать краткий обзор происходящего дурдома.
* * *
Великобритания окончательно снимает перчатки. Парламент принимает Emergency Powers Act — государство теперь может управлять всем, кроме, пожалуй, погоды. Заводы, рабочие, транспорт, цены — всё под контроль. Страна официально превращается в аккуратную, дисциплинированную казарму. Вводится трудовая повинность — сказать «я не хочу работать на войну» примерно так же уместно, как попросить паузу во время артобстрела.
Черчилль летит в Париж, уговаривая французов не падать духом раньше времени.
В парижском военном министерстве стояла тяжёлая, почти больничная тишина. Карты ещё висели на стенах, стрелки на них уже выглядели не планом, а диагнозом.
Черчилль, только что ставший премьером, наклонился над столом и спросил жёстко, без пафоса:
— Где ваш стратегический резерв?
Пауза затянулась сильно дольше, чем нужно для приличия. Французские генералы переглянулись. Ответ главнокомандующего французской армией Мориса Гамелена потряс англичанина:
— Его нет.
Вот так. Без оговорок. Без «временно». Без «перегруппировываем».
Черчилль выпрямился. Он понял главное: Франция уже не готовится к контрудару — она пытается сдаться на приличных условиях. И когда он вернулся в Лондон, то привёз с собой осознание того, что союзник может рухнуть быстрее, чем кто-либо успеет к этому привыкнуть.
* * *
США пока делают вид, что стоят в стороне, но уже нервно шевелятся. Рузвельт говорит по радио, что Америка должна стать «арсеналом демократии». Пока это слова, но слова с намёком на заводские гудки.
Армейский авиационный корпус просит деньги на 50 000 самолётов — Конгресс крупно поперхнулся. В Нью-Йорке открывается Всемирная выставка, сияют павильоны будущего, но павильоны Польши и Чехословакии аккуратно закрыты ленточками. Under constuction. Люди проходят мимо и стараются не смотреть слишком внимательно.
* * *
Муссолини жалуется зятю Чиано: если немцы возьмут Париж без него, он будет выглядеть глупо. Чиано честно записывает в дневник: дуче боится опоздать к разделу добычи.
* * *
Черчилль пишет Рузвельту почти без дипломатии: дайте нам эсминцы. Если мы утонем — вам потом придётся плыть в одиночку.
* * *
22 мая нарком иностранных дел Молотов заявляет, что Литва, Латвия и Эстония «не выполняют договоры о взаимопомощи». Литва капитулировала без боя, Латвия и Эстония — вопрос времени. В Москве уже составляют списки «народных правительств». «Правда» радостно уверяет советских читателей — на основе взаимного доверия между братскими народами.
* * *
Так выглядел мир в тот день: одни готовились воевать, другие — делить, третьи — не замечать. И всё это — одновременно.
22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
— Анри, дистанция?
— Четыреста… триста пятьдесят… п-подходят!
Первый «мессер» не стал рисковать и тянуть до упора. Он выровнялся, будучи ещё далеко, метров в четырёхстах, и вдруг из его крыла вспыхнули короткие огни.
Трассы пришли неожиданно быстро. Они не били — они свистнули, прошили воздух впереди яркими пунктирными нитями, казалось, перечеркнули небо прямо перед фонарём.
Главное было — не дёрнуться.
Не рвануть штурвал на себя, не уйти в инстинктивный крен, не подарить немцу нужное движение.
— Спокойно… спокойно… — выдохнул Лёха сквозь зубы, удерживая машину ровно.
Трассы прошли выше.
Сзади раздался характерный треск MAC 1934.
— Стреляют издали! — крикнул Анри. — С четырёхсот! Кокс, левее!
Лёха филигранно отрулил влево, открывая стрелку прятавшийся за хвостом истребитель.
Снова раздался треск пулемёта.
«Мессер» дал очередь с той же дистанции. Пули легли чуть ниже, одна полоснула по воздуху у самой кабины, и от этого внутри всё неприятно сжалось.
— Кокс! А в горизонте они нас и не особо то догоняют! — восторг стрелка передался экипажу.
Лёха едва заметно сдвинул педалью руль направления. Самолёт чуть скользнул в сторону, не ломая курса. Никакой паники. Никаких резких движений.
Ещё веер трасс — теперь ближе. Одна искра мелькнула у левого крыла.
— Чуть вправо! Он берёт упреждение! — заорал Анри.
Лёха филигранно парировал педалью и лёгким движением штурвала. Не вираж — поправка. Немцу снова пришлось пересчитать.
Анри дал ответную очередь — длинную и злую. Его трассы ушли назад и вверх, к серому силуэту.
Пулемёт бодро затарахтел… и вдруг захлебнулся, словно подавился собственным героизмом.
— Мёрде. — раздалось в самолете.
Некоторое время в шлемофонах не было слышно ничего, кроме «мерде», набора слов из словаря портовых грузчиков — и такого многоэтажного описания половых органов животных, совокупляющихся в самых нетрадиционных варициях, что даже радиосвязь, казалось, слегка смущённо потрескивала.
— Анри? — поинтересовался Лёха, продолжая вести машину.
— Сейчас, сейчас… — стрелок возился в своей «будке».
— Всё! Готово! — с облегчением выдохнул Анри. — Передайте господам, что технический перерыв окончен!
И дал длинную и очень злую очередь.
22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Галланд наконец поймал зелёный силуэт в прицел, дал первую очередь.
Трассы прошли перед самым носом двухмоторного самолёта, аккуратно, почти вежливо, как предупреждение.
Бомбардировщик чуть качнулся в сторону — едва заметно, без паники, без резкого манёвра — и прицел снова оказался пустым. Будто кто-то внизу специально на полсекунды убирал цель из перекрестия.
Вторая очередь получилась плотнее, длиннее и злее.
И снова мимо.
Он почувствовал, как в груди поднимается неприятное раздражение. Всё должно было быть иначе.
Короткий красивый эпизод: заход, короткая очередь, чёрный дым, красивый огненный факел — и плюс один к счёту. А вечером за ужином можно было бы скромно сказать: «Да, сегодня ещё один».
Вместо этого француз вёл себя недопустимо живо. Он нёсся у самой земли, быстро, уверенно и явно не собирался выполнять роль статиста в чужом торжественном сценарии.
Галланд дал ещё одну очередь — уже почти из упрямства. Трассы снова прошили воздух, снова легли чуть не туда. Бомбардировщик едва заметно скользнул, как рыба под самой поверхностью воды, и опять вышел из перекрестия.
И тут взгляд машинально скользнул на указатель топлива.
Стрелка уже стояла не в том месте, где можно продолжать охоту ради красоты момента.
В наушниках щёлкнул эфир, и сквозь помехи прозвучал спокойный голос ведущего, оставшегося со «штуками»:
— Первый, наблюдаю самолёты противника с севера. Высота три километра. Иду на перехват.
Галланд коротко вдохнул. Мир напомнил, что сегодня не только его праздник.
— Принял. Группа, один заход — и возвращаемся.
Он мягко потянул ручку, перевёл свой «сто девятый» в набор и аккуратный разворот. Земля отъехала вниз, бомбардировщик остался там, где и был — у самой кромки полей, живой, быстрый и раздражающе целый.
Восьмой, праздничной победы в этот день не случилось.
22 мая 1940 года. Небо над городом Аррас, департамент Па-де-Кале, Франция.
Первый «мессер» не стал больше сближаться. На двухстах метрах высоты он дал последнюю очередь и ушёл вверх, в разворот, не желая рисковать близким знакомством с пашней.
— Отвалил! — в восторге проорал Анри, так что у Лёхи наушники чуть не отлетели от головы. — Следующий заходит.
— Спокойно, — ответил Лёха, не отрывая взгляда от горизонта.
Где-то по крылу «Бостона» сухо простучала россыпь попаданий. Вроде как и не смертельно — пока, во всяком случае, — но исключительно неприятно.
Трассы снова вспыхнули впереди — яркие, нервные, злые.
Второй истребитель оказался настырнее — попытался сократить дистанцию и вышел почти на триста пятьдесят, дал плотную длинную очередь и проскочил чуть вправо, вынужденный резко тянуть ручку, чтобы не вмазаться в землю. Анри проводил его злой россыпью трасс, и тот последовал за ведущим, разворачиваясь обратно.
Третий и четвёртый действовали проще и быстрее. Они дали по длинной, но размазанной очереди с большой дистанции в сторону бомбардировщика — больше в надежде на удачу, чем ради результата, — и боевым разворотом ушли обратно в сторону Арраса, к своим пикировщикам и более благодарной работе.
— Кокс! Эмиль! Они отвалили! Они сдриснули! Колбасники проклятые! — восторг стрелка можно было разливать по банкам и продавать как средство от уныния.
Лёха не ответил сразу. Он аккуратно потянул штурвал на себя, давая машине хоть чуть-чуть набрать высоту и уйти от такой близкой земли. Затем осторожно убрал обороты прекрасно потрудившимся сегодня моторам и вывел «Бостон» в спокойный крейсерский полёт, начав плавно набирать высоту. Рёв перешёл в уверенное гудение, напряжение в кабине спало.
Потом наш герой внимательно посмотрел на индикатор остатка топлива.
И надо сказать, увиденное ему не особо понравилось.
— Эмиль… — спокойно произнёс он. — А сколько мы уже в воздухе? А то остаток меньше трети бака.
В самолёте возникла долгая и вполне себе любопытная пауза. Наконец в наушниках зашипело, и прорезался голос штурмана.
— До Сен-Мартена, нашего аэродрома базирования — двести десять, — сообщил Эмиль, видимо сверяясь с картой.
— До Ля-Бурже — сто пятьдесят. А ближе то и нет ничего приличного, если только где-то в полях садиться.
В кабине повисла секунда тишины. Потом Лёха фыркнул:
— Пятьдесят километров — это как раз между «красиво долетим» и «уныло дойдём пешком».
Эмиль усмехнулся, откинулся на спинку и с неожиданным довольством сказал:
— Значит, не будем испытывать судьбу.
И тут штурмана вдруг прорвало, выплеснув всё, что накопилось за такой дивный полёт:
— Ну ты и придурок, Кокс! Ну ты и псих! Чтобы я когда-нибудь ещё сел даже на детскую карусель? Никогда в жизни. У меня лицо, наверное, белее мела.
Повисла пауза, пока каждый из троих лётчиков переваривал сказанное.
— Идём на Ля-Бурже, — уже спокойнее продолжил Эмиль. — Влево двадцать. Курс сто девяносто.
— Как скажешь, наш бледнолицый вождь, — радостно отозвался Лёха, уже закладывая плавный разворот. — Ведущий нас по светлой дороге праведной жизни.
— Именно как скажу, Чингачгук Стальные Яйца, — хмыкнул Эмиль. — Сегодня я отвечаю за то, чтобы мы ужинали, а не объяснялись с ангелами. Хотя тебе это не грозит. Тебе точно персональный котел у чертей приготовлен. На костре уже стоит, греется!
Сзади радостно хохотнул Анри:
— Записываю в бортжурнал: экипаж здоров, шутит, ушли от немцев, взорвали чего-то там красиво, летим в Париж к девочкам, настроение — праздничное!
«Бостон» послушно лёг на новый курс.
Моторы гудели уже не в истерике, а в рабочем, довольном режиме. Под крыльями тянулась Франция, где-то позади дымились чужие проблемы, а впереди маячил аэродром с топливом, кофе и шансом пережить этот день.
— Ну что, господа, — довольно сказал Лёха. — Кажется, можно констатировать, сегодня мы официально живы.
— С большим запасом, — подтвердил Эмиль. — Нам не поверят. И с хорошей историей на вечер.
Анри добавил:
— И с поводом выпить. Желательно за счёт эскадрильи.
— Анри! Ты никчёмный представитель благородного рода! Ты должен поить весь экипаж только в силу своей аристократической фамилии!
Лёха только посмеялся. Видимо разговор уже соскользнул на неоднократно заезженную колею.

Глава 15
Война за женщину

24 мая 1940 года, Аэродром Ля-Бурже, северо-восточный пригород Парижа.
Аэродром Ля-Бурже встретил их не фанфарами, а запахом масла, бензина и всеобщего нервного срыва. На удивление, стояло достаточно много самолётов, дежурное звено периодически срывалось в воздух, зенитчики нервно крутили своими тонкими стволами, техники бегали с инструментами, кто-то кричал, кто-то спорил, будто пытаясь понять, как всё это вообще случилось.
Их залётный «Бостон» загнали на дальнюю стоянку около ангаров технической службы. Через час беготни, споров и заполнения груды бумажек у самолёта их отловил механик — пожилой, с выцветшими глазами и такими руками, что ими можно было откручивать гайки без пассатижей.
Он поманил Эмиля пальцем.
— Идите-ка сюда, господа герои.
Лёха, разумеется, пошёл вместе с ним. Герои без свидетелей — это недостаточно правильные герои.
Механик постучал отвёрткой по обшивке крыла.
— Вот смотрите. Вроде всего-то три дыры. Немцы, видимо, были вежливы.
Эмиль наклонился. Лёха тоже. Три аккуратных отверстия в металле выглядели почти безобидно. Почти.
Механик сунул отвёртку глубже в одну из пробоин и покачал головой.
— А вот эта — почти перебила трос управления элероном.
На «Бостоне» элероны управлялись системой тросов и качалок, идущих от штурвала через фюзеляж в крыло. Никакой магии — только стальные тросы, ролики, блоки и честная механика. Если трос перебит — элерон начинал жить своей жизнью, а лётчик — своей. Но обычно недолго.
— Ещё пара миллиметров — и вы бы уже не спорили со мной, а копали бы где-нибудь огород доброй французской вдове, — спокойно добавил механик. — Неясно, как вы вообще долетели.
Лёха почесал затылок, вспоминая свои пируэты.
— Мы старались.
— Это я вижу, — буркнул механик. — Пару дней — протянем новый трос, проверим блоки, и будет как новый. Если, конечно, нас завтра не эвакуируют к чёртовой матери. Вы сами видите, что тут творится.
Они это видели.
В административном бараке надрывался полевой телефон. Ординарцы бегали с записками. Связь то появлялась, то исчезала. Кто-то пытался дозвониться до соседнего аэродрома, кто-то — до штаба сектора. Линии были перегружены, провода звенели, как нервы Франции.
Эмиль, как командир экипажа, отправился к телефону и после нескольких попыток всё же добился соединения с эскадрильей. Разговор получился коротким и нервным — срочно чините самолёт.
После этого он остался на аэродроме сторожить дорогой американский аэроплан.
— Иначе к утру мы тут даже следов на траве рискуем не обнаружить, — в сердцах высказался командир экипажа.
Это прозвучало почти героически, если не учитывать степень разлада, поразившего французскую командную систему, словно раковая опухоль.
Лёха же, сопровождаемый Анри, решил использовать стихийно возникшее окно безделья, выяснить свой актуальный статус в бардаке французской авиации и заодно попробовать ещё раз дойти до советского посольства.
От Ля-Бурже до города ходили пригородные поезда Северной железной дороги, до Gare du Nord, а оттуда было недалеко и до его парижских целей.
Они забрались в вагон, где вперемешку ехали военные, женщины с узлами, деловые господа с портфелями и ещё миллион странных персон из всех углов французской жизни.
Анри задумчиво произнёс:
— Какие у тебя планы в Париже?
— Очень хороший и своевременный вопрос, Анри! Я ещё над ним не думал! — смеясь, ответил Лёха.
— Ну… если у тебя будет время… — замялся Анри, затем решился и, смущаясь, продолжил: — Пойдём сходим в Мулен-Руж…
И, неправильно истолковав удивлённое выражение лица нашего героя, стрелок поспешил пояснить:
— Нет, не волнуйся! У меня там есть связи и деньги, нас пустят!
Паровоз дал свисток, поезд дёрнулся и покатил к столице, которая ещё жила, ещё светилась витринами и ещё делала вид, что никакой войны нет и в помине.
21 мая 1940 года. Рейхсканцелярия. Берлин.
А несколькими днями ранее…
Альфред Розенберг, руководитель Управления внешней политики НСДАП и уполномоченный фюрера по надзору за мировоззренческим воспитанием партии, стоял чуть в стороне от длинного стола, прижав руки к бокам, будто ему только что выдали погоны. Военным он не был — форму носил партийную, а власть его была идеологической.
В присутствии старых партийных хищников он всегда чувствовал себя неуютно — прибалтийский немец, интеллектуал среди грубых ветеранов путчей. Формально — рейхсляйтер, идеолог, архитектор мировоззрения. Фактически — человек, которому каждую неделю приходилось бороться за реальное влияние и доказывать, что он полезен не только как автор трактатов.
Адольф Гитлер остановился у карты Франции. Он любил карты. Они позволяли передвигать будущее одним пальцем.
— Розенберг, как продвигается ваша культурная миссия? Что с ценностями Франции?
Вопрос прозвучал почти рассеянно, как если бы речь шла о текущих поставках. Но пауза после слов была слишком точной, чтобы считать её случайной.
Розенберг слегка поклонился.
— Мой фюрер, ещё до начала кампании наши агенты влияния вовремя внедрили французским чиновникам мысль о необходимости эвакуации крупнейших произведений искусства. И те, сами того не осознавая, действовали по предложенному нами плану. Основные ценности вывезены из Лувра в три замка.
Он подошёл к карте и аккуратно коснулся её кончиком карандаша.
— Замок Шамбор — долина Луары, сто пятьдесят километров к югу от Парижа.
— Замок Валансе — около двухсот километров от столицы, также в долине Луары.
— Замок Сурш — недалеко от Ле-Мана — примерно те же двести километров.
— Прекрасно. Я вижу, вы хорошо справляетесь, — произнёс Гитлер, прищурившись и разглядывая карту, словно видел сквозь бумагу перевезённые сокровища культуры. — Нельзя оставлять культурное наследие Европы без надзора. Франция утратила самостоятельность в истории, а вместе с ней — право быть её хранителем. Сокровища цивилизации должны находиться там, где есть порядок, сила и понимание их значения.
Герман Геринг стоял чуть в стороне, у окна.
Он не перебивал, не задавал вопросов и не уточнял. Только лениво покачивал головой и разглядывал карту Франции, запоминая детали. Когда Розенберг закончил перечисление замков, Геринг едва заметно усмехнулся.
Он уже видел аэрофотоснимки. Люфтваффе фотографировала всё — мосты, дороги, станции, замки. И транспорт из Парижа к замкам в долине Луары тоже попал в объективы камер.
«Культурная миссия», — подумал он. — Этот теоретик собирается каталогизировать Европу.
Розенберг кивнул, стараясь не выдать облегчения. Одобрение фюрера было редкой валютой — её выдавали нечасто.
21 мая 1940. Управление внешней политики НСДАП.
Позднее, в своём кабинете в Управлении внешней политики НСДАП, Розенберг позволил себе немного расслабиться. И именно в этот момент адъютант постучал и, дождавшись разрешения, вошёл и, заметно волнуясь, доложил:
— Господин рейхсляйтер… срочное донесение из Франции. Основные коллекции действительно прибыли в Шамбор. Однако…
Розенберг медленно поднял взгляд.
— Что значит «однако»?
— «Мона Лиза» отсутствует. В замке находится фальшивка — копия, причём низкого качества. Хотя по всем документам проходит как оригинал. Сам оригинал, по словам источника, туда не поступал.
В кабинете стало тихо.
— Вы уверены?
— Источник проверенный, господин рейхсляйтер.
Розенберг прошёлся вдоль стола. Гитлер лично интересовался символами. «Мона Лиза» — не просто картина. Это эмблема Франции, её бесценный шедевр мирового искусства.
— Подготовьте группу. Небольшую, из проверенных людей. Нам необходимо срочно установить местонахождение оригинала до того, как фюрер задаст следующий вопрос. И желательно — спасти картину и вывезти её в Германию.
Вечером того же дня состоялся занятный телефонный разговор.
Берлин уже темнел, когда Альфред Розенберг велел соединить его с рейхсмаршалом.
Связь устанавливалась не сразу, и вскоре на том конце трубки ответил густой, с лёгкой ленцой голос.
— Розенберг? Чем грубый солдафон может быть полезен делу спасения всей европейской культуры?
Геринг умел говорить так, будто делает одолжение уже тем, что слушает. Слова были вежливыми, интонация — почти издевательской.
Розенберг выпрямился, хотя собеседник его не видел.
— Речь идёт о некоторых мероприятиях в районе Луары. Личное поручение фюрера. Требуется присутствие небольшой группы. Вопрос носит идеологический характер.
Пауза. Где-то на другом конце линии звякнул бокал.
— Идеологический? — лениво переспросил Геринг. — Собираетесь агитировать баранов или коров, записывать в партию, Розенберг?
— Если фюрер посчитает это необходимым, — сухо ответил Розенберг, — то да, даже агитировать баранов.
Геринг усмехнулся.
— Любопытно. Обычно бараны не требуют транспортировки силами люфтваффе.
— Это особые бараны, рейхсмаршал, — произнёс Розенберг, теряя терпение.
— Конечно, мой дорогой Розенберг. Люфтваффе всегда готова содействовать культурному развитию… баранов. Я выделю транспорт и одного из лучших офицеров для координации.
«Офицера», — зло повторил про себя Розенберг. Он прекрасно понимал, что это означает.
— Благодарю вас, рейхсмаршал.
— Мы все служим одной великой цели, — мягко произнёс Геринг, мысленно добавив: пополнения моей коллекции.
Трубка легла на рычаг.
Розенберг остался стоять в тишине кабинета, физически ощущая всю неадекватность ситуации.
А в Каринхалле Геринг вызвал начальника разведки люфтваффе, генерал-лейтенанта Йозефа Шмида по прозвищу «Беппо».
— Посадите аналитиков изучить снимки Шамбора и окрестностей Ле-Мана. И отберите троих толковых людей для работы во Франции.
— Из парашютистов? — уточнил Шмид.
Геринг скривился.
Шмидт был предан лично ему, как служебная овчарка, но мыслительные процессы у него шли с заметным проскальзыванием. Он умел отдавать приказы, строить людей и чертить стрелки на карте, но когда разговор заходил о тонкой игре между ведомствами или о том, зачем вообще всё это затевается, в глазах у него появлялось выражение человека, которому внезапно предложили обсудить философию.
Геринг это ценил. Преданность — безусловная. Инициатива — строго дозированная. Думает медленно, но слушается быстро. Идеальный подчинённый для сложных времён.
— Нужны двое для силовой поддержки — из штурмовиков, желательно прошедших Голландию. И один офицер из разведки. Умный. С опытом работы на чужой территории. Чтобы умел входить в контакт, вербовать, договариваться и исчезать, если потребуется.
Он постучал пальцем по карте Луары.
— Все трое — с хорошим французским и без заметного акцента. У нас хватает людей из Эльзаса и Лотарингии.
Пауза затянулась.
— Розенберг едет агитировать баранов. Я хочу знать, кто там на самом деле пасётся.
В это же время сотрудники СД, подчинённые Гиммлеру, перехватили часть телефонных переговоров.
— Французские коллекции… замки… особый интерес фюрера…
Из Берлина ушла шифровка агенту в Париже:
«Установить точное местонахождение эвакуированных ценностей Лувра. Проверить, соответствует ли информация о Шамборе действительности. Приоритет — объекты особой символической значимости».
Три центра немецкой силы пришли в движение одновременно.
22 мая 1940 года. Даунинг-стрит. Лондон.
Кабинет был пропитан табачным дымом и усталостью.
Уинстон Черчилль провёл уже несколько часов в бесконечных совещаниях с армией, флотом и военным кабинетом. Карты побережья Северной Франции были исписаны цветными карандашами — стрелки сходились к Дюнкерку со всех сторон. Дюнкерк. Канал. Песчаная полоска надежды.
Двести тысяч британских солдат оказались в ловушке. Немцы вышли к морю. Мышеловка захлопнулась, и кольцо сжималось.
В конце длинного дня настала очередь разведки.
Стюарт Мензис, глава Secret Intelligence Service, более известной как MI-6, ждал, пока премьер-министр оторвётся от карты.
Черчилль выглядел измотанным. Он работал без отдыха уже две недели, и это должен был быть уже третий его визит во Францию за месяц. Ещё один перелёт в этот раздражающий, паникующий Париж. И, если повезёт, — хоть немного поспать в самолёте.
— Немцы укрепляют позиции вокруг Дюнкерка, — спокойно доложил Мензис. — Давление усиливается. Французская координация ослабевает.
Черчилль кивнул. Он слышал это весь день — только другими словами.
Мензис выдержал паузу.
— Есть ещё один момент, требующий вашего внимания, премьер-министр. Французы эвакуировали основные коллекции из Лувра.
Черчилль чуть раздражённо поднял бровь. Дюнкерк горит, империя висит на волоске — и тут какой-то Лувр.
— И что с того?
— По нашим сведениям, не все экспонаты прибыли по назначению, и у наших противников наблюдается повышенная активность в этом направлении.
Черчилль на секунду задумался, затем скривился и медленно выдохнул:
— Примите меры. Пошлите кого-нибудь вменяемого. Стюарт, мне ли вас учить.
— У меня есть человек на примете, — спокойно сказал Мензис. — Морская выправка, хороший французский, разбирается в предмете, привычка действовать в одиночку.
Черчилль устало усмехнулся.
— Дайте ему самое скучное имя, какое найдёте. — Он на секунду задумался.
Мензис улыбаясь предложил:
— Бонд?
Черчилль махнул рукой:
— Сойдёт. Я буду звать его Бонд. Джеймс Бонд.
Мензис позволил себе едва заметную улыбку.
— Разумеется, сэр.
Для истории он останется безымянным офицером разведки.
Черчилль взял шляпу и направился к автомобилю. Впереди его ждали аэродром и очередной перелёт во Францию.
24 мая 1940 года. Лувр, Париж.
Его звали Анри Дюваль. Он был смотрителем Лувра сколько себя помнил, в свои семьдесят один — из тех людей, которые не просто работают в музее, а живут им. За десятилетия службы картины стали ему ближе многих знакомых. Он знал их привычки, если так можно выразиться: как ложится свет на холсты в разное время дня, где рамка слегка поскрипывает зимой, какая поверхность капризно реагирует на влажность. Лувр был для него не учреждением, а домом, где каждое полотно занимало своё, давно обжитое место.
Когда началась эвакуация, Анри чуть не умер. В залах, где ещё вчера висели шедевры, появились ящики, солома, списки, чиновники с бумагами. Картины снимали со стен, бережно, но всё равно невыносимо деловито, переписывали, упаковывали, забивали в деревянные короба и уносили прочь. Пространства пустели так быстро, что он не успевал привыкнуть к их новому виду. Шаги начинали гулко отдавать от стен, свет падал на голые участки штукатурки, и Лувр осиротел.
В разгар этой лихорадочной суеты его отловил месье с аккуратными усиками и в невзрачно сидящем костюме, представившись сотрудником государственной службы, отвечающей за сохранность национального достояния. Он даже показал красивую бумажку. Говорил спокойно, уверенно, тоном, не оставляющим места сомнениям. Всё, что он предлагал, звучало разумно и необходимо и, главное, полностью соответствовало желаниям самого Анри.
— Вы понимаете, что происходит? — тихо сказал человек в сером костюме. — Фронт рассыпался. Немцы идут быстрее, чем мы успеваем запечатывать ящики.
Анри сжал связку ключей.
— Замки надёжны. Их выбрали заранее.
— Замки! Даже вы знаете, куда отправляются шедевры! Это первое место, куда придут немцы. Если не они сами подсказали нашим чиновникам эту идею эвакуации.
Анри побледнел.
— Вы хотите сказать…
— Я хочу сказать, что они прекрасно осведомлены. О маршрутах. О списках. О хранилищах. И если они ещё не у дверей, то только потому, что выбирают удобный момент.
Он шагнул ближе.
— Мы обязаны спасти шедевр. Для будущего. Для Франции.
Анри с любовью смотрел на картину.
— Несите свой дубликат, месье, и сделайте так, чтобы бумаги сошлись, а уж об остальном я позабочусь.
В его жизни появился смысл.
Затем Анри подписывал бумаги одну за другой, полагая, что участвует в спасении того, чему посвятил жизнь. Среди множества ящиков и накладных был и тот, что значился как «La Joconde», русскому читателю известная больше как «Мона Лиза». Внутрь аккуратно уложили картину, которую посторонний принял бы за творение мастера. Разведчик выглядел удовлетворённым, документы сошлись, печати поставили, ящик заколотили и отправили в один из замков.
Его любовь осталась в Лувре.
Разведчик обещал появиться позже и перевести картину в достойное место. Но не появился.
Теперь Анри сидел в дальнем подвале, среди старых труб и складированных рам, с кружкой горячей воды, слегка подкрашенной травами — чай в военном Париже стал дорогой роскошью. Он пил медленно и смотрел на неё.
В полумраке лампы «Мона Лиза» казалась удивительно спокойной. Её улыбка была тонкой и почти неуловимой.
Её улыбка — тонкая, загадочная и едва уловимая — будто вот-вот исчезнет, но каждый раз возвращается. Не радость и не грусть, а тихая, ускользающая тайна.
Анри тихо кивнул ей, словно старой знакомой.
— Ничего, мадам, — пробормотал он. — Теперь вы в хорошей компании.
И в тусклом подвале Лувра на мгновение стало почти спокойно.
24 мая 1940 года. «Мулен-Руж», площадь Пигаль, Париж.
А в это время, пока крупнейшие разведки мира странным и нервным образом приходили в движение, группы крепких молодых людей проверяли оружие и грузились в самолеты, пока шпионы крались темными коридорами и встречались с коллоборационистами, Лёха, по собственному глубокому убеждению, занимался куда более приятным и смешным делом.
Он сидел за маленьким круглым столиком в главное зале «Мулен-Руж», потягивал кислое белое вино и со снисхождение смотрел на сцену, как взрослый смотрит на расшалившегося ребенка.
Там кружилось классическое ревю.
Перья. Корсеты. Чулки. Блёстки.
Ноги взлетали в канкане так высоко, будто собирались оторваться от хозяек и улететь воевать самостоятельно. Молодые женщины старательно закидывали стройные ноги — в облегающих шёлковых панталончиках, в чулках, в блёстках и перьях, ловко балансируя между приличием и откровенностью.
Эротика здесь была не в лоб и не напоказ. Она пряталась в движениях, в взглядах, в полуулыбках и в лёгком покачивании бёдер. Танцовщицы будто всё время обещали больше, чем показывали, и именно этим держали зал в напряжении.
Каждый жест был выверен, каждая пауза — продумана. Ни грубости, ни вульгарности, ни истеричного стремления шокировать публику. Только игра, намёк и тонкая граница, по которой они уверенно шли, не сваливаясь ни в пошлость, ни в скуку.
Лёха посмотрел, прищурился, покрутил в пальцах бокал и философски подумал:
Ну да… Далеко вам ещё до двадцать первого века.
В этот момент к нему наклонился взбудораженный Анри, раскрасневшийся, с глазами, как у человека, впервые увидевшего электричество, и прошептал с таким восторгом, будто только что раскрыл главную тайну мироздания:
— Кокс… Представляешь… Они… внутри… бритые! Ну там! Все!
Он даже для убедительности махнул рукой куда-то в сторону взлетающих ног на сцене.
Лёха посмотрел на подпрыгивающего от счастья Анри, потом на сцену, потом снова на Анри — и не выдержал.
И заржал.
Громко. От души. Почти со слезами.

Глава 16
Улыбки повышенной опасности

Конец мая 1940 года. Академия изящных искусств, левый берег Сены, Париж.
Париж ещё держался. Делал вид, что держится. Трамваи звенели, кофе в булочных пах так же, как и неделю назад, и только газеты лежали на прилавках с таким выражением лица, будто уже всё знали.
Мадлен Рено-Ришар, художница, шла по набережной к Парижской школе изящных искусств — старейшей художественной академии Франции, в своём неизменном сером пальто, с папкой под мышкой и выражением человека, который считает, что если уж мир и рушится, то пусть делает это аккуратно, не пачкая краски.
Два раза в неделю она вела курс для выпускников — «Техника сфумато и психологический портрет эпохи Высокого Возрождения». Студенты между собой называли его проще: «Как малевать под Леонардо, чтобы преподаватель не выгнала».
Мадлен требовала:
— Меньше контура. Больше воздуха. Не надо рисовать улыбку так, будто модель съела что-то подозрительное и теперь не знает, как выпустить воздух.
Она умела быть строгой. И умела быть язвительной.
В тот день она как раз объясняла, почему Леонардо да Винчи писал не глаза, а пространство вокруг них, когда в дверях мастерской возник сухонький силуэт в поношенном пальто.
Анри Дюваль, её старинный приятель и смотритель Лувра.
Человек, который знал каждую трещину в штукатурке музея лучше, чем большинство людей знали собственных родственников.
— Мадлен, — позвал он негромко.
Она обернулась.
— Анри! Какая прелесть! Вы пришли проверить, не стащили ли мы у вас ещё одну Венеру?
— Надеюсь, что нет, — ответил он, смеясь.
Она отпустила студентов на перерыв и вывела его в коридор, пахнущий растворителем, красками, мокрым гипсом и свежим холстом.
— Как вы! Не видела вас миллион лет! Вы совершенно не изменились! Что привело вас к нам?
— Вы мне льстите, моя дорогая!
Они обсудили за минуту ещё миллион тем, и Анри, понизив голос, сказал:
— Решил помочь нуждающемуся студенчеству, да и самому немного заработать, чего уж. Мне нужны хорошие копии «Джоконды». Срочно.
Мадлен удивлённо распахнула глаза и моргнула.
— Зачем?
Анри печально вздохнул.
— Есть один состоятельный господин. Чудаковатый. Коллекционер. Он хочет разыграть гостей на день рождения.
Мадлен тихо усмехнулась.
— Парижане неисправимы. Тут война, хаос, а у них день рождения!
— Он платит хорошо, — добавил Анри грустно и мягко, разведя руками, мол, видишь, чем приходится заниматься. Сто франков.
Она остановилась.
— За одну?
— За конкурс. Нужно пять лучших работ.
Мадлен на секунду представила лица своих выпускников. Май 1940 года. Заказы редки. Галереи осторожничают. Половина клиентов уезжает на юг.
— Сто франков… — повторила она задумчиво. — На пиво им точно хватит.
Она рассмеялась.
— Вы прекрасно знаете, как их мотивировать!
Через десять минут мастерская гудела.
— Хорошо. Но это должны быть действительно достойные копии. Никакой халтуры. Если мой богач решит сравнить с оригиналом, ему не должно быть стыдно.
Мадлен встала перед мольбертами.
— Господа и дамы. У нас конкурс. Пять лучших копий «Джоконды». Приз — сто франков. На пиво.
В мастерской поднялся гул, будто объявили мобилизацию, только добровольную.
Принесли старые репродукции, альбом с фотографиями, даже достали крошечную рождественскую открытку с «La Joconde», выцветшую по краям.
— Сфумато! — кричала Мадлен, метаясь между холстами. — Не рисуйте ей зубы! У неё нет зубов! У неё улыбка!
Краска ложилась на холст, кисти летали, иногда раздавались возгласы, студенты пытались добиться той самой полуулыбки, которая ускользала, как обещание.
Через три дня в мастерской стояло восемь исключительно приличных «Мона Лиз». Каждая чуть своя, но каждая — достойная.
— Господа, — произнесла Мадлен наконец. — Поздравляю. Вы все только что коллективно ограбили Возрождение.
Анри пришёл снова. Смотрел. Долго. Очень долго.
— Эта, — сказал он наконец, указав на одну. — И эта. И вот эти.
Он выбрал пять.
— Это пять лучших? — возмутились студенты. — А наши⁈
— Остальные три… — Мадлен вздохнула. — Останутся в истории как «очень достойные попытки».
Сто франков перекочевали в руки счастливчиков.
Студенты аккуратно донесли отобранные копии в мастерскую Поля Бельмондо, мужа Мадлен, на авеню Данфер-Рошро — сушиться и храниться в безопасности.
Потом, как и было обещано, отправились «отмечать художественную победу».
А Анри Дюваль, смотритель из Лувра, стоял в углу мастерской, глядя на пять почти одинаковых лиц.
— Простите меня, мадам, — пробормотал он тихо, обращаясь к одной из них.
И на мгновение ему показалось, что улыбка на холсте стала чуть шире и ехиднее.
24 мая 1940 года. Центральный почтамт, улица Лувр, Париж.
Вчера прямо с вокзала Лёха, не дав Анри ни отдышаться, ни окончательно протрезветь от дороги, отправился на центральный почтамт, прямо напротив Лувра, считая это дело первоочередным и почти стратегическим.
Через пятнадцать минут бумажных манёвров ему выдали конверт.
Тонкий. Светлый. И пахнущий лавандой.
Он разорвал конверт прямо там, у окна, где на мраморной стойке уже лежали следы чьих-то слёз, чернил и нетерпения.
Почерк был быстрый, уверенный, с лёгким наклоном вправо — как будто буквы спешили опередить события.
Вирджиния писала, что, поразмыслив, последовала совету Лёхи.
«Ты был прав, — начиналось письмо. — Европа становится слишком нервной. Я получила предложение от The New York Times и решила ненадолго уехать в Новый Свет».
Собственно говоря, вчера.
Лёха посмотрел на штамп почты, потом снова на дату.
— Буквально на один день, — грустно произнёс он.
«Если ты всё же решишь перебраться через океан, непременно сразу, немедленно и тут же найди меня!»
Лёха невольно усмехнулся.
— Не сомневайся! — сказал он вслух.
— Анри! — Лёха повернулся к своему верному спутнику. — Что ты там насчёт Мулен-Руж говорил?
24 мая 1940 года. Национальная галерея, Трафальгарская площадь, Лондон.
В Лондоне, в прохладном и неприлично спокойном холле Национальной галереи, сидел стройный морской офицер с непроницаемым, породистым, чуть вытянутым лицом старой английской аристократии — которое одинаково уверенно смотрит и на шторм, и на Рафаэля, не выдавая ни одной лишней мысли.
Лейтенант Фукс.
Сидел он так, будто прямо сейчас его отправили на мостик в штормовое море, а не знакомиться с живописью итальянского Возрождения. Спина прямая. Фуражка на коленях. Лицо сосредоточенное. Вид человека, который привык получать приказы в милях и калибрах, а не в мазках и полутенях.
Со стен на него укоряюще смотрели Тициан, Рафаэль, Караваджо. По залу разливался утренний свет, и всё выглядело так, будто война — это слух, распространяемый нервными людьми на континенте.
Да, в Национальной галерее были и работы Леонардо да Винчи. Не «Джоконда», разумеется. Небольшая «Мадонна в скалах» — строгая, тёмная, почти заговорщицкая. Но имя — то самое.
Фукс внимательно осмотрел табличку.
Leonardo da Vinci.
Он кивнул. И с серьёзностью отвественного человека, отметил: «Противник установлен. Итальянец».
В этот момент из боковой двери появился сухой старичок профессорского вида. Узкий, как карандаш, в пиджаке цвета пыли и с выражением лица, будто его всю жизнь тревожили неправильные краски.
— Лейтенант Фукс? — произнёс он тонко, но твёрдо.
— Так точно, сэр. — моряк вскочил, щелкнул каблуками.
— Прошу вас. Нам предстоит краткий, но крайне важный инструктаж.
Они двинулись по залам. Профессор шёл быстро, не оглядываясь, как человек, привыкший, что за ним следуют.
— Прежде всего, — начал он, — вы должны понимать разницу между оригиналом и копией. В живописи это вопрос не только техники, но и дыхания эпохи.
— Да сэр. — Фукс кивнул.
Он был готов к дыханию эпохи. Свой пистолет он тщательно чистил каждый вечер.
— Вот Рафаэль, — профессор указал тростью. — Гармония. Прозрачность. Свет.
Фукс кивнул ещё раз. Свет он понимал. С прозрачностью было чуть сложнее. С гармонием наоборот, чрезвычайно прекрасно.
— А вот Караваджо. Контраст. Драма. Тьма.
— Похоже на Норвежское море под Рождество, так же темно, словно в заднице акулы, — осторожно заметил Фукс, проявив художественный вкус.
Профессор посмотрел на него с лёгкой болью.
— В некотором смысле, лейтенант. В некотором смысле.
Они остановились перед Леонардо.
— Леонардо — это не линия. Это воздух между линиями. Он не рисует предмет. Он создаёт ощущение, что предмет только что возник и вот-вот исчезнет.
Фукс внимательно смотрел на «Мадонну в скалах».
— У нас есть своя Мона Лиза? — внезапно спросил он.
Профессор вздрогнул и испуганно спросил:
— Простите? Что значит своя.
— Ну своя. Наша. Английская. На всякий случай.
— Она во Франции, — нервно ответил профессор. — В Лувре. Вы её вообще видели?
Профессор медленно повернулся к нему.
— Конечно, сэр. Женщина, 25–30 лет, волосы темные, длиные. Телосложение среднее, пропорциональное, размер груди первый. Устойчивая полуулыбка неопределённого характера, склонная к скрытности. Поведение — статичное. Мне выдали фото, сэр.
И с этим Фукс извлёк из внутреннего кармана аккуратно сложенную рождественскую открытку. Маленькую. С блёстками по краям. На ней улыбалась «La Joconde», слегка перекошенная массовой бюджетной печатью.
— Это… открытка из лавки на Пикадилли.
— Конечно, сэр. Дюжина за шиллинг.
Профессор снял очки и медленно их протёр.
— Я надеюсь, — тихо сказал он, — что вы сумеете разобраться.
— Не сомневайтесь, сэр. Вот например.
Фукс сделал несколько шагов и остановился перед картиной с гордым парусником, летящим по пенистому морю в луче света. Он склонил голову набок и некоторое время молча изучал небо, море и состояние корабля.
— Передайте художнику, — произнёс он наконец с холодной вежливостью, — что при таком северо-западном ветре в четыре балла судно не может идти в бакштаг с полными парусами.
Профессор медленно потерял речь, сглотнул и с трудом нашёл её снова.
— Простите?
— Ему при первом же порыве стаксель вырвет к чёртовой матери, грот ляжет, а команда окажется в воде, — продолжил Фукс спокойно. — Это не живопись, сэр. Это явное нарушение морской дисциплины.
Профессор задохнулся.
— Это Клод Лоррен!
— Прости сэр, не знаком.
— Клод Лоррен! Один из величайших французских мастеров XVII века! Он создал канон морского пейзажа!
Фукс ещё раз осмотрел картину.
— Тогда всё ясно. Француз! Это многое объясняет. Явно служил во флоте противника.
Конец мая 1940 года. Управление внешней политики НСДАП , центр Берлина.
Розенбергу представили его «швейцарских делегатов» в один из тех серых берлинских вечеров, когда воздух в кабинете был плотнее идеологии.
Первым вошёл доктор Герхард фон Шпангель. Узкое лицо, аккуратная бородка, пенсне. Диссертация о «германском духе в тосканской школе» лежала в основе его уверенности в себе. Он говорил о Леонардо так, будто тот просто не успел вовремя осознать собственную арийскую сущность.
Следом стоял обер-лейтенант Отто Кноблох — инженер, прошедший Голландию, с практическим взглядом на мир. Для него картины были предметами, которые либо стоят, либо их перевозят. Третьего состояния не существовало.
— Господа, — произнёс Розенберг, сложив пальцы домиком. — Французское культурное наследие требует внимания. Особого внимания.
Шпангель слегка поклонился.
— Мой рейхсляйтер, речь идёт не просто о повышенном внимании к сохранности объекта. Мы имеем дело с визуальным воплощением ренессансной метафизики северной духовной дисциплины, инкорпорированной в латинский пластический язык.
В кабинете стало тихо.
Кноблох моргнул.
Розенберг сглотнул.
— Разумеется, — сказал он осторожно. — Именно это я и имел в виду.
Шпангель продолжил:
— В «Джоконде» заложен принцип арийского психологического самообладания, замаскированный под латинскую мягкость. Это тонкий синтез косвенного влияния стандартизованной внешности на субъектность внутреннего мира сущности.
Розенберг кивнул, хотя его взгляд слегка остекленел.
— Синтез… вот-вот. Безусловно.
Он помолчал, затем внезапно спросил:
— Доктор фон Шпангель… а вы не еврей?
Шпангель вздрогнул.
— Что вы, нет, херр рейхсляйтер. Моя мать из Страсбурга. Отец — из Восточной Пруссии.
— А… — Розенберг прищурился. — И в роду не было?
— Нет, мой рейхсляйтер.
— Откуда же тогда вы это знаете?
Фон Шпангель на секунду растерялся.
— Я… изучал итальянский Ренессанс пятнадцать лет.
Розенберг облегчённо выдохнул.
— Ренессанс! Натюрлих! Действуйте. Я всегда так говорил.
Он повернулся к Кноблоху.
— А вы?
— Я обеспечу, если потребуется, — коротко ответил обер-лейтенант.
— Культурно?
— По обстоятельствам.
Розенберг кивнул.
— Европа должна быть спасена.
— Разумеется, — ответил Шпангель.
— Безусловно, — добавил Кноблох.
И оба покинули кабинет, каждый уверенный, что именно он понимает происходящее лучше остальных.
Розенберг остался один, посмотрел на карту Франции и пробормотал:
— С кем приходится работать! Визуальное воплощение… дисциплины.
25 мая 1940 года. «Мулен-Руж», площадь Пигаль, Париж.
Дальше всё пошло по классической траектории падения цивилизаций — плавно, с достоинством и без тормозов. Они покатились по наклонной красиво и глупо.
Красная мельница крутилась так, будто никакие немецкие танки не имели к ней отношения. Площадь жила своей нервной, нарядной жизнью. Фонари горели ярче обычного, словно старались перекричать новости. Витрины сверкали, каблуки стучали по мостовой, таксисты ругались с достоинством.
Из Мулен-Руж на площадь Пигаль их вынесло в бар у бульвара Клиши, где официант смотрел на посетителей с выражением врача приёмного покоя. Оттуда — в подвальный джаз-клуб. Музыканты играли, будто лично защищали Париж. Рояль дрожал, саксофон стонал, штукатурка летела вниз, а музыка шла вперёд, не оглядываясь.
Потом было кабаре попроще. Там девушки не намекали. Они там напряжённо работали.
Анри пил за Францию — широко и искренне, будто именно от его бокала зависела оборона страны.
Кокс пил за любовь со страшной силой. За страшную силу пришлось выпить отдельно и несколько раз.
Потом они выпили за авиацию. За всех истребителей и бомбардировщиков по очереди и отдельно.
Потом — за то, чтобы у бошей крылья поотваливались.
Потом — … 
Где-то между третьей и тридцать третьей стратегической рюмкой Кокс уже с заметным акцентом рассказывал кому-то за столом:
— Я надеялся увидеть её сегодня. Высокая. Светлая.
— Просто американка, — сказала танцовщица, не переставая подтягивать стащенные Коксом чулки.
Это прозвучало коротко, безжалостно и окончательно. Как штамп в паспорте.
После полуночи география распалась. Монмартр и центр поменялись местами, мосты размножились, а таксисты стали философами. Был спор о том, платят ли австралийцы больше, чем французы, и если да — то в какой валюте. Был мост через Сену. Была драка — короткая, нелепая и абсолютно обязательная — Анри с Коксом почти победили, но раздались свистки полиции, и они вынужденно отступили с поля боя.
Потом у Кокса наступил туман.
Утром Кокс открыл глаза.
Потолок был незнаком. Слишком высокий для отеля и слишком хороший для публичного дома. Голова гудела, как мотор, который всю ночь работал без охлаждения и совести.
Он приподнялся.
Анри лежал на полу и спал с выражением человека, выполнившего всё, что мог, и немного больше.
В углу стояла гипсовая фигура — без рук, но с выражением глубокого внимания к их человеческим слабостям.
Из кухни вышел мальчишка лет семи. Посмотрел на Кокса спокойно, без страха и без удивления.
— Ты Кокс?
Лёха удивился.
— Откуда ты меня знаешь?
— Вы вчера кричали во дворе, что вы Кокс, капитан и герой, и что наши всё равно победят.
Анри во сне что-то пробормотал. Возможно, соглашался.
Кокс провёл ладонью по лицу.
— Где мы, не знаешь, случаем?
— У нас в студии. Мой папа — скульптор. Он сказал, надо спасать лётчиков — они полезные люди.
Через окно виднелся кусок крыши. Если прищурить один глаз и подержаться за стену — угадывался Лувр.
Они оказались всего в нескольких кварталах от него. И в нескольких жизнях от вчерашнего вечера.
Кокс медленно сел. Голова трещала, Париж дышал, а день явно собирался быть длинным.

Глава 17
Как украсть парижский собор

Конец мая 1940 года. Управление разведки Люфтваффе, Берлин.
Геринг, в силу характера, веса и должности, встретиться с «посланниками по вопросам живописи» не сумел. Во-первых, у него были дела стратегического масштаба. Во-вторых, ему как раз привезли из Астрахани ящик чёрной икры, который нужно было немедленно оценить с точки зрения способности служить интересам рейха. В-третьих, он просто считал, что картинами должны заниматься люди попроще.
Начальник разведки Люфтваффе — оберст Йозеф Шмидт — разумеется, тоже лично не поехал. Начальники разведки Люфтваффе вообще редко выезжали в места, где возможны сквозняки и вопросы.
Поэтому делегацию инспектировал его заместитель по Франции — оберст-лейтенант Вальтер Кребс. Сухой, аккуратный, с лицом бухгалтера, которому поручили украсть парижский собор.
Лучших из группы парашютистов выдернули почти с фронта. Из Бельгии.
Фельдфебель Мюллер — широкий, основательный, с руками, способными вскрыть дверь, сейф и человеческую уверенность одним и тем же движением. Он выглядел так, будто родился в шинели.
Ефрейтор Рот был молод, зол и аккуратен до фанатизма. Он очень хотел стать настоящим героем — с правильно подвешенным Рыцарским крестом, в тонкостях награждения которым он разбирался едва ли не лучше всех в рейхе.
Лейтенант Фридрих Крюгер — высокий, костлявый, с лицом человека, который не смеётся просто потому, что не видит для этого оснований. Говорил он коротко и редко. Думал, вероятно, много и разветвлённо, но всё это оставалось скрыто где-то внутри черепной коробки и не выходило наружу без приказа.
Они были из числа тех восьмидесяти пяти парашютистов 7-го авиаполка, что участвовали в захвате форта Эбен-Эмаэль в Бельгии — бетонного монстра, который считался неприступным, пока туда не приземлились парашютисты и не объяснили ему, что он ошибался. Люди, которых потом ставили в пример как учебное пособие по дерзости и наглости. Награды им вручал лично фюрер — событие, о котором Рот рассказывал при каждом удобном случае, а Крюгер не рассказывал никогда, а Мюллер перед этим объелся бельгийских слив и был вынужден его пропустить.
По высочайшему распоряжению их пустили на центральные склады Люфтваффе. Двери открылись, словно ворота в рай для людей с избыточным чувством вооружённости.
Через один час и двадцать минут оттуда вышли трое, увешанные оружием и снаряжением так, будто собирались брать Париж в одиночку раза три или даже четыре подряд. Автоматы, пистолеты с глушителями, гранаты, сапёрные лопатки, ножи, бинокли, сигнальные ракеты, шнур, динамит, ломик и даже здоровенные опытные инфракрасные очки с ещё более здоровенным прожектором, вешающимся на грудь.
Они выглядели как два немаленьких верблюда и один журавль-переросток, решившие пересечь пустыню Гоби в одиночку и без остановки, но слегка перепутавшие направление.
Перед начальником разведки Люфтваффе стояли трое засланцев.
Вальтер Кребс долго смотрел на них.
— Это что?
— На случай непредвиденного сопротивления, — серьёзно ответил Мюллер.
С большим трудом у них удалось отнять некоторую часть вынесенного. Иначе самолеты теряли способность взлетать. Когда забирали ломик, Мюллер расставался с ним с выражением ребёнка, которог лишили детства.
Их переодели.
Во французские рабочие комбинезоны — такие носили механики и шофёры. Тёмно-синие, плотные, с карманами. На головы водрузили береты. Береты выглядели более «по-парижски».
Результат получился поучительным.
Смотря на них, можно было точно сказать: это осёдланные немецкие коровы, случайно забредшие на французский виноградник. Квадратиш. Практиш. Гут.
Мюллер в берете выглядел так, будто собирался менять руками траки на гусенице. Рот — как школьник, играющий в шпионов. Крюгер — как человек, который собирается арестовать живопись за фривольное поведение.
— Господа, — устало сказал Вальтер Кребс, — вы во Франции не для того, чтобы устраивать диверсии. Вы во Франции для того, чтобы улыбаться и нравиться француженкам. И заодно отследить интересы рейха.
Мюллер попробовал понравиться француженкам.
Вряд ли такие француженки ещё существовали во Франции со времён Великой инквизиции. Получилось так, будто он собирался кого-то задушить.
Рот улыбнулся так широко и открыто, что зама начальника разведки пробила нервная дрожь.
Крюгер не смог. Он старался, но не смог.
— Лейтенант, — произнёс Кребс, — вам придётся иногда делать вид, что вы человек.
Крюгер подумал.
— При крайней необходимости, херр оберст-лейтенант.
Кребс развернул карту Франции.
— Лучшие воины Германии! Вам предстоит задача особой важности и деликатности.
— Диверсия? Мы должны взорвать Нотр-Дам? — с восторгом предвосхитил события Рот.
— Нет.
— Эйфель? Взорвать Эйфелевую башню! — восторг Рота перешел на следующий уровень.
Оберст-лейтенант посмотрел на него поверх очков.
— Нет. Не сейчас во всяком случае.
Он сделал паузу.
— Картина. В Лувре.
В кабинете стало тихо.
Мюллер удивленно смотрел на высокое начальство. Крюгер не отреагировал.
— Взорвать картину! Вместе с Лувром! Мы готовы, херр оберст-лейтенант! — восторг Рота можно было характеризовать словом эйфория.
Оберст-лейтенант Вальтер Кребс медленно вздохнул и достал фотографии.
— Нет. Пока Лувр специально взрывать не надо. Вот. Смотрите. Нам нужна «Мона Лиза».
Мюллер почесал затылок.
Зам начальника разведки Люфтваффе закрыл папку.
— Запомните. Никакой стрельбы. Никаких взрывов. Никаких «Хайль». Вы — техническая комиссия. Проверяете залы, подвалы и чердаки. И попутно защищаете культурное наследие Европы.
Рот просиял.
— То есть, если вдруг Лувр взорвётся сам по себе, то мы спасём искусство?
Кребс посмотрел на него долго и пронзительно.
— Да, вы сначала спасёте искусство.
Через восемь часов три самолетика «Шторьх», принадлежащих Люфтваффе оторвались от аэродрома вблизи Шарлевиль-Мезьер в захваченной части Франции и взяли курс на пригороды Парижа.
Трое диверсантов люфтваффе и пара уже знакомых нам чиновников от партийного контроля отправились изымать культурное наследие человечества.
Очень вооружённо. И даже без оружия.
Конец мая 1940 года. Лувр, Париж.
Ведомство же Гейдриха — СД — подслушав обе конкурирующие структуры — и партийцев Розенберга, и лётчиков Геринга, — поступило проще. Оно отправило одну короткую и дешёвую телеграмму в Швейцарию. Без поэзии, без фанфар. Всего несколько строк.
Разведчики вообще люди прижимистые. Не только от жадности — от наличия опыта. Потому что потом замучаешься отписываться, куда в процессе «установления факта наличия остутствия объекта» внезапно испарились материальные ценности на пару миллионов франков. Попробуй-ка напиши в отчёте, что после осмотра шпиля собора картины исчезли сами по себе.
И теперь швейцарско-подданный доктор искусствоведения Карл-Хайнц Факен, сорок один год, по совместительству целый оберштурмфюрер СС, шёл по набережной Сены в глубокой задумчивости, аккуратно обходя лужи, как человек, которому поручили измерить температуру истории.
В Париже в конце мая 1940 года было удивительно тихо по вечерам. Тихо не в смысле спокойно, а в том смысле, когда люди стараются говорить тише, чем думают. В кафе шептались. Газеты складывали аккуратно, передовицами вниз. Полицейские смотрели вслед чуть дольше обычного.
Формулировка телеграммы была сухой и скучной: подтвердить достоверность сведений, установить фактическое местонахождение, немедленно изъять.
Никаких восклицательных знаков и никаких драм. Просто и со вкусом разведки.
Мона Лиза, согласно официальной французской версии, давно уехала в провинцию. Очень торжественно уехала и очень секретно. С ящиками, печатями, свидетелями, почти с оркестром. Но слишком торжественно и слишком секретно.
Факен не любил чрезмерную театральность. Он преподавал студентам, что подлинное искусство, как и деньги, не кричит, оно любит тишину.
Он жил в Париже, и весь бомонд знал швейцарского представителя по вопросам страхования частных коллекций искусства. У него были визитки, аккуратный серый костюм и безупречный французский с лёгким оттенком.
В первый же день он позавтракал с одним уважаемым господином, затем пообедал с другим, не менее уважаемым месье и, наконец, поужинал с третьим, в высшей степени достойным джентльменом. В результате уже на следующий день его можно было заметить прогуливающимся по Лувру с выражением человека, который размышляет о светотенях на пустых местах, оставшихся от исчезнувших шедевров. Он не спрашивал о Моне Лизе. Он вообще не говорил про искусство. Он интересовался системой отопления. Спрашивал о влажности. О том, как в галереях и подвалах поддерживается температура.
— В подвалах? — удивился директор музея.
— Страховщики очень щепетильны, — улыбнулся Факен.
Конец мая 1940 года. Лувр, Париж.
Стрелка разбудить не удалось. Он спал с убеждённостью человека, который твёрдо выполнил свой долг перед отечеством и бутылкой. Поэтому мастерскую Поля Бельмондо покинула примечательная процессия, несущая плоские деревянные ящики.
С утра Поль и смотритель Анри уже успели смотаться в Лувр, отнеся первую партию, и теперь им предстояло дотащить оставшиеся три ящика — почти метр длиной, сантиметров восемьдесят шириной, толщиной с хорошую ладонь и весом под двадцать килограммов каждый. Ящики были не столько тяжёлыми, сколько неудобными и упрямыми, каждые десять шагов напоминая о своем существовании поклаженосцу.
Впереди вышагивал сам скульптор — широкоплечий, решительный, изящно таща на плече ящик, размером с приличную дверь от буфета, только тоньше. Весил он ровно столько, чтобы чувствовать себя героем, но ещё не звать соседа.
Следом шагал смотритель Анри Дюваль. Из уважения к возрасту ему позволили не геройствовать — он шёл налегке.
Замыкал процессию молодой австралиец, нагруженный как ишак, — два ящика сразу, по одному под каждую руку. Он шёл серьёзно, сосредоточенно, слегка покачиваясь и стараясь не упасть.
А вокруг них носился семилетний Жан-Поль — сын скульптора, ходячая катастрофа, мальчишка с неистощимой энергией. Он хватал обрезки досок, примерялся к ящикам как к щитам, объявлял себя гладиатором и периодически требовал выдать ему что-нибудь «настоящего размера».
Процессия двигалась по улице с достоинством похоронной команды и сосредоточенностью заговорщиков. Никто из прохожих не догадывался, что внутри этих аккуратных ящиков покоится улыбка, размноженная по всем правилам искусства и готовая в любой момент стать причиной международного недоразумения.
Конец мая 1940 года. Лувр, Париж.
Обещанного грузовичка им, разумеется, не досталось. Ну а где вы видели, чтобы в военной авиации всё было вовремя, по расписанию и без приколов. Пилоты «Шторьхов» свою часть работы выполнили безупречно — лёгкие самолётики аккуратно выгрузили ночью команду «экспертов» на поле в пригородах Парижа и честно улетели обратно, оставив их наедине с судьбой и французской организацией.
Французские контрагенты, впрочем, не то чтобы облажались — они просто проявили национальный характер. Вместо двух обещанных грузовичков на двух партийцев и трёх парашютистов прибыл один. Маленький. Канализационный. Не бочка ассенизаторов с фекалиями, а скромная техничка ремонтной бригады из подземелья. На борту красовалась надпись: Service Municipal — Les Héros des Égouts, а рядом — бодро улыбающийся мужик в кепке, засунувший одну руку по локоть в унитаз и показывающий большой палец вверх другой, не сомневаясь, что именно так и выглядит счастье.
Мюллеру повезло больше всех — он сразу залез за руль. Крюгер устроился рядом, с видом человека, которому поручили инспектировать парад. Остальным повезло меньше — им досталось кузовное пространство с инструментами и лёгким ароматом городской цивилизации.
Через сорок минут бледных, слегка пованивающих и нервных «экспертов по живописи» от Розенберга высадили у центрального подъезда Лувра. Выяснилось, что всю дорогу Рот жизнерадостно рассказывал о методах ведения допроса пленных в полевых условиях — с демонстрацией на собственных пальцах, что особенно впечатляло в условиях ограниченной вентиляции.
Грузовичок весело перднул ужасающим выхлопом, бодро потрясся и, сияя улыбкой своего нарисованного героя, покатил к чёрному входу, оставляя за собой аромат служебного оптимизма.
Конец мая 1940 года. Лувр, Париж.
Через полчаса процессия из двух французов, одного австралийца, мучающегося с похмелья, и мальчишки величаво протиснулась мимо старичка-вахтёра у чёрного входа и, с достоинством носильщиков мирового наследия, дотащилась до приёмной уже давно отсутствующего директора Лувра.
— Это со мной, по распоряжению директора, — сказал Анри, поздоровавшись с престарелым охранником.
Вахтёр посмотрел на ящики, на Кокса, на мальчишку и философски кивнул.
— Сейчас все по делу, а потом галоши пропадают, — ответил он.
В приёмной Поль внезапно вспомнил о совершенно неотложных делах.
— Дорогие мои, — произнёс он с теплотой человека, которому срочно надо уйти, — искусство не ждёт.
Он с чувством пожал Анри руку, величаво кивнул Коксу и строго посмотрел на сына.
— Жан-Поль, домой к обеду. И не пропусти свой бокс.
— А если будет война? — деловито уточнил мальчишка.
— Война подождёт. Мама будет очень сердита, если её луковый суп остынет. Я бы не стал испытывать её терпение, — отрезал Поль и испарился с той лёгкостью, с какой скульпторы обычно уходят от физического труда.
Кокс в этот момент затаскивал свои два ящика и размышлял о природе тяжести, когда в него на полном ходу врезался Жан-Поль, изображавший то ли гладиатора, то ли десантника, штурмующего крепость.
— Ура-а-а!
Австралийский Кокс с грохотом повалился на пол.
— Мать честная… — пробормотал Лёха, пытаясь вспомнить, в какой стране находится.
Ящики отозвались тревожным деревянным стоном и подозрительным хрустом. Мальчишка радостно взвизгнул и исчез среди бесконечных коридоров и пустых залов, как маленький дух грядущего кинематографа.
— Жан-Поль! — возмущённо крикнул ему в след Анри Дюваль.
Из глубин Лувра донеслось:
— Я не заблужусь, дядя Анри! Я тут все ходы знаю!
Анри медленно перевёл взгляд на Кокса и неодобрительно осмотрел своего не слишком трезвого помощника.
— Вы живы?
— Скорее жив, чем мёртв, — мрачно ответил тот. — А вот искусство — под вопросом.
Смотритель опустился на колени и с тревогой осмотрел крышки.
Он долго охал и ахал над слегка отошедшими крышками двух ящиков Кокса, проверяя, не распалась ли мировая культура от неосторожного падения.
— Если что-то случится, — шептал он себе под нос, пытаясь пристроить отошедшие крышки ящиков на место, — меня же расстреляют.
— Да, у нас такое тоже случается, — кивнул Кокс, соглашаясь с приговором. — Например, стоит просто назвать генерала лесником. Ну а зачем они вышивают на фуражках листья, как будто главные в этом заповеднике? Или вот если вытереть зад знаменем полка.
В конце концов Анри поднялся с колен.
— Так. Идите сюда. Директор уже неделю где-то в замках Луары… Ой.
В результате он пристроил мучающегося Кокса в приёмной.
В Лувре стало тихо. Почти официально тихо.
— Я постараюсь не влиять на цивилизацию, — серьёзно сказал Кокс.
— Буду через полчаса, не волнуйтесь.
— Это французские полчаса? — осторожно уточнил Кокс.
Анри посмотрел на него строго.
— Молодо-о-ой человек!
Смысл фразы остался скрыт от Лёхи.
Смотритель ушёл, забрав свой ящик, оставив в приёмной слегка помятого австралийца, два подозрительно молчаливых ящика и тишину, в которой, казалось, сама живопись решила не вмешиваться.
Лёха немного пошлялся по кабинету, с тоской отметив полное отсутствие во французском служебном интерьере нормального дивана, и даже попытался устроиться на полу, завернувшись в халат с вышивкой «Directeur du Musée» на груди, словно в орденскую ленту. Пол оказался холодным, твёрдым и принципиально враждебным к международному культурному обмену.
Он полежал минуту, подумал о судьбе, о живописи и о том, что в Австралии всё-таки теплее, после чего плюнул на философию, открыл дверь директорского кабинета и решительно направился к столу.
Стол был массивный, солидный, с видом мебели, который пережил не одного директора и ещё переживёт несколько режимов.
— Ну и ладно, — пробормотал Лёха.
Он уселся в кресло, аккуратно подложил руки под голову, как это, наверное, делали здесь поколения музейных начальников, и уже через мгновение нырнул в царство Морфея, оставив мировое искусство временно без присмотра, но в надёжных, хотя и слегка похмельных руках.

Глава 18
Бухгалтерия мировой культуры

Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
Лёха проснулся от того, что в кабинете кто-то дышал слишком аккуратно. Не как посетитель, не как экскурсовод, а как человек, который считает вдохи.
Голова всё ещё слегка гудела, будто в ней ночью проводили реставрационные работы. Глаза открывались медленно и неохотно. На груди он обнаружил чужой халат с аккуратной вышивкой «Directeur». Лёха посмотрел на надпись, потом на потолок и философски подумал:
«Главное — не уточнять, как я тут оказался. История не любит подробностей».
Перед ним стоял сухой, аккуратный господин в сером костюме. Лицо интеллигентное, взгляд холодный, как альпийский лёд.
— Господин директор, — мягко произнёс он, — позвольте представиться. Карл-Хайнц Факен. Представитель швейцарских страховщиков частных и государственных коллекций искусства.
Лёха закрыл один глаз. Открыл другой. Проверил, не снится ли.
— Страховщиков… — повторил он, стараясь, чтобы голос звучал начальственно, а не страдальчески. — Прекрасно. Ну застрахуйте меня. Или застрахерьте. Как вам больше нравится.
— Меня интересует судьба «La Gioconda», — удивлённо, но всё ещё вежливо продолжил Факен. — Согласно ряду источников, её текущее местонахождение требует немедленного подтверждения.
«А вот это уже любопытно», — подумал Лёха и принял почти вертикальное положение, отчего в голове прозвучал артиллерийский залп.
— Судьба? — переспросил он. — Судьба у неё нормальная. Французская.
Факен не улыбнулся. Он вообще, кажется, не знал, как это делается.
— Я прошу лишь краткого осмотра.
Лёха подумал, что если сейчас лечь обратно и накрыться халатом, возможно, всё исчезнет. Но швейцарец стоял как памятник точности.
— Ну смотрите! — наш герой наконец махнул рукой. — Товарищ страхователь. Вон она стоит. В полной целостности и сохранности.
В углу кабинета действительно стоял аккуратный ящик с накладными запорами.
Факен подошёл, наклонился и очень осторожно приподнял крышку на пару сантиметров.
Лёха мгновенно оказался рядом и резко опустил её обратно.
— Вы что, простудить её хотите? — прошипел он. — Температура, влажность! Вы с ума сошли! Ещё эксперт называется!
— Я должен был убедиться, что…
— Убедились. Видели! Жива, здорова, улыбается. А теперь проваливайте отсюда.
Факен побледнел. В глазах мелькнуло что-то совсем не страховое.
— Господин директор… — тихо произнёс он. — Мы обязаны немедленно изъять её и вывести в Швейцарию. Там условия хранения гарантированно стабильны.
— Щас, — спокойно ответил Лёха. — Уже бегу, волосы назад. Оставляйте тогда страховой депозит.
— Простите?
— Миллион. Франков. Можно и фунтами стерлингов.
Факен моргнул и удивлённо уставился на нашего нахала.
— Вы же не думаете, что я ношу при себе такую сумму.
— Ну тогда идите лесом. — Лёха потянулся и стал подумывать, как бы ещё вздремнуть.
Пауза повисла плотная, как швейцарский туман.
Внутри Факена явно происходил сложный расчёт. Возможно, даже с участием пистолета. Он смотрел на Лёху так, будто оценивал, не пора ли сократить предстоящие издержки вместе с директором.
— Я не могу оставить картину в таком состоянии, — процедил наконец он.
— Состояние у неё лучше, чем у меня, — буркнул Лёха. — И жалуется она явно меньше.
Факен, видимо, всё-таки решился и медленно поставил свой саквояж на стол. Щёлкнули замки. Внутри аккуратными пачками лежали новенькие франки.
— Здесь четыреста тысяч, — ровно произнёс он. — Гарантийный депозит на временную эвакуацию объекта в нейтральную зону хранения. Остальная сумма будет оформлена через наше представительство завтра утром.
Лёха покосился на пачки, приподнял бровь и впёр мутноватый взор в безупречно одетого херра швейцарца. Или швейцарского херра.
— Маловато для вечной ценности, херр страховой агент, — протянул он.
— Это не покупка, — несколько нервно уточнил Факен. — Это обеспечение сохранности. С обязательством возврата. После окончания военных действий объект подлежит возврату законному владельцу.
Факен начал доставать изрядное количество бумаг.
«Ага», — подумал Лёха. — «После окончания. Очень удобно сформулировано».
Чернила легли сухо и аккуратно. Подписи Факена получились строгими и красивыми, Лёхины — кривоватыми.
Лёха взвесил саквояж в руке.
— Ладно. Считайте, что Джоконда временно… эээ… передана на ответственное хранение нейтральному и дружественному нам государству.
Факен подошёл к ящику. На этот раз Лёха не мешал. Швейцарец осторожно закрыл крышку, прижал её к груди так, будто это был младенец мировой культуры, и направился к двери.
Перед выходом он обернулся.
— Господин директор… история запомнит это ваше мудрое решение.
— Не сомневаюсь! Главное, чтобы вы сумели вывезти её из Парижа. А то темно и хулиганы! — пробормотал Лёха и рухнул обратно в кресло.
Дверь закрылась тихо, и в кабинете снова воцарилось спокойствие.
На столе остался сиротливо стоять кожаный саквояж, где лежали четыреста тысяч франков.
Лёха посмотрел на саквояж и вздохнул:
— Вот так всегда. И откуда это вылезает! Вроде боевой лётчик, уважаемый месью. А вот не могу без торговли. Сколько там уже у Анри этих Мадонн, тьфу, Мона Лиз осталось?
Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
В тёмном и пустом коридоре, где лампы горели одна через пять и вполсилы, шаги отдавались слишком громко, и оберштурмфюрер Факен не выдержал. Он остановился, воровато оглянулся по сторонам и осторожно, почти благоговейно приоткрыл крышку ящика.
Из полумрака на него взглянули вечные, слегка туманные глаза с той самой загадочной улыбкой, из-за которой пол-Европы сходило с ума уже несколько столетий.
Факен замер. Закрыл крышку плотнее.
— Срочно… — прошептал он самому себе. — Лететь. В Швейцарию. Пока французы не хватились.
Он аккуратно закрыл крышку и сильнее прижал ящик к груди.
— Повезло. Зверски повезло. Нет, эта Франция обречена! Алкаш-директор, — холодно подумал он. — Он просто не понимает, сколько это стоит. Четыреста тысяч франков! Ха!
Мысль о саквояже с деньгами, оставшемся в кабинете, даже не вызывала воспоминаний.
«Хорошо, что взял с собой наличность», — отметил он мысленно. — «В отчёте укажу, что израсходован один миллион… хотя нет, пусть полтора, а то не поверят: франков из оперативной кассы на обеспечение изъятия объекта. Разница — это неизбежные издержки транспортировки».
«Наверняка буду представлен самому фюреру. На следующей неделе в Берлине выставка изящного искусства. Надо непременно успеть!»
Факен ускорил шаг.
«Дельту нужно будет срочно обменять на фунты. Пока эти французские фантики ещё чего-то стоят».
Он почти улыбнулся. Через час, когда в центр ушла шифровка, Факен уже гнал машину в сторону швейцарской границы.
Война войной, искусство искусством, а карьера и бухгалтерия — святое.
Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
Три парашютиста в костюмах ассенизаторов вошли в Лувр через служебный вход с видом людей, которые убеждены, что великие цивилизации погибают не под фанфары, а тихо — через заднюю дверь и исключительно по ведомости хозяйственного отдела.
Резиновые сапоги глухо стучали по камню. Брезентовые куртки висели на плечах чуть мешковато, ремни были затянуты слишком плотно для людей, якобы занятых прочисткой труб. Под брезентом угадывалось оборудование, к сантехнике имеющее весьма и весьма отдалённое отношение.
Первым шёл Мюллер. Он вообще всегда шёл первым в их группе. В его представлении история обязана была расступаться, если он смотрел на неё достаточно пристально.
Вахтёр, пожилой француз с усами эпохи Третьей республики, попытался возмущённо сказать что-то про пропуска, регламент и то, что в такое время инспекции обычно не проводят.
Мюллер просто шагнул ближе и легонько стукнул его кулаком.
— Аккуратнее, — прошипел за его спиной Рот. — Прибьёшь придурка! Нам не нужен шум.
— Он мог нашуметь, — спокойно ответил Мюллер.
— Вроде дышит, — поправился Рот, оттаскивая старичка на кушетку за углом и ловко связывая.
В Лувре было пусто. Почти пусто. Эвакуация прошла заранее, шедевры разъехались по замкам провинций, большинство сотрудников распустили по домам или отправили сопровождать ящики с историей. С этим трудно было спорить.
Но дальше стало сложнее и интереснее.
Из-за колонны вынырнула уборщица. Маленькая, сухая, с ведром и шваброй — как последний бастион французской цивилизации, которому забыли сообщить о капитуляции.
Она окинула троицу взглядом, в котором читалась не тревога за судьбу страны, а профессиональное презрение к мужчинам, которые ходят по чисто вымытому полу в уличной обуви.
— C’est fermé! «Закрыто!» — заявила она с такой уверенностью, будто могла остановить не только инспекцию, но и половину Вермахта одной интонацией.
Рот шагнул вперёд, намереваясь провести «быструю нейтрализацию».
Через секунду он согнулся, хватая ртом воздух.
Ручка от швабры, применённая с точностью и самоотверженностью, оказалась аргументом, который трудно было игнорировать.
— Проклятье! Французская террористка… — прохрипел Рот, пытаясь нащупать, где у него солнечное сплетение.
— Французская школа, — сухо заметил Крюгер, наблюдая за развитием культурного обмена.
Уборщицу всё же удалось усадить на стул, связать и относительно вежливо объяснить, что сантехническая инспекция носит временный характер и направлена исключительно на рост благосостояния.
— Пообещай ей вымыть за собой пол! — пошутил Рот, чувствуя, как настроение поднимается.
Дальше их маршрут стал напоминать караван работорговцев, только вместо рынка — мраморные галереи, а вместо цепей — верёвки.
Вахтёр. Уборщица. Ещё один клерк, который до последнего пытался выяснить, что они тут делают.
Со стороны это выглядело как странная экскурсия: строгие гиды и группа людей, которые не очень понимают, что именно им показывают.
Быстрый допрос уборщицы ничего не дал. Маленькая старушка самоотверженно обозвала Мюллера баварской колбасой и ловко плюнула ему в глаз.
— Почему баварская⁈ Я из Тюрингии! — удивился Мюллер.
Клерк раскололся сразу и до самой задницы, сдав всех: свою любовницу, внебрачных детей, левые накладные на мойку окон и вывоз мусора и даже дырку в женскую раздевалку за портьерами. Он очень хотел, но никак не мог пойти на сотрудничество со следствием в силу устоявшегося заблуждения о вывозе всех полотен в замки долины Луары. А может, и просто не знал ничего.
В какой-то момент Мюллер заметил мальчишку. Лет семь. В кепке. Тот замер на секунду в конце коридора, глядя на него, на Рота и Крюгера, и исчез за поворотом так быстро, словно его втянула сама перспектива эпохи Возрождения.
Мюллер вскинул руку.
Крюгер аккуратно, но твёрдо отвёл его палец от спускового крючка.
— Тихо, — процедил он. — Нам не нужна тут вся французская армия.
— Это всего лишь ребёнок, — буркнул Мюллер.
— Именно, — ответил Крюгер. — А дети орут громче сирен.
Затем Рот отловил смотрителя.
Им оказался худощавый мужчина лет семидесяти на вид, с выражением лица человека, который всю жизнь охранял искусство от варваров, но не предполагал, что встретит варваров прямо тут — в резиновых сапогах и с хозяйственными сумками.
Через несколько минут в зале эпохи классицизма образовалась странная композиция. На стульях, аккуратно, почти музейно симметрично, сидели привязанные клерк, уборщица и сам смотритель. Во ртах — носки, явно не соответствующие эпохе Возрождения.
Смотритель сначала сопротивлялся с неожиданной страстью. Он дёргался, шипел и, выплюнув носок на секунду, включил настоящего дурака, утверждая, что всё — решительно всё — вывезено из Лувра и что господа пришли поздно, слишком поздно, и вообще их ждёт исключительно пустота и разочарование.
— Все полотна вывезены! — прохрипел он. — Совсем все! Здесь теперь только эхо!
Мюллер слушал с каменным лицом. Рот раздражённо переминался. Крюгер наблюдал, оценивая, сколько в словах смотрителя правды, а сколько — национальной гордости.
Когда же у глаза уборщицы блеснул холодный металл ножа, смотритель резко поменял свою приверженность героизму.
Он обмяк.
— В подвале… — нехотя выдохнул он. — Есть одно полотно… Спустили в подвалы.
— Какое? — спокойно спросил Крюгер.
Смотритель сглотнул.
— Леонардо да Винчи.
В этот момент уборщица, сумевшая освободить рот, зло крикнула:
— Анри! Тряпка! Все мужчины — тряпки! Лучше бы тебе в детстве отрезали язык! И уши, и яйца заодно бы поотрезали, чем так позориться!
— Жюли, я тебя знаю половину жизни… — прохрипел смотритель обиженно.
— Всё равно, — отрезала она. — Слабак.
Рот покосился на неё с уважением.
— Нам нужен подвал, — сухо ответил Крюгер. — Пусть ведёт.
И троица в сапогах — впереди смотритель, мягко подталкиваемый пистолетом Мюллера, следом Рот и Крюгер — двинулась туда, где, по словам побеждённого хранителя, история решила переждать войну.
Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
Однако насладиться заслуженным отдыхом местному коммерсанту не удалось.
Лёха только успел удобно вытянуть ноги под директорским столом, прикинуть, сколько весят его двести тысяч франков — он решил честно поделить пополам с владельцем копий — в пересчёте на моральное удовлетворение, как дверь снова скрипнула. Оказалось, это не Анри. Голосов не было. Было ощущение, что в кабинет не вошли, а аккуратно просочились двое.
Первый — узкое лицо, аккуратная бородка, пенсне. Второй — молчаливый, прямой, как линейка, с жёсткой складкой в глазах.
— Мы представители швейцарского культурного центра, — начал бородатый с небольшим и мягким поклоном. — Базельский художественный музей. Искренне озабочены состоянием ваших экспонатов и хотим предложить посильную помощь.
— Доктор искусствоведения Герхард фон Шпангель, — представился он.
— Его ассистент Отто Кноблох, — добавил второй коротко.
Лёха медленно повернул к ним голову.
— Хотите прикупить что-то по случаю? — спросил он, лучась недоброжелательностью. — Недорого и сразу.
— Ну что вы… — обиженно начал свою тираду доктор. — Мы предлагаем безвозмездную помощь оказавшемуся в беде музею перед лицом врага для…
— Подают за углом, на площади, — оборвал его Лёха. — Деньги с собой есть? Что хотели? Скульптуры, статуи, картины, золото Людовика?
Доктор нервно поправил пенсне и уставился на Лёху, развалившегося за столом.
— До нас дошли слухи о бедственном состоянии творения Леонардо да Винчи, его несравненной Джоконды, и мы считаем своим долгом…
— Охрана! — громко крикнул Лёха. — Выведите блаженного на улицу!
Кноблох шагнул вперёд, мягко, но решительно отодвинул доктора, попутно ткнув его под рёбра для прерывания словесного поноса.
— Что и сколько? — спросил он без эмоций.
Лёха сразу оживился и демонстративно нацепил самое приветливое выражение из своих лиц. Окружающим при этом иногда хотелось съесть лимон, видя такое искреннее участие.
— Недорого. Два миллиона. Наличными. Естественно, с оформлением всех бумаг и под расписку о временном вывозе на сохранение.
Кноблох кивнул, не моргая. Доктор побледнел.
— Это невозможно! — прошептал Шпангель. — Два миллиона!
— Тогда о чём говорить с такими нищебродами? — развёл руками Лёха, лучезарно улыбаясь. — А чего вы сюда припёрлись? Красть моё время?
Он поправил халатик с надписью «Directeur» и, не торопясь, встал, продефилировал через кабинет, поманил парочку и немного приоткрыл ящик.
Эффект получился мощный.
У профессора задрожали губы, и пальцы стали нервно перебирать полы пиджака. У лейтенанта взгляд стал прицельным, как у снайпера перед выстрелом.
— Это… — выдохнул Шпангель. — Это подлинник?
— Нет, бл***ть! — не удержался от сарказма иновременный торговец антиквариатом. — А вы думали, я тут репродукции коллекционирую?
Лёха захлопнул крышку и неторопливо достал саквояж.
— Вот смотрите. Задаток от ваших же страховщиков.
Он открыл саквояж. Пачки франков весело зашуршали, как сухие листья в осеннем парке.
Парочка неверяще уставилась на бумажное изобилие, затем быстро переглянулась.
В кабинете стало очень тихо. Даже карта Франции на стене, казалось, затаила дыхание.
Короткий, но жаркий и упорный торг занял минут десять. Цифры плавали в воздухе, сходились, расходились, заходили на цель и сбрасывали свои аргументы, как пикирующие бомбардировщики над узлом сопротивления.
— Шестьсот тысяч, — наконец произнёс Кноблох. — Наличными. Сейчас.
Шпангель схватился за сердце.
— Под расписку, — тут же уточнил Лёха, не меняя тона. — С формулировкой о временном вывозе объекта на ответственное хранение в нейтральное государство. С обязательством возврата законному владельцу после окончания военных действий. Без двусмысленностей и без мелкого шрифта.
Кноблох чуть склонил голову.
Через минуту на столе появился ещё один саквояж — несколько толще первого и куда более внушительный на вид. Лёха неторопливо проверил замки, перелистал пару пачек, послушал характерный шорох банкнот и только после этого удовлетворённо кивнул.
Ящик даже опломбировали печатями Лувра, нашедшимися в шкафу у стены. Бумаги подписали быстро, сухо и без лишних слов — так подписывают документы, за которыми следует длинная цепочка последствий.
Шпангель прижал ящик к груди с выражением человека, который несёт не просто картину, а концентрированную философию Европы, аккуратно упакованную в фанеру и сургуч.
— Я вам максимум могу дать три, — сказал им Лёха на прощание, — может быть, даже четыре часа до того, как вас начнут искать на всех дорогах.
Через двадцать минут ещё одна машина с двумя любителями быстрой езды присоединилась к автопробегу в сторону Швейцарии.
Лёха остался в кабинете один.
Посмотрел на два кожаных саквояжа на столе. Потрогал вышивку «Directeur».
— Хороший сегодня день, — пробормотал он. — Очень культурный.
И тут в кабинет буквально влетел Жан-Поль. Не вошёл — влетел, как с пробежки под обстрелом. Губы у него тряслись, глаза занимали поллица, а воздух он глотал так, будто только что пробежался несколько раз вокруг Лувра.
— Кокс! Скорее!!!
Лёха медленно повернул голову.
— Если это опять про культуру, я сегодня больше не принимаю, — устало произнёс наш герой, поглаживая саквояж. — Культурная программа перевыполнена.
— Немцы! — выдохнул Жан-Поль.

Глава 19
Три улыбки для фюрера

Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
Лёха аж подпрыгнул от слов Жан-Поля, вся вальяжность слетела с него в один миг.
— Немцы! Кокс, бежим! Они схватили Анри, смотрителя, и пошли ко входу в подвал!
На секунду всё стало удивительно тихим. Как бывает перед грозой — когда птицы вдруг перестают орать, а воздух густеет.
Лёха покачал головой, словно отгоняя лишние мысли, и полез в наплечную кобуру за револьвером. Ехать в бурлящий Париж без оружия он посчитал верхом глупости. Как он умудрился не потерять этот раритет во время пьянки, оставалось загадкой даже для него.
На аэродроме после приземления с «Кольтом» вышла досадная история. Его Colt M1911, тяжёлый и надёжный, как чугунная сковорода, остался без единого патрона. На аэродроме только развели руками и посмеялись — одиннадцать сорок три? Месье, вы ошиблись континентом, вам в Техас!
Со «Шмайсером» — MP 38 — теперь внутри Кокса посмеялся уже Лёха. Пройтись по Парижу до Мулен-Руж с немецким автоматом через плечо — это почти как выйти на Плас Пигаль с плакатом «все французы — козлы». Спасибо, в другой раз.
В итоге Лёха махнул рукой на всю эту пистолетную арифметику и спросил у Эмануэля, нет ли чего-нибудь понадёжнее и по-французски законного. В результате нехитрых махинаций Лёха стал обладателем французского Revolver Modèle 1892, очень похожего на «Наган». Ну или, по крайней мере, Лёха так себе представлял «Наган».
Неброский, даже изящный, с аккуратным барабаном на шесть патронов и тонким стволом. Сталь была потёрта на углах, но без ржавчины, механизм ходил мягко, по-французски аккуратно. На рамке — клеймо Mle 1913. Ему насыпали патронов — восемь миллиметров, французские, с тупой пулей. Лёха посмотрел на револьвер и слегка офигел от такого авангардизма.
Он всё-таки как-то не представлял себя и барабанный французский револьвер в одной упряжке. Не его стиль. Не та эпоха. Но спорить с реальностью было глупо. Он вздохнул, щёлкнул барабаном, проверил защёлку и в итоге запихнул странный французский револьвер в кобуру.
Ну да не в атаку ходить решил Лёха, рассматривая своё новое приобретение у самолёта. И, как водится, он ошибался.
Он большим пальцем взвёл курок и кивнул Жан-Полю, вооружённому здоровенной палкой.
— Бежим.
Конец мая 1940 года. Лувр, центр Парижа.
Лейтенант флота Фукс, к тому времени уже несколько лет служивший не столько флоту, сколько тихим и малопонятным интересам Его Величества, озвучиваемым Ми-6, пересёк Ла-Манш на одном из транспортных самолётов Королевских ВВС с тем лёгким недовольством, которое испытывает профессионал, когда работа начинается слишком спокойно. Самолёт шёл ровно, облака расходились покорно, зенитки молчали, и даже немецкие истребители не соизволили появиться на горизонте. Париж встретил его почти буднично, будто в Европе не рушился порядок вещей, и даже вывески на парижских министерствах приветствовали его спокойно и строго.
Фукс сошёл на аэродром с папкой в саквояже — с безупречными печатями Национальной галереи Лондона. Удостоверение Ми-6 лежало в подкладке кителя — там, где его и следовало держать: ближе к сердцу, но подальше от чужих глаз. Целый день он провёл в визитах, аккуратно расставляя английские интонации и французские комплименты, выслушивая пространные речи о судьбе цивилизации, о долге союзников и о том, что всё ценное давно и надёжно эвакуировано в замки Луары. Говорили об этом, словно лично выносили ящики на плечах, хотя было видно — в лучшем случае видели только списки.
Когда Фукс добрался до Лувра, он ожидал увидеть тишину и бюрократическую пыль. Вместо этого перед служебным входом стоял фургон ассенизаторов — с потёртыми бортами, облупившейся краской, сияющим мастером туалетных дел на борту и таким запахом, который не оставлял сомнений в его предназначении. Три фигуры в рабочей одежде двигались с той сдержанной точностью, которую трудно вытравить из профессиональных военных даже на пенсии.
Фукс задержал взгляд на их резиновых сапогах, на руках, на том, как один из них машинально проверил положение кобуры под курткой. Сантехники, ага.
— Трубопроводные войска, если точнее, — мрачно подумал Фукс.
Он оглянулся по сторонам и скользнул следом, словно это было самым естественным шагом на свете — сопровождать трубопроводные войска в храм искусства. Служебная дверь поддалась без усилия. Внутри было пусто и странно тихо. Вахтёр отсутствовал, будто ушёл на обед и забыл вернуться в собственную жизнь.
Фукс заглянул за угол и изогнул бровь, что в его мимике выражало крайнюю степень удивления.
На узкой кушетке лежал культурно связанный человек — краснолицый, с растрёпанными волосами, отчаянно извивавшийся и пытавшийся вытолкнуть кляп. Его ботинки ритмично били по деревянному основанию, создавая нервный аккомпанемент происходящему.
Фукс вздохнул, подошёл и аккуратно вытащил тряпку.
На него немедленно обрушился поток слов — быстрых, горячих, полных праведного гнева и изобретательной французской брани. Речь шла о трёх охреневших говночистах, о варварстве, о том, что культура гибнет не от пушек, а от идиотов в резиновых сапогах. Фукс слушал внимательно, слегка наклонив голову, сочувственно кивая и сопереживая музыкальности исполнения. Когда тирада иссякла, он вежливо кивнул, даже позволил себе лёгкое выражение сочувствия на лице — и так же спокойно затолкал носки на прежнее место во рту страдальца.
— Простите, — тихо и сочувственно произнёс он, — вы мне пока не нужны.
В его правой руке, почти без участия сознания, уже возник короткоствольный револьвер «Уэбли». Тяжёлый, надёжный, с характерной прямотой британской инженерной мысли, которая не терпит лишних украшений. Фукс проверил барабан, едва заметно щёлкнув механизмом, и направился дальше, туда, где пахло не только сыростью подвалов, но и приближающейся необходимостью стрелять.
Париж, казалось, по-прежнему жил своей внешней жизнью, а внизу, под сводами Лувра, начиналась совсем другая история.
Конец мая 1940 года. Подвалы Лувра, центр Парижа.
Анри вёл их всё глубже, туда, где Лувр переставал быть дворцом и снова становился крепостью. Коридоры постепенно сужались, камень грубел, потолки опускались, а пол под ногами переходил от аккуратной музейной плитки к сырой известковой крошке. Они петляли, сворачивали, проходили под низкими сводами, где штукатурка осыпалась целыми пластами и висела клочьями, словно старая шкура. В нишах валялись обломки ящиков, ржавые крюки, забытые тележки, пустые бочки, которые давно не знали ни вина, ни воды.
Эти стены помнили ещё Филиппа Августа, который в XII веке строил здесь крепость против англичан. Помнили Карла Пятого, превратившего суровую цитадель в королевскую резиденцию. Помнили, как Франциск Первый приказал снести донжон и начать строить ренессансный дворец. С тех пор наверху менялись династии, революции, режимы и министры, а здесь, под землёй, время просто оседало пылью.
И так редкие фонари остались позади, и теперь освещения вокруг не было. Собственно, уже лет пятьсот как не было.
Немцы шли осторожно. У Рота в руке был обычный армейский фонарь — массивный, металлический, с узким жёлтым лучом. Он освещал лишь несколько шагов вперёд, оставляя всё остальное в густой, неподвижной темноте.
Крюгер толкнул Анри в спину так, что тот едва удержался на ногах. Камень под ногами был скользкий, и смотритель споткнулся, ухватившись за стену.
— Быстрее, где картина? — коротко бросил немец.
Анри что-то зло ответил по-французски.
Рот без предупреждения пнул его под колено. Анри рухнул на каменный пол. Крюгер схватил его за воротник, прижал к сырой стене и поднёс пистолет к груди.
— Прямо сейчас ведёшь нас к картине. Или здесь и останешься.
Мюллер поднял оружие спокойно, без крика. В подвале стало тихо.
Анри сглотнул, перевёл дыхание и, не глядя на них, показал в сторону узкого прохода.
— Туда, — хрипло сказал он.
Сапоги снова зашуршали по пыли.
Мюллер тихо перекинулся несколькими словами с Крюгером и остановился.
Анри, которого Крюгер настойчиво подталкивал в спину, двинулся следом, спотыкаясь о неровности пола и шепча сексуальные пожелания захватчикам сквозь зубы.
И тут шедший замыкающим Рот замер.
Он прислушался, затем так же осторожно выглянул в коридор, откуда они только что пришли.
Выстрел разорвал тишину так, будто кто-то хлопнул прямо по ушам каждому участнику действия. Звук ударился о своды, отразился, раскатился по каменным кишкам Лувра. Пуля, визжа, несколько раз срикошетила от стен и унеслась в темноту.
На долю секунды стало совсем тихо.
А потом из той же темноты вспыхнула ответная вспышка, и грохнул выстрел — глухой, тяжёлый, как удар кувалдой по древнему камню.
Конец мая 1940 года. Подвалы Лувра, центр Парижа.
Лёха, ведомый Жан-Полем, доскакал до лестницы, ведущей вниз, и дальше они уже крались по плохо освещённой галерее подвала, забытой всеми богами и электриками сразу.
Свет ложился пятном, а дальше начиналась вязкая темнота, в которой легко могли скрываться немцы, англичане, французы и прочие ценители искусства.
На краю освещённого пятна Жан-Поль сунул руку в нишу, что-то там пошарил и вытащил старый фонарь. Чиркнул спичкой — в мутном окошке затрепетал тусклый огонёк, похожий на последнюю надежду честного человека.
Лёха покосился на фонарь и мрачно произнёс:
— Прямо идеальная мишень на стрельбище.
И на всякий случай он вытянул руку с фонарём вбок, насколько позволяла анатомия, стараясь, чтобы стреляли, если что, в инвентарь.
Через несколько минут они уже уверенно заблудились, свернув в боковой отнорок, который казался перспективным, но закончился тупиком, заваленным ящиками и каким-то антикварным хламом, который, возможно, пережил не одну революцию.
— Вот дерьмо, — слова из уст семилетнего мальчишки, осматривающего развалины истории в полутёмном туннеле, прозвучали шокирующе. — Это не сюда.
Они вернулись в основной ход, и именно в этот момент где-то впереди сухо треснули два выстрела.
Лёха прислушался и философски заметил:
— Не иначе как наши уже воюют с не нашими. Ты прячься за меня, а мы осторожно пойдём вперёд и попробуем спасти Анри.
Плох тот актёр, который не умеет из обычного и скучного пиз***ца сделать пиз***ц бодрый, деловой и почти вдохновляющий.
Жан-Поль хмыкнул.
— Ну, знаешь ли, Кокс… — произнёс мальчишка и исчез.
Просто растворился в темноте, как хорошо воспитанный француз в самый ответственный момент.
— Когда план идёт по звезде, всегда надо сказать что-нибудь многозначительное и бессмысленное, а потом исчезнуть, — подумал Лёха и осторожно двинулся в сторону выстрелов.
Где-то впереди, совсем рядом, снова треснул выстрел, и пуля противно свистнула у него над головой. Лёха инстинктивно нырнул в нишу и задел плечом ящик — один из тех, что они тащили.
Ящик с грохотом рухнул в проход, поднимая облако пыли.
На пару секунд наступила идеальная, звенящая тишина.
А потом из темноты раздалось по-английски:
— Шит! Фак ю!
— Сам ты шит! И фак ё селф тоже себе организуй, — не задумываясь ответил Лёха.
Снова наступила липкая пауза.
— Ты англичанин? На службе? — осторожно спросили из темноты.
— Австралиец. Лейтенант французских ВВС. А ты что за хрен, герой подземелий?
В темноте вспыхнул узкий луч фонаря и осветил валяющийся ящик.
— Лейтенант Фукс. Роял Нэви. Весь коридор у меня на прицеле. Не дури, я стреляю! Что в ящике?
Луч фонаря дрогнул, высветил угол ящика, металлические скобы, длинный скол на древесине.
— Свой линкор потеряли во французских подземельях? Я таки стесняюсь спросить, — с нервным смехом отозвался Лёха, удивляясь, в какой очередной дурдом он сумел вляпаться. — Так вы, мистер лейтенант, походите и посмотрите лично. И глядишь, уже я в вас симпатичных таких дырок понаделаю!
Ситуация осталась патовой.
Видимо, Фукс несколько секунд ещё колебался и заговорил уже другим тоном — официальным, почти церемониальным:
— Во имя Его Величества Короля. Как подданный Британской короны вы обязаны мне содействовать.
— Офигенно девки пляшут, — фыркнул Лёха. — С какого перепугу я оказался тебе обязан и вдруг стал должен помогать?
Где-то впереди глухо простучала очередь. Каменный свод отозвался эхом, словно подвалу тоже было не по себе.
— Я подхожу, не стреляйте.
Лёха задумался на полсекунды, потом постарался выпрямиться в низкой нише и громко крикнул:
— Валяйте, только без резких движений.
Из темноты появился стройный, высокий человек. Он хромал, слегка приволакивая ногу. Лицо его было освещено снизу фонарём, и от этого он выглядел как человек, собирающийся рассказывать страшную сказку.
Пуля прошла по касательной, содрав кожу с наружной стороны икры Фукса. Кость осталась целой, но кровь текла достаточно бодро, будто спешила устроить ему последний салют.
— Чёрт, зацепило, — констатировал Фукс, садясь на ящик.
— Повезло тебе, — буркнул Лёха. — Ещё сантиметр — и пришлось бы знакомиться с костылями, а то и с архангелами.
Пока Лёха туго затягивал повязку и ворчал что-то насчёт британских дурных привычек бегать под пулями, Фукс, бледный, но упрямый, опёрся рукой о ящик.
— Дай сюда свет, — процедил он сквозь зубы.
Он осторожно откинул крышку ящика. Дерево тихо скрипнуло, как будто тоже понимало важность момента. Внутри лежала рама, обёрнутая защитной тканью, аккуратно закреплённая. Фукс отогнул край ткани и посветил фонариком.
Женщина смотрела на них спокойно. Даже снисходительно. Будто всё происходящее — просто очередной неловкий эпизод в долгой истории человеческих глупостей.
Лёха невольно присвистнул.
— Вот это да. Ради вас, мадам, тут люди дырки в себе делают.
Фукс достал из внутреннего кармана открытку, подсветил её фонарём и сравнил.
— Оно? — он поднял глаза на Лёху и затем утвердительно кивнул: — Оно.
Следом он медленно достал из кармана удостоверение:
— Секретная служба Его Величества. Лейтенант Фукс-третий. Немцы охотятся за картиной, послали целую группу. Трое.
Он поднял глаза на Лёху.
— А я один. И, как видите, не в лучшей форме.
— Это мягко сказано, — заметил Лёха, оценивая повязку. — Вы сейчас скачете примерно как раненая в задницу корова на льду.
Фукс стоически проигнорировал сравнение.
— Ты же лётчик? Воюешь с нацистами?
— В меру сил, — пожал плечами Лёха. — Вообще-то я тут временно.
— У меня задание. Нужно спасти картину и вывезти её отсюда. Помоги задержать их минут на десять. Стреляй, пока есть патроны, а потом беги к выходу.
Лёха скептически посмотрел на тёмный коридор.
— Да, да. Я вас услышал. Совместный труд для вашей пользы, он объединяет.
Фукс полез во внутренний карман кителя и вытащил плотную пачку купюр.
— Вот деньги, чтобы ты мог исчезнуть из Парижа и перебраться через канал, — тихо сказал он. — Здесь тысяча фунтов.
Лёха прикинул. В пересчёте на франки — около ста восьмидесяти тысяч. Шесть новеньких «Ситроенов» или восемь-десять годовых зарплат приличного инженера. Не вилла на набережной Ниццы, конечно, но домик в пригородах Лазурного побережья — вполне. Или возможность ещё пару раз позволить себе крупно ошибиться в жизни.
Фукс сунул деньги ему в руку.
Лёха взвесил пачку, сунул её во внутренний карман комбинезона.
— Хорошо живёт Роял Нэви. Главное убедительно, лейтенант.
Фукс осторожно закрыл ящик, проверил повязку и попытался встать. Нога предательски дрогнула, но он удержал равновесие.
— Пять минут и сматывайся, — сказал он.
Фукс ковыляя, растворился в темноте коридора, аккуратно таща ящик.
— Пять минут — это вечность, — спокойно ответил Лёха и стал пробираться в другую сторону темноты коридора. — За это время можно успеть стать героем или покойником. А у меня там ещё смотритель и мальчишка.
Конец мая 1940 года. Подвалы Лувра, центр Парижа.
Пока Рот методично стрелял в любое подозрительное движение позади них, словно пытался перебить всех призраков французской истории разом, за поворотом, метров через тридцать, Мюллер вдруг завопил так, будто нашёл клад.
— Сюда! Оно тут!
Крюгер рванул вперёд, как спринтер на стометровке. В пляшущем свете фонаря из ящика глянула улыбка — спокойная, чуть насмешливая, сводящая людей с ума уже несколько столетий подряд. Даже в полутёмном подвале она выглядела так, будто знала что-то о каждом из них.
— А где этот полудохлый дед? — спросил Мюллер.
— Был с вами! — крикнул Рот, продолжая целиться в темноту, которая пока перестала стрелять в ответ.
— Хрен с ним. Уходим! Быстрее! — огрызнулся Крюгер.
Они быстрым шагом, пригибаясь, двинулись по коридору.
Навстречу мелькнула тень.
Рот дал короткую очередь. Каменные своды отозвались гулом. В ответ снова бабахнул выстрел.
В небольшой нише Лёха, прижавшись спиной к холодному камню, выстрелил в темноту несколько раз, полагаясь больше на звук, чем на точность. В ответ темнота разорвалась целой серией очередей.
— Суки! Откуда у вас столько патронов? — прошипел он.
Револьвер дал осечку. Он нажал на курок снова — пуля ушла в сторону противника. Ещё раз.
В следующий раз курок сухо щёлкнул вхолостую.
— Бл***ть… Патроны.
Лёха судорожно полез по карманам, нащупал несколько запасных и попытался затолкать упрямый патрон в крошечное окошко барабана.
— Да как это делается… — шипел он, имея дело с револьвером первый раз в жизни и в совершенно неподходящих для обучения условиях.
— У него кончилась обойма! Прикрой! — заорал Мюллер и рванул вперёд.
— Вот и писдец приближается, — подумал Лёха, видя, как из темноты на него несётся увеличивающийся силуэт.
И тут откуда-то сбоку высунулась палка. Спокойно и деловито. Прямо под ноги бегущему немцу.
Мюллер споткнулся так основательно, будто его внезапно уронили с полки. Он рухнул вперёд всем весом, как шкаф, который сначала долго думает, качается, а потом решительно валится, с глухим деревянным вздохом. Пыль поднялась облаком, и в этом облаке он перекатился по полу, теряя достоинство вместе с оружием.
Автомат вылетел из его рук, описал красивую дугу и с лязгом проскользил по камню.
— Кокс! Сюда! Быстрее!
Лёха не стал уточнять деталей. Он на ходу влепил пинка распластавшемуся немцу и буквально нырнул в узкий лаз.
Дальше он полз на четвереньках за Жан-Полем, проклиная всё на свете, включая архитекторов Лувра, немецкую пунктуальность и французский револьвер.
Колени скребли по камню, пыль лезла в глаза, а где-то за спиной гремели голоса.
Через минуту они вывалились в соседний коридор, перевели дух и, не сговариваясь, рванули к выходу.
Минут через пять из Лувра вышли три помятых сантехника в рабочих комбинезонах. Их лица и комбинезоны выражали профессиональную усталость людей, которые много и долго боролись с канализацией.
В качестве английского привета они обнаружили проколотую шинку своего грузовичка.
Этим вечером парижане могли наблюдать картину, как работники коммунальных служб бегут из центра города на спущенных шинах и с отчаянной скоростью.
Хотя Париж в те дни видел и не такое, в городе мгновенно стала нарастать паника.
Конец мая 1940 года. Выставочный зал Кронпринцпалас, центр Берлина.
Выставка изящного искусства открывалась в Кронпринцпалас с тем размахом, который в Берлине умели придавать любому событию. Мрамор блестел, паркет скрипел от важности, а воздух был пропитан смесью лака, духов и политического честолюбия.
Все постарались угодить фюреру.
Почти рядом, вдоль главного зала, стояли задрапированные стенды — от Люфтваффе, от СД, от Партии. У каждого стенда важно прохаживались функционеры. В серых мундирах, в чёрных мундирах, в коричневых мундирах. Все они сдержанно улыбались и с откровенным превосходством поглядывали на соседей.
Ведь именно им удалось утереть нос конкурентам. В самые последние минуты перед открытием они доставили нечто совершенно эксклюзивное. Что именно — держалось в строжайшей тайне. Секрет был такой плотности, что казалось, его можно резать ножом и подавать с гарниром.
Фюрер прошёл по выставке медленным шагом человека, которому принадлежит не только зал, но и сама Германия вместе с любым представлением о прекрасном. Пожал руки. Кивнул. Задержался у нескольких стендов — и рядом стоящие чиновники немедленно записали это в блокноты как исторический жест.
Потом он поднялся на трибуну.
Речь была короткой. Минут на сорок.
Он говорил о судьбе германской нации, о высокой миссии искусства, о том, что истинная красота обязана служить народу. Немецкому народу. И надо отдать должное — в ораторском искусстве, в умении заводить толпу ему нельзя было отказать. Он умел заставить даже колонны слушать, затаив дыхание.
Собравшаяся публика ловила каждое слово так жадно, будто это были не слова, а откровения Всевышнего.
И вот наконец он повернулся к задрапированным стендам. Зал затаил дыхание. Фюрер вальяжно махнул рукой.
Тяжёлые портьеры плавно соскользнули вниз, открывая жителям рейха доступ к прекрасному.
Рейх затаил дыхание.
Не на мгновение — на несколько долгих, абсолютно неполитических секунд.
Со стендов, из-под трёх разных ведомственных гербов, одинаково спокойно и загадочно, фюреру улыбались.
Три Моны Лизы.
И в этих улыбках было что-то такое, что не смог бы описать ни один искусствовед.
— Ну наша то, лучше всех! — гордо произнес Геринг, улыбаясь шокированному Розенбергу.
16 июня 1945 года. Лувр, центр Парижа.
Забежав изрядно вперёд, мы приоткроем завесу будущего уважаемому читателю.
Сегодня, 16 июня 1945 года, Анри Дюваль, смотритель Лувра, стоял в стороне и улыбался, как умеют улыбаться люди, знающие правду и никому её не собирающиеся рассказывать.
Его Мона Лиза — единственная и неповторимая — вернулась на своё место.
Официально — она была вывезена ещё в августе тридцать девятого. Специальный ящик, печати, замок Шамбор, потом Шовиньи, Монтобан, Монталь. История героическая и полная трагизма. Немцы добрались до «луврской Моны Лизы» в сорок третьем, союзники потом нашли её в шахтах Альтаусзее среди вагонов с похищенным искусством в сорок пятом. Всё логично.
Что лежало в том ящике Лувр будет отказываться коментировать ещё очень долго.
Очень приличная копия. Почти вызывающе хорошая. Работа кого-то из учеников Леонардо — тот же мягкий взгляд, та же полуулыбка, то же обещание тайны. Немцы охотились за ней и в итоге настигли её, обладали ею и затем прятали её. И были совершенно уверены, что владеют сокровищем. Она будет долго висеть в коридоре около кабинета директора под табличкой «Экспонат № 265».
Настощая же работа Леонардо скромно пряталась за криво прибитой полкой в каморке смотрителя в подвалах Лувра.
Анри помнил ту ночь до мелочей.
Пять копий, организованных Мадлен, перестрелка, неммецкие диверсанты, угрожающие оружием. Австралийский лётчик, который умудрился ввязаться в бой в подземельях музея, как будто это была его обычная жизнь. Жан-Поль — тогда ещё семилетний мальчишка — дрожа от возбуждения и страха одновременно, спас лётчика, который в итоге спас картину.
Они нашли тогда Анри почти без сознания.
И потом лётчик заперся в его туалете минут на двадцать. Анри уже всерьёз прикидывал, не стоит ли взяться за револьвер — мало ли что там творится за запертой дверью.
А Лёха в это время, сидя на унитазе на каком-то минус втором уровне истории, заметил, что полка напротив висит как-то подозрительно криво.
Он встал, подтянул штанишки, постарался поправить её, а затем с усилием вообще отодвинул в сторону.
И замер.
Перед ним в нише висела она.
— Простите, мадам, за мой внешний вид, — пробормотал он, стоя в положении, далёком от парадного. — Я как-то не рассчитывал быть представленным вам на столь высоком официальном приёме.
Выйдя, лётчик улыбаясь порекомендовал Анри прибить полку покрепче. В тот же вечер мадам переехала в ещё более далёкие подвалы Лувра.
Теперь она снова висела в своём зале номер 711. Спокойная. Сдержанная. С той самой улыбкой, которая пережила революции, войны и похищения.
Анри смотрел на картину и думал, где же теперь этот сумасшедший лётчик.

Глава 20
Фея летающего домика

26 мая 1940 года. Военный кабинет под Уайтхоллом, центр Лондона, Великобритания.
В подземных залах Военного кабинета под Уайтхоллом, в самом центре Лондона, не было ни окон, ни ветра, однако казалось, что вместе со свежими сводками этот воображаемый ветер сдувает с карт саму Францию. Тусклый электрический свет, карты на стенах и чернила, едва успевающие высыхать, — всё говорило о том, что Францию, а следом и Британию от полного разгрома отделяют всего несколько ударов сердца.
У карты собрались высшие руководители страны, те, кто ещё вчера спорил о том, «кто виноват», а сегодня были вынуждены заняться куда более неприятным вопросом — «что делать?».
Первый морской лорд адмирал сэр Дадли Паунд держал руки сцепленными за спиной и смотрел на узкую полоску побережья возле Дюнкерка так, словно мысленно измерял её линейкой.
Чуть в стороне молча страдал генерал сэр Джон Дилл, начальник Имперского генерального штаба, с видом человека, которому только что сообщили, что его армия превратилась в географический объект. Все триста тысяч человек — с техникой, снаряжением и надеждами. Вся британская сухопутная мощь. Другой у Британии просто не было.
Черчилль слушал. Молча. Сигара роняла пепел прямо на север Франции, словно пытаясь скорректировать линию фронта.
Паунд заговорил первым:
— Флот сможет снять войска с побережья. Не за один рейс и не без потерь. Но если начать немедленно, шанс есть.
Он произнёс это без драматизма — как бухгалтер, сообщающий, что банкротства можно избежать, если быстро толкнуть всё имущество, сдать в рабство персонал и не задавать лишних вопросов.
Рамсей, адмирал, отвечающий за флот в Ла-Манше, добавил:
— Придётся использовать всё, что хоть как-то держится на воде. Эсминцы, транспорты, паромы. Часть придётся реквизировать. Придётся бросить клич и обратиться к владельцам частных судов. Яхты, рыбацкие баркасы — всё, что способно идти по воде, должно идти к Дюнкерку.
В этот момент Британия начала превращаться в морскую коммунальную службу спасения.
— Мы обеспечим прикрытие, — высказался Даудинг из Истребительного командования. — Но каждый самолёт, потерянный во Франции, — это самолёт, которого не будет над Британией. Нам нужны все наши машины тут.
Эта фраза звучала спокойнее, чем требовала ситуация, и именно поэтому была опасно убедительной.
Секретарь бесшумно положил на стол свежую шифровку, генерал Дилл пробежал глазами несколько строк и, не повышая голоса, прочёл:
— Бельгийское командование исчерпало возможности сопротивления, решение о капитуляции принято, официальное объявление возможно в течение нескольких суток.
Северный фланг их войск теперь существовал только на бумаге.
Черчилль медленно стряхнул пепел с сигары и произнёс спокойно, почти устало:
— Значит, завтра у нас будет на одну страну меньше — и на одну проблему больше.
В комнате стало тихо.
В углу сидел лорд Галифакс. Он аккуратно, почти деликатно, напомнил о возможности «прояснить позицию Италии». Все поняли, что речь идёт не о погоде в Риме, а о сепаратной сделке с Гитлером через макаронников.
Черчилль стряхнул пепел с карты на пол.
«Триста тысяч наших солдат. И ещё какое-то количество французов, голландцев, бельгийцев и прочего сброда», — раздражённо подумал он.
Премьер-министр, человек заметной комплекции, кряхтя поднялся со своего места.
— Господа, — произнёс Черчилль, — мы не станем обменивать армию на обещания мистера Гитлера.
Пауза оказалась длиннее и напряжённее, чем хотелось.
— Подготовьте эвакуацию.
Без этих трёхсот тысяч Британия оставалась не героической, а просто безоружной. А оставаться безоружной Британия категорически не планировала.
Конец мая 1940 года. Оружейный магазин «Aux Armes de France», улица Риволи, Париж.
Вывеска висела над дверью с 1888 года — чугунная, литая, с перекрещёнными ружьями и лавровыми ветвями, чуть тронутая парижской ржавчиной. Когда-то она означала надёжность и достаток. Теперь — ещё и упрямство. Хозяин держал торговлю, несмотря ни на что.
Лёха толкнул тяжёлую дубовую дверь. Колокольчик звякнул негромко, но как-то настороженно, будто заранее спрашивал, сюда ли ты пришёл.
Внутри пахло ружейным маслом, кожей и тревогой, замешанной на деньгах.
Помещение тянулось вглубь, как старый ангар, но витрины уже не ломились от изобилия. Стеллажи выглядели аккуратно, но чуть пустовато. Там, где раньше стояли ряды пистолетов, теперь оставались одиночные экземпляры, расставленные так, будто их специально раздвигали, чтобы создать иллюзию богатства.
Патроны лежали в витрине тонкими стопками, по две-три коробки. Раньше здесь стояли целые пирамиды.
Война оружейный бизнес не убила окончательно, но основательно переделала его.
Теперь продавали не всё подряд и не всем подряд.
За прилавком стоял типичный француз: усы стрелочками, пенсне, крахмальный воротничок и взгляд человека, который последние месяцы чаще думает о закрытии, чем о прибыли.
— Добрый день, месье, — сказал он вежливо, но сразу скептически посмотрел на помятую форму. — Чем могу служить?
Лёха подошёл к витрине с пистолетами.
Стекло было вымыто до блеска. Под ним — аккуратный ряд: пара французских MAB, старый «Лебель», даже американский револьвер «Смит энд Вессон», выглядевший здесь как турист без визы.
Лёха достал свой Кольт.
Хозяин прищурился, потом аккуратно взял пистолет, рассмотрел его, положил на прилавок и стал листать толстую книгу учёта.
— Так… так… — пробормотал он. — Да… Это наш. Вот. Отправляли по предписанию месье Кольтмана… Австралия… — Он поднял глаза и выдержал паузу. — Вы Алекс Кокс?
— Он самый.
Настроение хозяина заметно улучшилось.
— Прекрасный экземпляр, месье. Хотите продать? Трудные времена? За такой сейчас пол-Парижа душу бы продало…
— Прикупить и обменять. «Браунинги» у вас есть?
Хозяин даже не сразу ответил. Сначала посмотрел на Лёху внимательнее. Потом — на его форму, следом на Кольт, потом — на саквояж.
— Какие именно, месье? — осторожно уточнил он.
Лёха прищурился:
— Хорошие, новые и за наличные, — усмехнулся наш герой.
Хозяин посмотрел на Лёху уже несколько другими глазами, помолчал секунду и кивнул:
— Подождите, месье.
И исчез за служебной дверью. Его не было минуту, затем вторую. Лёха уже начал подозревать, что его аккуратно забыли, когда хозяин вернулся с кожаным чехлом.
Положил его на прилавок и тихо сказал:
— Это не для витрины.
Внутри лежал Browning HP — тёмный, без показной красоты, очень похожий на его прошлый, утраченный в Китае.
— Бельгийское производство, FN Herstal, тридцать восьмой год. Ещё довоенная партия. Таких почти не осталось, — сказал хозяин уже тише, со вздохом. — Армия выгребает всё подряд. Четыре тысячи франков, месье.
Цена была откровенно жлобская, настоящая военная цена.
Лёха не стал торговаться, решив, что это инвестиции в безопасность от группы немецких и английских спонсоров. Он положил пистолет на прилавок, открыл саквояж и отсчитал требуемую сумму, вызвав удивлённый взгляд хозяина.
Тот на секунду задумался.
— У нас есть ваши данные, месье Кокс, для офицеров и тем более лётчиков можно пойти навстречу, — сказал он и наклонился ближе. — И… для вас, взамен вашего Кольта, я могу добавить патронов. Десять пачек по двадцать штук. Больше — нельзя. Нас очень жёстко проверяют.
Они спустились в подвальный тир. Несколько выстрелов. Потом ещё несколько. Пистолет сидел в руке так, будто его подбирали по слепку ладони. Тринадцать патронов в магазине — это уже разговор. Спуск чистый, отдача ровная. Почти как старый. С табличкой от Ворошилова. На секунду Лёху накрыла ностальгия.
Вернувшись наверх, Лёха выложил ещё и револьвер. Блестящий, слишком аккуратный, почти из другого времени.
Хозяин посмотрел на него укоризненно.
— Мсье… за такой ещё и приплатить придётся.
— Ну подарите кому-нибудь стоящему, — усмехнулся Лёха.
Выходя на улицу Риволи, он подумал, что Париж прекрасен даже в преддверии катастрофы.
26 мая 1940 года. Аэродром недалеко Сен-Мартен-ла-Кампань, 100 км западнее Парижа, Франция.
Бостон заходил на аэродром — травяное поле под Сен-Мартен-ла-Кампань. Колёса коснулись земли, самолёт несколько раз подпрыгнул на неровностях, проскакал по полосе, будто сомневался в решении приземляться именно сюда, и, покачиваясь, зарулил к ангару. И тут выяснилось странное: «Бостонов» здесь больше не было. Оказывалось, что ещё вчера пришёл приказ — машины срочно перебросили километров на сто южнее, под Блевиль.
Сам аэродром, как и всё французское командование авиации — да и, похоже, вся армия — пребывал в состоянии организованного недоразумения. Люди бегали, машины заводились и глохли, приказы носились быстрее самолётов. Собственно, и самолётов пока не было, зато ходили слухи, что сюда перекинут истребители из Нормандии.
— Слышали? В Париже объявили об отстранении пятнадцати генералов. Оказались предателями! И у нас новый главнокомандующий — генерал Максим Вейган. Что говорят в столице? — допытывались техники, узнав, что экипаж только что был под Парижем.
Ничего нового, кроме хаоса и неразберихи из Ле-Бурже, Эмиль с Лёхой сообщить не смогли. О собственных приключениях Лёха распространяться благоразумно не стал, как и о пяти тысячах фунтов — сумме почти астрономической, аккуратно обменянной из франков и спрятавшейся на дне саквояжа.
К удивлению экипажа, их без лишних разговоров заправили.
— Всё равно летать некому. Лишь бы немцам не досталось, — философски заметили интенданты.
А вот накормить не смогли — кухня уже начала свой стратегический бег куда-то на юг.
Слопав по бутерброду и запив это чем пришлось, они снова поднялись в воздух. Через двадцать пять минут Бостон приземлился среди таких же машин на поле под Блевилем — примерно в ста километрах к югу от Парижа.
— Ну что сказать — Блевиль он и есть Блевиль, полный французский Блевиль! — философски заметил Лёха, вылезая на крыло и приготовившись общаться с новым авиационным начальством.
26 мая 1940 года. Аэродром недалеко от городаБлевиль, 100 км южнее Парижа, Франция.
Жизель Жюнепи хотела в авиацию не из каприза и не ради фотографии в газете. Она просто не видела для себя другой жизни. Ещё в тридцатые годы она получила гражданский диплом пилота и летала с тем спокойствием, с каким другие ходят пешком. Самолёт для неё не был романтикой. Он был её инструментом.
Когда весной 1940 года появился закон, позволявший женщинам вступать в ВВС как вспомогательному персоналу с перспективой стать пилотами, Жизель пришла добровольно защищать свою любимую Францию. В Бордо-Мериньяк её направили на подготовку вместе с Элизабет Лион и Мари-Адель Лейде.
Из троих только Лион смогла пройти по формальным требованиям — транспортная лицензия и сто часов налёта. Жизель налёта не добрала. Закон был новенький, но арифметика — старая. Женщинам в авиации не место.
К штурвалу её не допустили.
Она не хлопнула громко дверью. Она осталась.
Её направили в группу бомбардировочного командования II/19 — переучиваться на новые американские DB-7 «Бостоны» — штурманом. В нос самолёта — к крошечному столику с картами, транспортиром и карандашом. К ветру, поправкам на снос, расчёту времени и высоты. К тем самым цифрам, без которых даже самый смелый пилот летит исключительно в сторону «примерно туда».
Жизель была маленькой, худенькой, почти хрупкой на вид. Чёрная копна непослушных вьющихся волос вечно норовила вырваться наружу, поэтому она стригла их коротко и безжалостно, а остатки упрямо запихивала под шлемофон. В форме и ремнях «Бостона» она казалась ещё меньше, почти ребёнком — но стоило ей открыть карту и начать считать курс, и становилось ясно, что в этой хрупкой фигуре уместилось куда больше твёрдости, чем во многих широкоплечих пилотах.
Она летала с Элизабет Лион. Лион держала ручку управления, Жизель командовала и выдерживала направление. Работали ровно, без сантиментов и без разговоров о правах женщин. В воздухе нет гендерных дискуссий. Там есть высота, курс и остаток топлива.
В тот вылет всё шло как обычно — спокойно и даже скучно, пока снизу вдруг не проснулась немецкая зенитка.
Сначала хлопнуло где-то рядом. Потом ближе. А потом по фюзеляжу простучали осколки, будто самолёт внезапно попал под дождь из гвоздей. «Бостон» дёрнулся, закашлялся мотором и явно дал понять, что ему это развлечение не понравилось. Лион тянула машину домой, как обиженную лошадь — упрямо, осторожно и с уговорами.
Посадка вышла резкой и грубой, и совершенно не в её стиле.
У Лион оказалась рана в плече и сотрясение остатков мозга внутри черепной коробки, как выразился врач-шовинист.
Остался одинокий самолёт с несколькими пробоинами, с одиноким штурманом, по совместительству числящимся командиром.
Жизель бегала, убеждала, грозилась, плакала и никого не могла убедить.
Она в расстройстве залезла в свою кабину с планшетом под мышкой, спокойная, почти невозмутимая, и устроилась там, свернувшись в клубочек, с трудом сдерживая слёзы. Пилотов хватало, а вот боеготовых машин — нет. Фронт требовал машины в воздухе, а не разговоров на земле, и её «Бостон» застрял в самом дальнем конце списка на ремонт и обслуживание.
26 мая 1940 года. Аэродром недалеко от города Блевиль, 100 км южнее Парижа, Франция.
По обшивке «Бостона» вдруг громко постучали — так, будто самолёт собирались арендовать на свадьбу, а не чинить.
— Тук-тук! Есть кто дома? — раздался весёлый мужской голос.
— Дома никого нет, — тихо и зло прошипела Жизель.
Люк приоткрылся, и в проёме появилась вихрастая голова молодого человека. Голова сначала осмотрела кабину вперёд, затем осторожно покрутилась влево, вправо и наконец заметила сжавшуюся в кресле Жизель.
Лицо тут же расплылось в улыбке.
— О! Кто посмел обидеть фею летающего домика? — радостно произнесло вихрастое недоразумение с заметным акцентом.
Жизель всхлипнула. Серьёзно ответить на такое было невозможно. Тем более глядя на это смеющееся, совершенно неуставное лицо, которое явно не собиралось воспринимать войну как повод для трагедии.
Она попыталась нахмуриться, но вместо этого улыбнулась сквозь слёзы.
— А вы вообще кто?
Голова на мгновение задумалась.
— Временно исполняющий обязанности спасителя фей. По совместительству пилот, подозреваю именно этого пепелаца. Если, конечно, у нас есть куда и на зачем лететь.
В кабине стало неожиданно светлее.
Непонятно, как так получилось, но уже через несколько минут Жизель бегала хвостиком за Коксом — так, оказалось, зовут этого австралийца, — по-хозяйски осматривающего машину, и откровенно ябедничала на всех и вся, вываливая все свои накопившиеся девичьи обиды.
А вечером Кокс, совершенно в мужском стиле, устроил пьянку с механиками. Жизель злилась, шипела и делала выводы о вечном. Все мужики одинаковые и думают только про выпивку. А когда его твёрдая рука в финале вечера вроде как случайно проверила на прочность её ягодицы, стало ясно, что не только про выпивку. Но вывод окончательно оформился в её голове:
— Все мужики козлы!
Зато утром же произошло необъяснимое.
Кокс каким-то фантастическим образом сумел построить механиков, и вокруг её самолёта началась деловая суета. Сам он облачился в грязный комбинезон и полез в самые тёмные, масляные и проклятые углы машины.
А чего стоило одно его «выставление опережения зажигания»⁈
— Правый движок детонирует. Опережение ранее, — спокойно и даже радостно инструктировал Кокс механика.
Они спорили до хрипоты, пока мотор в итоге не зарычал так, как устроило Кокса. Вряд ли кто-нибудь ещё смог бы выжать из техслужбы больше.
А Жизель, спасая свою филейную часть, в тот вечер благоразумно смылась в комнату пораньше.
И через пару дней её самолёт уже выкатывался на взлёт, что было в её понимании сродни чуду.
29 мая 1940 года. Аэродром недалеко от города Блевиль, 100 км южнее Парижа, Франция.
Она изо всех сил старалась показать, что здесь командир экипажа именно она. Для надёжности даже объединила свои женские хитрости с Жан-Мари, стрелком — их третьей девочкой и неофициальной невестой командира их эскадрильи. Вдвоём они выстраивали тонкую стратегию влияния, взглядов и демонстративных распоряжений.
Кокс не спорил. Он только смеялся и почтительно кивал:
— Как прикажешь, о моя фея летающего домика!
Механики слушали Жизель, уверенно кивали и со всеми своими странными, скрипящими и пахнущими керосином вопросами стабильно шли к Коксу. И решали их тоже с ним.
Не сразу, но, услышав про Бастинду, Жизель насторожилась, а потом поняла, что австралиец бессовестно перефразирует «Волшебника из страны Оз»! Ну и нахал!
Она уже собиралась поставить его на место, когда он после первого пробного вылета просто спросил:
— Ты бомбила с бреющего?
Вопрос застал её врасплох.
А дальше начались настоящие чудеса.
Он — лётчик, водитель телеги и по совместительству ходячая катастрофа — совершенно серьёзно рассказывал ей, как считать упреждение и как правильно заходить на цель с бреющего. Рисовал траектории, считал скорость, ветер, высоту, будто речь шла не о сумасшедшем самоубийстве, а о контрольной работе по баллистике.
Она нахмурилась.
— Зачем вообще бомбить с бреющего? Это же опасно!
Он усмехнулся, чуть прищурившись, словно видел уже что-то своё, далёкое.
— Немецкие зенитчики прекрасно сшибают цели на высоте, да и их «мессеры» наловчились. А у меня большие планы на после войны.
Кокс, как выяснилось, обладал редким и крайне полезным талантом — умением добывать нужные вещи в местах, где их официально не существовало.
Откуда у него появились четыре практические чушки, никто толком не понял. Версий ходило много. По одной — он выменял их на сигареты. По другой — на коньяк. По третьей — на то и другое, а потом вежливо попросил и так играл своим модным «Браунингом», что отказывать стало неловко.
Как бы то ни было, чушки нашлись.
Потом он каким-то образом договорился с командиром эскадрильи. Как именно — тоже осталось тайной. Командир после разговора выглядел слегка растерянным, но почему-то дал разрешение на тренировочный вылет.
И вот они уже летели на пробное бомбометание.
Жизель нервно приникла к прицелу и считала секунды, высоту и расстояние, Кокс насвистывал что-то неприлично жизнерадостное в наушниках, а чушки унеслись вниз с таким видом, будто сами давно мечтали проверить, как там у земли с твёрдостью характера.
С третьего раза результаты оказались вполне приличными. Даже слишком. Они разнесли в пыль заброшенный домик на краю поля, служивший Коксу учебной целью. И у домика тут же нарисовались хозяева. Правда после общения с тем же Коксом они долго трясли ему руки и кланялись. Кланялись! В Республиканской Франции! Ужас и позор!
Экипаж уже начал осторожно радоваться собственной меткости, когда их, не дав толком отдышаться, выдернули на командный пункт.
Командир их третьей эскадрильи, капитан Болфан (Bollefont) — почему его фамилия вызывала такую искреннюю радость Кокса, Жизель не поняла — ждал их там с выражением лица человека, которому только что сообщили, что праздники отменяются и навсегда.
Он посмотрел на них, как врач на пациентов перед уколом, и мрачно осчастливил новостью:
— Господа. Вся группа. Все наши четыре летающих самолёта, завтра идут через пол-Франции бомбить немецкую артиллерию под Дюнкерком.
Он сделал паузу, чтобы информация успела причинить боль.
— Командование обещает британское истребительное прикрытие над целью.
Кокс на секунду задумался, потом тихо и оптимистично пробормотал:
— Ну… зато посмотрим страну с высоты. Некоторое время уж точно!
Жизель посмотрела на него так, будто собиралась лично выбросить его вместе с бомбами из самолёта, парашют нахалу в её мечтах явно не полагался.

Глава 21
Почти свободное небо

31 мая 1940 года. Небо в районе Амьена, Франция.
Они обошли Париж стороной, чтобы не ввергать в лишние переживания жителей столицы. Фронт возник впереди дымными неровными столбами, тянущимися от земли.
Ведущий «Бостон» капитана Болфана прибавил обороты, выведя двигатели вплотную к максимальным. Правый ведомый Луи Бейне чуть подотстал, ломая строй, левый Фернан-Луи Эстев висел как приклеенный. Кокс с Жизель замыкали строй, болтаясь внутри вытянутого ромба, стараясь не отстать и не въехать в идущие впереди самолёты.
Четыре «Бостона» вытянулись ромбом, бомбы тянули вниз, моторы гудели на максимальных оборотах, выдавая честные четыреста с небольшим километров в час — больше с бомбами выжать сложно, если не хочешь потом собирать моторы по кускам.
— Правый пятый, дистанцию держи, — с удовольствием высказался Кокс по громкой связи. — А то ломаешь всю торжественность момента.
Самолёт Луи Бейне под пятым тактическим номером постепенно занимал своё место в строю.
Кокс сидел привычно в своём кресле, думая, что по сравнению с СБ тут прямо-таки курорт: можно чуть откинуться назад и лениво наблюдать, как под крылом проплывают аккуратные французские поля. Утро вступало в свои права, заливая всё ярким солнечным светом; где-то там, внизу, уже, наверное, варят кофе и даже не подозревают, что над ними везут по четыреста килограммов аргументов.
Всё выглядело очень прилично, если забыть, что впереди — Дюнкерк и немецкая артиллерия.
И вот тогда стрелок Жан-Мари сзади вдруг заорала так, будто ей в трусы засунули ужа:
— Слева! Сверху! Двое заходят!
Кокс покрутил головой и увидел их почти сразу. Из голубизны неба сходящимся курсом выходила пара тёмных силуэтов. Узкие крылья, характерный изгиб, хищный профиль. Сто девятые.
— Возвращаются с патруля над линией фронта, судя по высоте и траектории. И вдруг — подарок, — подумал наш герой.
— А вот и гости нежданные, — пробормотал он, чуть приотстав, пытаясь дать хоть какое-то пространство для манёвра.
Мессеры не стали мудрить. Они и не собирались устраивать воздушную дискуссию. Просто перевернулись через крыло и спикировали в атаку — чисто, уверенно, используя преимущество в высоте и разменяв его на скорость.
Сзади сразу загрохотало. Пулемёт ожил, кабину наполнил знакомый металлический гул. Гильзы, звеня, посыпались по полу кабины. Жан-Мари открыла огонь раньше всех — почти истерично, длинной очередью, будто надеясь прошить небо насквозь.
Первый мессер прошёл над правым ведомым, как нож по бумаге. Очереди мелькнули по крылу, по фюзеляжу, но, похоже, больше для психологического эффекта. Второй атаковал с небольшим упреждением, нырнув чуть глубже. Кокс на секунду почувствовал, как самолёт дрогнул от ударов — не пробоины, а просто близкие разрывы трасс.
Мессеры пронеслись мимо, скользнули вперёд, и Кокс увидел, как они, снижаясь, уходят вправо, в сторону Седана. Ни разворота, ни попытки повторить заход.
В кабине повисла странная тишина, только моторы продолжали своё упрямое пение.
— Проверка, — в шлемофоне возник голос ведущего. — Все целы?
По очереди отозвались экипажи. Один из ведомых доложил о паре пробоин в консоли крыла. Ничего критичного. Бомбы на месте. Люди живы.
Кокс снова посмотрел вправо, туда, где исчезли немецкие силуэты.
— Повезло, — сказал он уже тише. — Видимо, топливо на исходе. Им домой хочется больше, чем нам в Дюнкерк.
Он откинулся в кресле и чуть усмехнулся.
— Ладно, господа. Экскурсия продолжается. Пейзажи дальше будут ещё интереснее.
И строй, чуть растрёпанный, но целый, пошёл дальше к границе, где небо уже начинало пахнуть войной по-настоящему.
31 мая 1940 года. Небо над Дюнкерком, Франция.
Над Дюнкерком их встретило зрелище, от которого у Кокса внутри что-то одновременно обрадовалось и насторожилось, потому что впереди, чуть выше и правее, в идеальном плотном построении шёл целый прямоугольник «Харрикейнов», летящих крыло к крылу так аккуратно, будто их вырезали из картона и приклеили к небу.
— Летающий матрас! Ничему придурки не учатся, — спокойно заметил Лёха, разглядывая эту воздушную геометрию.
Матрас сначала бодро понёсся прямо на них, как будто решил с ходу выяснить, кто здесь лишний, потом, видимо, различил силуэты «Бостонов», кокарды и общую окраску бомбардировщиков, признал их союзниками и слегка смутился и, не меняя выражения лица, лёг на параллельный курс.
Рации, разумеется, жили каждая своей жизнью и на своих частотах, поэтому командир английской группы объяснялся старым проверенным способом — покачиванием крыльев и широкими жестами из кабины, как будто дирижировал невидимым оркестром. Болфан ответил тем же, сдержанно и официально, а Кокс, не желая отставать от международного протокола, продемонстрировал из своей кабины более краткий и универсальный знак дружбы народов — оттопыренный вверх средний палец, который понятен без перевода от Ла-Манша до Нью-Йорка.
Замыкающие «Харрикейны» в это время были заняты куда более приземлённой задачей — они старательно держали дистанцию, чтобы не въехать в хвост впереди идущему, так что на небо смотреть им было особо и некогда, вся их вселенная сузилась до зелёного фюзеляжа перед пропеллером.
«Харрикейны» плавно ушли выше и правее, как будто решив, что бомбардировщики — это уже взрослые люди и пока приглядят за собой сами.
И именно в этот момент сверху, от самого солнца, будто кто-то аккуратно снял защитную крышку, в пикировании вошла пара немцев.
Лёха смотрел, словно в театре, как в километре от них тёмные силуэты вывалились из света, на секунду зависли и сразу пошли вниз, без лишних предупреждений. Ведущий выбрал правого замыкающего «Харрикейнов» и не попал, трассы очередей прошли чуть в стороне, ведомый целился в крайнего левого. Левый замыкающий даже не успел понять, что происходит, потому что его мир всё ещё состоял из хвоста впереди идущего, и в этот мир внезапно ворвалась очередь.
Самолёт дёрнулся, вспыхнул короткой злой искрой, потом накренился и, кувыркнувшись, пошёл вниз с тем странным спокойствием, которое бывает только у машин, уже лишённых управления.
— Козлы проклятые! — выдал Лёха в сторону теоретиков, придумавших такой странный строй.
Много позже он узнал, что маршал авиации Даунинг аж до сорок первого года гордился строгой красотой выдуманного им строя истребителей.
Главное зло называлось «vic formation» — тройка самолётов клином, очень плотным. Несколько таких троек составляли эскадрилью, и получался аккуратный прямоугольник — тот самый «летающий матрас».
— Старый пида***с! — товарищ маршал бы сожрал свою трость, если бы каким-то образом узнал, что о нём думает Кокс, хотя скорее уже Кокс затолкал бы ему эту самую трость в известное место, наблюдая абсолютно бесполезную жертву британцев.
Немцы не стали задерживаться. Они сделали разворот, аккуратно ушли горкой обратно на высоту и растворились в синеве, как будто их вообще не было.
«Харрикейны» даже не заметили, что в строю стало на один самолёт меньше.
Со стороны Бельгии тем временем появилась новая стая «мессершмиттов», и вот тут английский матрас внезапно ожил, немного расправился и отважно пошёл в атаку. Вдалеке строй распался, небо начало закручиваться в сложную металлическую карусель, и Лёха увидел несколько дымных нитей, уходящих к земле, словно кто-то штопал горизонт чёрной ниткой.
— Три минуты до сброса, — нервно скомандовала Жизель, и даже треск эфира показался напряжённым в ожидании вынужденного знакомства с немецкой зенитной артиллерией.
От клубящегося вдалеке боя отделилась четвёрка «мессеров» и уверенно пошла вниз на них.
— На боевом курсе, — прозвучала команда ведущего.
Они выровнялись, словно на параде, и по сигналу ведущего Болфана разом сбросили по четыре стокилограммовые бомбы. Самолёт тряхнуло, он ощутимо вздохнул, став легче.
Лёха глянул вниз и, щурясь от солнца, объявил по внутренней связи:
— Смотри-ка! Куда-то попали! Знатно поля перекопали французам, можно картошку сажать. Или морковку.
— Кокс, заткнись, — раздражённо отрезала Жизель.
В этот момент «мессеры» зашли в атаку коротко и жёстко.
Они вывалились из солнца двумя парами, выбирая цель, как волки выбирают самого толстого и неповоротливого в стаде. Стрелки в хвостах «Бостонов» открыли огонь почти одновременно, пулемёты взревели, длинные очереди разрезали воздух, трассы пересекались, прошивали пространство, и вокруг хвостов зазвенело так, будто кто-то рассыпал по небу мешок гвоздей.
Правый ведомый Луи Бейне шёл впереди чуть ниже. Кокс успел увидеть, как на его фюзеляже вспыхнули короткие искры попаданий, затем что-то ударило в район двигателя, и мотор внезапно вспыхнул изнутри — не взрывом, не эффектной вспышкой, а каким-то зловещим внутренним огнём, будто в крыле чиркнули спичкой и оставили её гореть.
Пламя вырвалось из-под капота двигателя, винт застыл, машина качнулась, и аккуратный ромб, ещё секунду назад державшийся в воздухе, начал расползаться.
— Правый горит! — прокричал пилот в эфире.
Бейне попытался удержать самолёт, но огонь уже лизал крыло, и «Бостон» пошёл вниз, сначала плавно, потом всё быстрее, теряя строй, высоту и надежду.
Лёхин самолёт тоже вздрогнул от попаданий почти сразу же после этого. Что-то резко хлопнуло в правой консоли, по обшивке прошла дробная дрожь, и в кабине запахло горячим металлом и порохом. Он инстинктивно подал машину чуть вниз и в сторону, стараясь не ломать курс.
В шлемофоне прозвучала короткая, злостная тирада словами, которые не слишком подходили для женского лексикона, и в переводе на приличный язык стрелок Жан-Мари процедила сквозь зубы, что ранена в ногу, но жива и может дальше стрелять.
И действительно, пулемёт продолжил стрелять, трассы ушли вверх, заставив один из «мессеров» нервно отвернуть.
Вдалеке к ним спешила растянутая цепочка «Харрикейнов». Они шли уже не идеально стройно, без прежней геометрической гордости, но неслись на выручку. Английских лётчиков можно было упрекнуть в чрезмерной любви к инструкциям и построениям, но не в отсутствии храбрости. Они развернулись и пошли на помощь к союзникам.
В этот момент самолёт Болфана резко лёг вправо. Манёвр был решительный, почти рубящий, как если бы он одним движением перерезал невидимую нить строя.
— Рассыпаемся, к земле, курс домой! — прозвучал в рации его голос, сухой и напряжённый.
— Не вопрос! Это мы завсегда, пожалуйста! — отозвался Кокс, крутя головой и стараясь понять, откуда им прилетит следующий немецкий подарочек.
Ещё пара трасс прошла над кабиной, один «мессер» попытался зайти сверху, но тут в небе уже появились английские силуэты, и немцам пришлось выбирать, чем заниматься.
Лёха поставил свой «Бостон» почти вертикально на крыло, выкрутил руль вправо, отжал штурвал от себя, и тяжёлая машина, воя двигателями, пошла с ускорением вниз.
Высота начала уходить стремительно, земля распахнулась навстречу, поля и дороги стали расти в размерах, а скорость избавленной от бомб машины полезла вверх.
«Бостон» рванул прочь от такого поганого места, прямо по направлению на Париж.
31 мая 1940 года. Небо в районе Ле Бурже, Франция.
Обер-лейтенант Вольфганг Шмугель стоял по стойке «почти смирно» и с немым удивлением, которое постепенно перерастало в возмущение, слушал своего командира группы.
Командир говорил спокойно, почти устало, но смысл сводился к простому: нужно нанести удар по французскому центру связи под Парижем.
Шмугель был командиром Heinkel He 111 и летал не первый месяц. На борту его машины, под кабиной, аккуратной колонкой красовались с десяток крохотных чёрных бомбочек — отметки о выполненных боевых вылетах, и главное — каждая означала возвращение домой.
Обычно они шли большой формацией, часто всей эскадрильей, плотным строем, с истребительным прикрытием над головой. Эти зазнавшиеся свиристелки на «сто девятых» могли бесить своей манерой держаться, будто всё небо принадлежит им, но работу свою знали и делали её хорошо. Потери случались, но чаще от зенитного огня, чем от истребителей. В строю его «Хенкель» чувствовал себя уверенно.
Но тут всё рисовалось совершенно иначе.
Ему предлагалось на своей «корове» — так в шутку прозвали его He 111 в эскадре — идти почти в одиночку на высоте двух километров и накрыть какой-то центр связи на северо-восточной окраине Парижа. Ну хорошо, пообещали пару 109-х в прикрытие, но пара — это не зонтик, это скорее намёк на него.
Такие цели требовали точности, а точность — неожиданности и отсутствия высоты.
Поэтому предполагалось идти низко.
— Я всё понимаю, — сказал командир, глядя на него. — Но приказ командования. Все наши машины сейчас заняты под Дюнкерком. Ты и сам всё знаешь. Зато и у англичан та же история, их самолёты там же. У французов всё вообще рассыпалось. Если не считать случайностей, то небо почти свободно. Сам Ле Бурже, по данным разведки, пуст. Пару истребителей тебе выделят, встретишь над Сен-Квентином.
Шмугель слушал и молчал.
Он знал, что такое «почти свободно». Это значит, что где-то обязательно окажется кто-то, кому нечего терять и кто именно в этот день решит стать героем.
Около аэродрома истребителей под Сен-Кантеном их догнала пара «сто девятых». Истребители подошли быстро, обозначившись двумя тёмными силуэтами, потом вынырнув сбоку, чуть выше, с той лёгкой хищной грацией, которой бомбардировщики завидуют молча.
В эфире щёлкнуло, и раздался весёлый голос:
— Толстые, приём! Вижу вас. Подтяните газ.
Ведущий пары явно пребывал в хорошем настроении. Он легко поравнялся с «Хенкелем», будто тяжёлый бомбардировщик стоял на месте, и, наклонив машину, показал несколько характерных жестов — с общим смыслом: шевелитесь, мол.
Шмугель лишь фыркнул.
— Видим вас. Идём по маршруту, — спокойно ответил он.
Штурман, не желая оставаться в стороне, высунулся чуть вбок и устроил встречный кукольный театр, изобразив пальцами и жестами тоже не слишком приличное пожелание.
Истребитель качнул крыльями, и его пилот, смеясь, показал большой палец в ответ.
Довольные друг другом, они разошлись.
На подходе к цели пара «сто девятых» парила над ним метрах в пятистах, изредка покачивая крыльями — мол, мы тут, работаем, не дрейфь.
Шмугель мельком посмотрел вверх и удовлетворённо кивнул сам себе. С прикрытием, даже таким лаконичным, дышалось легче.
— До цели тридцать километров, — выдал штурман, возясь с картой и что-то прикидывая, шевеля губами. — Если ничего не изменится, через десять минут будем на месте.
Шмугель хмыкнул и произнёс:
— Тогда держи за нас кулаки!
Штурман коротко усмехнулся и постучал костяшками по борту.
— Лучше постучать по дереву, господин обер-лейтенант, а пальцы мне нужны для расчётов.
— Постучи себе по башке, единственная деревянная деталь в нашем самолёте! — пошутил пилот.
Видимо, металлический борт оказался фиговой заменой деревяшке, и через три минуты раздался голос ведущего «мессеров»:
— Толстый, приём! — ожил эфир весёлым голосом ведущего пары. — У нас гости. Слева, ниже. Четвёрка. Похоже на «Мораны». Идут нам наперерез.
Шмугель кинул взгляд в остекление. Внизу и далеко слева действительно мелькали тёмные точки, целеустремлённо несущиеся с явным намерением испортить кому-то утро.
— Вижу, — ответил он. — Идём на цель.
— Принято. Сейчас пощекочем этих петухов.
Истребители нырнули вниз резко и красиво, как будто всю жизнь только этого и ждали. Они ввинтились в строй французов, разорвали его, и вдали почти сразу началась круговерть — точки закрутились, разошлись, снова сошлись. Французов было четверо, немцев — двое, но «сто девятые» были быстрее, злее и явно чувствовали себя хозяевами положения.
Шмугель наблюдал краем глаза, не отрываясь от курса.
— Одного сбили, — через пару минут донёсся из эфира весёлый голос ведущего пары. — И ещё один дымит.
В небе одна из французских машин действительно клюнула носом и потянула вниз тонкую серую струйку.
Голос оборвался. В эфире некоторое время был только треск помех. Потом голос снова прорезался:
— Французы развернулись и уходят на север. Мы идём домой по остатку топлива. Удачно отбомбиться, толстый.

Глава 22
Вы мне должны шляпу, мистер Кокс

31 мая 1940 года. Небо в района Ле Бурже, Франция.
Истребители резко сорвались вниз, врезались в строй французов и тут же закрутили его в короткой схватке. Четверо против двоих, но «сто девятые» были быстрее и действовали наглее.
Шмугель лишь косил взглядом, не сбиваясь с курса.
— Одного сняли. Второй дымит, — бодро доложили из эфира.
Одна французская машина действительно клюнула носом и потянула вниз серую нитку дыма.
Потом в наушниках зашипело, и снова прорезался голос:
— Французы уходят на север. Мы домой — топливо на исходе. Удачно отбомбиться, толстый.
Шмугель мысленно сплюнул и сжал штурвал крепче.
— Спасибо за сопровождение. Возвращайтесь.
— Вас понял. Удачи.
Большего от них требовать было сложно: Париж и так был на пределе действия «сто девятых», да и французов они размотали быстро и качественно.
Пара точек на горизонте пошла вверх, быстро уменьшаясь и исчезая вдали. И вдруг стало как-то слишком просторно и одиноко.
Шмугель смотрел вперёд, туда, где на горизонте уже угадывались очертания Парижа — лёгкая дымка, широкая лента реки, тёмные пятна пригородов.
До центра связи на северо-западе Парижа оставалось минут восемь.
Шмугель вышел на цель аккуратно, как на учениях, и с первого захода они высыпали всю загрузку. «Хенкель» за секунду стал легче, будто выдохнул и вспух вверх. Внизу распустились чёрные цветы разрывов, крыша одного из строений неловко завалилась внутрь, что-то взметнулось пылью.
— Накрыли! — заорал штурман с таким восторгом, словно лично подписал акт о капитуляции аэродрома.
Шмугель позволил себе короткую, сухую мысль о том, что сегодня, похоже, всё сложилось удачно.
И в этот самый момент проснувшаяся французская зенитка решила, что удачи им на сегодня достаточно.
Под хвостом прошла длинная очередь малокалиберных снарядов. Самолёт несколько раз вздрогнул, как человек, которому резко дали под дых. Что-то металлически хрустнуло, и за правым двигателем потянулся широкий белёсый след.
Шмугель дёрнул рычаг выпуска радиатора, пытаясь хоть как-то облегчить жизнь мотору, но механизм заупрямился и остался на месте.
— Заклинило, — со злостью подумал пилот.
Стрелка активно поползла в красную зону с упрямством, которое не оставляло пространства для оптимизма. Прошла минута-другая, и ему пришлось глушить двигатель.
Правый мотор затих, винт встал, и «Хенкель» сразу стал тяжелее.
Шмугель выкрутил штурвал влево почти до упора, дал максимальный газ левому мотору, добавил левую ногу. Самолёт буквально повис у него на руках.
— У нас несколько дыр в крыле, — мрачно сообщил штурман, будто речь шла о новом способе вентиляции.
— Я догадываюсь, — процедил Шмугель.
Он попробовал заложить разворот, но машина всё норовила свалиться на раненое крыло. Каждый градус крена давался с усилием, как если бы правое крыло поднимали вручную.
В итоге они ползли почти прямиком на центр Парижа, закладывая очень пологий левый разворот и одновременно теряя высоту.
Разворот получался тяжёлым, радиусом километра четыре, если не больше. «Хенкель» нехотя переваливался с крыла на крыло, теряя высоту — метр в секунду, полтора. Шмугель смотрел на приборы, потом на горизонт, потом снова на приборы и понял, что разворот выводит его прямо на центр города.
Слева вдали, в разрывах облаков, вырастала Эйфелева башня — тонкая, ажурная, похожая на гигантскую иглу, воткнутую в сердце Парижа. До неё было километров пятнадцать, но в прозрачном майском воздухе она казалась куда ближе.
— Курс! — крикнул штурман. — Мы выходим прямо на чёртову железяку!
— Да вижу я, куда мы прёмся, — оборвал его Шмугель. — Куда можем, туда и летим.
31 мая 1940 года. Небо в района Ле Бурже, Франция.
Лёха вывел свой «Бостон» из пикирования на высоте километра и, послушавшись такого симпатичного штурмана, взял направление на Париж.
Город сначала был серой дымкой вдалеке, потом проступили дома, потом — тонкая игла, вырастающая над всем остальным. Эйфелева башня появилась из марева, как мачта гигантского корабля, застрявшего в каменном море.
— Стрелок, как ты там? — поинтересовался Лёха, крутя головой по сторонам, оглядывая горизонт. — В Ле Бурже сядем? Или будем до дома тянуть? Там ещё сотня километров.
— Жан-Мари, что с ногой? — влез озабоченный голос Жизель. — Это лишних пятнадцать минут.
Сзади донёсся короткий ответ сквозь шум моторов:
— Нога на месте. Кровит немного, но вроде основное я остановила. Вот только дёргает её уж больно сильно.
— Оптимистично, ничего не скажешь, — кивнул Лёха.
— Кокс! Возьми влево десять градусов, пройдём над Ле Бурже.
Лёха отработал штурвалом и взял курс почти на торчащую где-то далеко впереди иглу Эйфелевой башни.
Минут через десять нарушение в структуре горизонта привлекло его внимание, и он чуть положил «Бостон» на крыло, прищурился и попытался разглядеть тёмный силуэт прямо по курсу. Перепутать мягко очерченные эллиптические крылья «Хенкеля» с чем-то другим было невозможно.
— Жизель! — бодро сообщил он. — А похоже, у нас попутчики. Вон, смотри, бюргеры чешут прямо на Елисейские поля. Туристы! Видать, сезон открывают.
Одинокий «Хенкель», тяжёлый, как хорошо откормленная корова с крыльями, шёл на небольшой высоте, плавно подворачивая влево. И что больше всего развеселило нашего героя — воображаемая линия его курса упиралась ровно в Эйфелеву башню!
Их «Бостон» был несколько выше и заметно быстрее и шустро догонял немецких террористов.
— У тебя фотоаппарат есть? — невозмутимо поинтересовался Кокс. — Сейчас будут исторические кадры. Таран Эйфеля и хана Парижу!
— Кокс, заткнись, — прошипела Жизель так, что даже моторы на секунду стали грохотать тише.
Но шутка быстро потеряла право называться шуткой. «Хенкель» действительно шёл прямо на башню, чуть снижаясь, словно либо не замечал её, либо уже не имел возможности замечать что бы то ни было. Тонкая ажурная конструкция росла в лобовом стекле, а немецкий бомбардировщик, упрямый и тяжёлый, продолжал своё медленное сближение, как будто собирался доказать всему Парижу, что гравитация — это вопрос дискуссионный.
— Эх! Пулемётов у нас спереди не предусмотрено! Стрелок! Я сейчас обгоню этот огурчик, и если они нас не собьют — стреляй из нижнего.
Стрелок Жан-Мари на этот раз хранила молчание. Не ответила она и на второй, и на третий запрос.
Под ними замелькали пригороды Парижа.
— Кокс! Коксик! Ну сделай же что-нибудь! — Жизель буквально орала в шлемофоне.
— Тише! У меня сейчас оторвутся уши! Что сделать⁈ Подкрасться и таранить?
— Тарань!!! — заорала Жизель так, что перекрыла даже рёв моторов.
«Бостон» был быстрее. Лёха дал максимальный газ, перевёл машину в лёгкое пикирование и стал заходить к немцу снизу-сзади. Времени на расчёты не было. Пулемётов у него не было — только металл и скорость.
— Держись, — проорал он неизвестно кому.
Он вывел машину чуть ниже хвоста «Хенкеля» и в последний момент приподнял правое крыло.
Удар вышел глухим, коротким, как если бы кто-то приложил кованым молотом по железу. Консоль «Бостона» въехала в хвостовое оперение немца. «Хенкель» дёрнулся, хвост повело, машина резко накренилась и начала валиться набок.
Несколько секунд он ещё пытался удержаться в воздухе, потом окончательно потерял управление и пошёл вниз, тяжело, неуклюже, и приземлился в Сену ровно между мостами, подняв фонтан воды и пара.
— Вот это по-нашему, по-бразильски! — если бы Лёхину кровь сдали бы сейчас на анализ, можно было бы смело писать, что в вашем адреналине крови не обнаружено.
— Записывай в отчёт, — клоун киевского цирка нервно курил бы в углу, услышав Лёху. — Водная экскурсия по Парижу с элементами акробатики.
Теперь главное было самому не закончить в той же реке.
Правое крыло вибрировало, управление стало тугим, самолёт здорово тянуло вправо. Он на зубах скрутил пологий левый вираж и дотянул до Ле Бурже, вывел машину на посадку слишком быстро и слишком низко, перелетел начало бетонной полосы и коснулся уже сильно дальше, чем хотелось бы.
Тормоза, рули, лёгкая дрожь по фюзеляжу — и вдруг перед носом выросли здания гражданского терминала.
Да, в Ле Бурже был пассажирский павильон с колоннами и стеклом, и сейчас к нему на полной скорости катился изрешечённый «Бостон» с вращающимися винтами.
На перроне стояли какие-то генералы, чиновники в костюмах, офицеры в фуражках. Они сначала смотрели, не веря, потом синхронно бросились в разные стороны, матерясь на всех языках Антанты.
— Тормози, тормози… — истошно орала Жизель.
31 мая 1940 года. Правительственный перрон аэропорта Ле Бурже, пригород Парижа, Франция.
Он прилетел сорок минут назад, правительственный де Хэвилленд DH.95 «Фламинго» замер на стоянке у другого конца терминала, и теперь, ожидая машину из Военного министерства, он неторопливо попыхивал сигарой, наблюдая за происходящим с тем спокойствием, которое приходит либо от уверенности, либо от усталости.
Французские офицеры сновали туда-сюда, британская свита шепталась, адъютанты докладывали, кто-то переспрашивал, и вся эта суета, напоминавшая встревоженный муравейник, начинала его слегка утомлять.
Он как раз собирался отпустить едкое замечание в адрес французов, когда краем глаза уловил движение.
Слева, с торца полосы, на бешеной скорости зашёл на посадку двухмоторный самолёт. Изрешечённый, с дымящимся крылом, со сверкающими дисками винтов. Самолёт плюхнулся на бетон, пропрыгал по полосе и покатился прямо на пассажирский терминал. Прямо на них.
— Бог ты мой… — выдохнул кто-то из свиты.
Свита рванула в стороны, как стая воробьёв, застигнутая врасплох кошкой. Генералы, адъютанты, чиновники бросились врассыпную, забыв про субординацию и приличия.
А Уинстон Черчилль стоял. Просто стоял.
Потому что не мог сдвинуться с места. Ноги будто приросли к бетону. Он изо всех сил плотно сжал ягодицы, чтобы избежать позора. Дымящаяся сигара застыла в зубах, пепел с неё длинной седой змеёй тёк на лацкан дорогого костюма. Он этого не замечал.
В голове промелькнула мысль:
«Даже убежать не могу. И худеть уже поздно! Сейчас на колбасу разделают».
Сверкающие винты «Бостона» приближались с пугающей скоростью. Ветер от них сорвал с головы Черчилля шляпу и унёс куда-то в сторону ангаров. Котелок, верный спутник стольких лет, исчез в неизвестном направлении, и премьер-министр даже не заметил этого и не обернулся ему вслед.
Самолёт с визгом тормозов замер в двадцати метрах.
Винты ещё лениво прокрутились несколько раз, словно сомневались, стоит ли останавливаться окончательно, и затихли.
И наступила тишина, густая, как сигарный дым.
Фонарь кабины откинулся. На крыло выбрался молодой парень в перемазанном лётном комбинезоне, с парашютом за спиной и с такой улыбкой, будто только что припарковал велосипед у крыльца, а не чудом избежал знакомства со зданием.
Он спрыгнул на бетон, оправил куртку и почти строевым шагом промаршировал к Черчиллю. Остановился в двух шагах, козырнул и выдал:
— Приветствуем товарища Черчилля на земле Франции! Разрешите доложить. Экипаж бомбардировщика вернулся из-под Дюнкерка. Задание выполнено. Получили повреждения при таране. И радист ещё ранен. Нужна помощь.
Плотный господин медленно переложил остаток сигары из одного угла рта в другой.
— Вы меня знаете? — удивлённо спросил он. — Вы сами-то кто?
— Кто же не знает старика Крупского… то есть мистера Черчилля, — сверкнул белыми зубами пилот на перемазанном лице. — Я Алекс Кокс. Из Коннунурры, Австралия. Лётчиком тут. Временно, конечно.
Черчилль посмотрел на него долгим взглядом.
Кокс наклонился чуть ближе и тихо добавил:
— И у вас сигара… всё. Вы её, кажется, того… съели.
Премьер опустил взгляд на жалкий огрызок в своих пальцах, потом снова поднял его на пилота, покачал головой и едко усмехнулся.
— Значит, Алекс Кокс. Из Коннунурры, — медленно произнёс он. — Вы мне должны шляпу, мистер Кокс.
31 мая 1940 года. Район Эйфелевой башни, ц ентр Парижа,Франция.
Вольфганг Шмугель только что сделал то, что в мирное время записывают в отчёты испытательных центров как «подвиг» с припиской «категорически не повторять». Он, в общем-то, и был хорошим пилотом, но сейчас даже самые титулованные асы с эмблемами на фюзеляжах не изобрели бы манёвра точнее.
«Хенкель» дико затрясся, по фюзеляжу прошёл визг металла, и машина, потеряв остатки уверенности, повалилась вправо, как шкаф, которому внезапно выбили ножку.
Шмугель действовал какими-то смутными инстинктами: он подправлял падение, перетянул через мост на каких-то метрах высоты, заставив парижан падать на мостовую, заглушил последний живой двигатель и, уже почти не веря в происходящее, приподнял нос, заставляя тяжёлую тушу глиссировать вдоль реки.
Потеряв скорость, «Хенкель» резко, с глухим унизительным хлопком, воткнулся в воду. Их так швырнуло на ремнях, что у Шмугеля перед глазами вспыхнули звёзды, позвоночник возмущённо хрустнул. Он с уважением подумал о немецких конструкторах.
И — что было совсем уж наглостью — самолёт остался на плаву.
В кабине повисла ошеломлённая тишина. Потом штурман выдохнул длинное и забористое ругательство.
Они выбрались наверх, на мокрое крыло, озираясь так, будто ожидали, что сейчас им скажут, что это была репетиция. «Хенкель» медленно, тяжело и упрямо дрейфовал по Сене — прямо к следующему мосту. Слева и немного сзади от них проплывала Эйфелева башня, в которую они не сумели влепиться.
На мосту и на набережных вокруг началась нездоровая суета. Бегали люди, появились военные с винтовками, стала слышна сирена. Маленький катерок с попрыгавшими в него вояками отчалил от пристани и, пыхтя дымом, взял курс к ним навстречу.
— Кажется, нас сейчас будут бить, — выдохнул Вольфганг Шмугель и поднял руки вверх.
31 мая 1940 года. Военное министерство Франции, 7-й округ Парижа, Франция.
По пути к Военному министерству шофёр, человек явно не лишённый театрального чутья, сделал небольшой крюк вдоль набережной. Автомобиль замедлил ход, и Черчилль, откинувшись на сиденье, с интересом разглядел картину, достойную отдельной главы в мемуарах.
Из мутной воды Сены торчал хвост немецкого самолёта. Чёрный крест на киле выглядел так, будто его кто-то аккуратно воткнул туда для иллюстрации текущего положения дел.
Черчилль прищурился, пыхнул сигарой и буркнул что-то одобрительное. Париж, несмотря ни на что, умел держать стиль.
На переговорах он, внутренне содрогаясь от страха, со смехом рассказывал, как несколькими часами ранее его самого едва не превратил в фарш французский самолёт, который катился прямо на делегацию. История вышла столь живописной, что французская сторона на секунду забыла о фронте.
Поль Рейно, премьер-министр Франции, вежливо рассмеялся и, чуть наклонив голову, сообщил:
— По нашим сведениям, ваш… то есть наш… — он замялся, подбирая формулировку, — лётчик спас символ Парижа. Немцы пытались уничтожить Эйфелеву башню. Он таранил их самолёт и отвёл его буквально на какие-то метры. Именно его хвост вы и видели в Сене.
Черчилль задумчиво кивнул, снова представив торчащий из воды стабилизатор.
— Удивительное знакомство, — заметил он. — Обычно я представляюсь людям иначе.
Позже Рейно вызвал к себе помощника — директора своего военного кабинета, человека в звании подполковника, аккуратного, сухого и совершенно лишённого чувства юмора.
— Мы должны правильно отреагировать, — сказал премьер. — Тем более сам Черчилль оказался вовлечён. Что у нас там по наградам? Младшая ступень — кавалер ордена Почётного легиона? Как считаете?
— Господин председатель Совета министров… у экипажа есть особенность.
— Какая ещё особенность?
— У него штурман и стрелок — женщины.
Рейно потрясённо замолчал.
— У нас есть женщины в авиации? Бедная Франция, до чего она дошла!
— Формально штурман, мадемуазель Жизель Жюнепи, и является командиром экипажа.
Премьер медленно снял очки, старательно протёр их и снова водрузил на нос, уставившись на главу кабинета.
— В нашей стране командир экипажа — штурман? И ещё и женщина?
Он на секунду посмотрел в окно, словно пытаясь увидеть тот хвост «Хенкеля».
— Хотя чему удивляться, — воскликнул он. — Вы видели этих наших муд***ков-генералов! Видели, в какой ж***пе находится наша армия! Мы вынуждены привлекать парижских таксистов, чтобы возить войска на фронт, так почему бы и не попросить помощи у женщин? Кому же, как не им, таранить самолёты, чтобы спасать Париж.
Он снова снял очки.
— Нужно наградить их всех. И этих девушек — обязательно.

Глава 23
Летающее недоразумение

01 июня 1940 года. Военное министерство, центр Парижа, Франция.
Жан-Мари, бледную и бесчувственную, увезли в госпиталь под вой сирены и отчаянные жесты санитаров.
— Она будет жить? — Жизель не отходила от подруги.
— С божьей помощью, — философски ответил санитар.
Лёха попытался пойти следом, но его аккуратно, почти галантно, перехватили под локоть деятели в форме военной полиции.
— Мсье, вы у нас тоже герой. Пройдёмте.
Его и Жизель препроводили в местную salle de discipline. Звучало это прилично, но на деле оказалось гауптвахтой — комнатой размером с приличный шкаф и одной лавкой, явно рассчитанной на одного патриота средней комплекции.
— Добро пожаловать в Париж, моя фея летающего домика! — вздохнул Лёха. — Романтика.
— Молчи, гад, — произнесла Жизель и уселась на лавку.
За что она дулась на Кокса, тот отказывался понимать категорически, аккуратно подвинув её худосочный зад и пристроив рядом свой, тоже не изрядных размеров. Через пять минут он уже клевал носом, приваливаясь к Жизель. Через десять — спал. Проснулся он от грохота двери и обнаружил, что лежит на лавке, а Жизель устроилась у него под рукой, удобно и хозяйственно развалившись на мягком лётчике, будто так и было задумано.
— Подъём? — прошептал он.
— Не крутись, — сонно ответила она. — Ты мягкий.
Дверь распахнулась.
— Встать! Быстро!
— Уже бежим. Немедленно и тут же, — пробормотал Лёха.
Их выдернули, как были — в пыльных, мятых комбинезонах — и затолкали с сопровождающим мрачным офицером в крошечный французский автомобильчик, который, по ощущениям, был рассчитан на двух студентов, а не на героев дня. Машина больше часа трясла их по не впечатляющим дорогам.
Высадили их у Военного министерства и чуть ли не пинками погнали внутрь.
Дальше театр абсурда продолжил своё представление.
— Боже мой! Куда в таком виде? — заламывал руки упитанный толстячок в форме майора. — Где его фуражка? Где щётка? Кто-нибудь, поправьте это! Мадемуазель! Вы же не на Пляс Пигаль! Немедленно! Приведите всё в порядок!
Лёхе вытирали лицо так энергично, будто пытались стереть не копоть, а его биографию. Жизель попытались пригладить волосы.
— Не трогайте, — процедила она. — Они сами знают, как лежать.
Затем появился офицер явно от протокола — сухой, вытянутый лейтенант с голосом человека, который родился читать приказы, — и их потащили в центральный зал приёмов.
Их поставили в центре парадного зала, украшенного колоннами, флагами, как положено спасителям символа Франции, и сказали ждать. Сами премьер-министры Франции и Британии вручат награды!
Минут через пятнадцать в зал вбежал адъютант и ужасающим шёпотом прокричал:
— Что вы здесь стоите? Военный министр ждёт в своём кабинете!
Сопровождающий их лейтенант побледнел. Лёха с Жизель переглянулись. Далее троица припустила рысью в другой конец немалого военного здания.
Их быстро, почти бегом, попытались завести через боковую дверь в кабинет, но… тут уже адъютант военного министра встал грудью на защиту босса и, сделав страшные глаза, произнёс:
— Куда! Там совещание! Ждите!
Награждаемые упали на стулья, поставленные несколько криво, и попытались отдышаться.
Минут через десять дверь снова распахнулась.
— Господин министр срочно отбыл. Просили… без него. Ну… они же лётчики, награды при вас, — адъютант кивнул на коробочки, — передайте их в департамент авиации!
Их провели ещё дальше — по коридору, мимо портретов, мимо каких-то занятых офицеров и в итоге остановили у широкой лестницы, где было прохладно и пахло воском для паркета.
— Ждите тут! — обречённо сказал их лейтенант и исчез за дверью.
Минут через десять из-за двери появился капитан от авиации и сопровождающий их лейтенант.
— Все заняты! — капитан достал из коробочки крестик с красной лентой и, стараясь сохранить остатки торжественности, произнёс:
— За проявленное мужество… за предотвращение…
— Не спи! — прошипела Жизель, пнув зевающего Лёху ботинком.
В этот момент из-за двери служебного коридора выползла уборщица с ведром и шваброй. Она остановилась, окинула взглядом пыльных лётчиков с красными ленточками и громыхнула ведром.
Капитан приколол крестик к комбинезону Жизель.
— Поздравляю, мадемуазель! Вы Кавалер ордена Почётного легиона.
— Ноги вытирать надо перед входом! — управитель ведра и тряпки совершенно не разделяла торжественности момента.
Уборщица протиснулась между офицерами, махнула ведром и пригрозила почему-то мокрой тряпкой Коксу.
— Простите, мадам, ничего личного, — автоматически ответил Лёха.
Капитан, спеша, приколол маленький крестик на красной ленте и Лёхе.
— А чего такой маленький? — удивился Лёха, чем ввёл в полный ступор и капитана, и лейтенанта. — Я думал, дадут побольше.
И они, кавалеры Почётного легиона, остались стоять у лестницы, где только что прошла уборка, с ощущением, что Франция в мае сорокового вручает ордена примерно так же, как держит фронт — на бегу, с грохотом и слегка наискосок.
Потом был фуршет. Точнее — фуршетик. А ещё точнее, их отвели в буфет, и лейтенант жестом показал на разложенные микроскопические бутербродики: мол, угощайтесь!
Голодные Лёха с Жизель ударили по канапе слаженно и сосредоточенно. Пара генералов тревожно наблюдала, как с подносов исчезает стратегический запас бутербродов.
— Это на всех! — лейтенант озабоченно попытался остановить разграбление буфета.
— Мы и есть эти «все», — спокойно отбил атаку Лёха, запихивая в рот ещё одно французское недоразумение.
Позже их довезли до военной гостиницы. Портье долго и с подозрением изучал их лица.
— У нас было награждение, — отрезала Жизель и ткнула в крестик на груди Лёхи.
— Вам разные комнаты? — наконец портье выразил словами свою нерешительность.
Лёха заржал, Жизель покраснела и схватила со стойки ключ. Портье подумал несколько мгновений, проводил фигуру мадемуазель взглядом и выложил на стойку ещё один ключ.
— Может быть оно того и не стоит, — помимо всего портье оказался склонен к философии.
Вода в кране оказалась горячей — почти чудо для мая сорокового. Лёха стоял под душем, смывая гарь и сегодняшний день.
— Париж, — пел он, натираясь мочалкой. — Красивый, наверное, город. Жалко темно и Эйфеля не видно.
Наш герой рухнул на кровать и мгновенно уснул.
Ночью ему снилось, что кто-то шепчет на ухо:
— Нахал… самоуверенный варвар… скотовод проклятый… ходячее происшествие…
— Это сон, — пробормотал он.
— Конечно, сон, — ответил «сон» знакомым шёпотом и нахально проник под его одеяло.
01 июня 1940 года. Гостиница при военном министерстве, центр Парижа, Франция.
Утром в военной гостинице кормили так, словно повар заранее знал, что благодарности от вояк не последует.
Кофе был жидкий, но горячий — и этим гордился.
Зато багет — настоящим, свежим и хрустящим, без иллюзий и без попыток заместиться чем-нибудь попроще.
Крошечный кусочек масла лежал на блюдце с большим достоинством.
— Сразу видно, повара тоже люди и у них тоже есть дети, — посмеялся Лёха, пытаясь совместить багет и масло, которое видимо являлось частью государственного резерва и его выдавалось почти по описи.
Джем стоял в общей здоровенной банке, к которой Жизель подошла с выражением лёгкого недоверия. Лёха не стал привередничать и залез туда столовой ложкой, заставив её вознести глаза к потолку и осуждающе покачать головой.
Тонкий ломтик ветчины, прозрачный до философии, больше напоминал родственника туалетной бумаги, чем продукт животного происхождения.
Жизель ела спокойно, аккуратно, и даже красиво с выражением исключительно довольной кошки, которая даже не подозревает, куда подевалась сметана со стола.
Ночью, разумеется, по её версии, ничего не происходило.
Лёха посмотрел на неё поверх газеты и вспомнил, как «сон» осторожно пытался пробраться к нему под одеяло, будто искал тёплое убежище от мировых катастроф. Он решил не портить комедию. Пусть такой прекрасный спектакль продолжается, решил наш герой.
— Ну то? Посмотрим разочек вид на звёзды из моего номера или сразу рванем на аэродром? — сказал он улыбаясь, будто обсуждал стратегическую операцию.
Жизель аккуратно допила кофе, поставила чашку и подняла на него свои тёмные глаза.
— Разумеется на аэродром, — ответила она тщательно выговаривая слова. — Мы же приличные люди.
Лёхино предложение минут сорок-пятьдесят прогуляться пешком до Северного вокзала, она отвергла и теперь наш товарищ ориентировался на местности вместе с картой парижского метро.
Цветные линии пересекались, прерывались, всплывали, раздваивались и снова сходились. Названия станций звучали как заклинания. Он прищурился, наклонил голову, повернул карту, потом ещё раз прищурился.
— Значит, если мы здесь… — пробормотал он, водя пальцем по бумажке. — То вот эта синяя должна… нет, подожди. Это же фиолетовая. Или она тоже синяя?
Жизель стояла в стороне, заинтересованно разглядывая Лёху.
— Это очевидно, — сказала она наконец, смеясь. — Ты австралиец.
— Почему сразу австралиец?
— Потому что у вас в пампасах нет метро! Сейчас ты разглядываешь карту вверх ногами.
— У нас нет пампасов!
Поезд загудел где-то в тоннеле. Жизель тяжело вздохнула, шагнула к нему, взяла за руку и потянула его к нужной платформе.
— Я почти разобрался.
— Конечно, — сказала она. — Ещё неделя, и ты бы, возможно, даже уехал в правильную сторону. Ты кстати не дальтоник? — повергла она его в шок.
И повела его дальше, не отпуская руку, чтобы не потерялся в цветах и направлениях столицы.
Пригородный поезд до Ле Бурже — не роскошный экспресс. Вагоны третьего класса. Деревянные сиденья. Скрип при каждом толчке. Копоть на окнах, которую бессмысленно было стирать — она возвращалась через пять минут.
Они устроились у окна. Жизель смотрела наружу с видом человека, который занят исключительно ландшафтом. Лёха смотрел на неё и думал, что эта война — странная штука. Одни отступают к морю, другие делают вид, что ничего не случилось.
По времени процесс занял около тридцати минут. Париж постепенно редел, дома становились ниже, между ними появлялись склады, мастерские, полосы пустырей.
Их самолёт стоял в дальнем углу, за ангарами технической службы, будто наказанный и поставленный в угол подумать о своём поведении.
Лёха обошёл машину, внимательно рассмотрел поврежденное крыло, забрался на крыло и полез внутрь. В дальнем уголу, за сиденьем вытащил аккуратно завернутый свёрток. Он развернул уголок, заглянул и удовлетворённо хмыкнул.
— Заначка на месте, — негромко сказал он.
— Что на месте? — отозвалась Жизель из своей кабины.
— Вера в человечество на месте.
Он аккуратно изъял большую часть наторгованного честным и непосильным трудом, убрал заначку обратно, закрыл панель и выбрался наружу, весь в пыли и счастье.
Механики подтянулись быстро. Французы в засаленных комбинезонах, с усталыми лицами людей, которые которые работают не за славу и не за медали.
— Не вижу пока ничего страшного, — сказал старший, щурясь на крыло. — Клепальных работ на несколько дней.
— А геометрия? — спросил Лёха.
Механик пожал плечами.
— Да не понятно, пошла она или нет. Так, на взгляд вроде как и нет. Лонжерон живой. Если бы пошла — мы бы увидели.
— А если не увидите?
— Тогда ты увидишь или ощутишь это в воздухе, — спокойно ответил француз и почесал затылок.
Лёха посмотрел на них внимательно.
— Обещаю личные премиальные за самоотверженную работу. За день успеете?
— Два и то, если не отрываться. Запчатей то нет, будем изображать художественную самодеятельность.
Пару дней машина стояла раскрытая, как пациент на операционном столе. В ангаре в это время стучали молотки и щёлкали заклёпки, и крыло медленно возвращалось к жизни.
А Лёха эти два дня счастья провел с Жизель в Париже.
Утром и днём Жизель держалась безупречно. На людях она была весёлой и лёгкой, совершенно не подходящей к нервному военному Парижу. Они, разумеется, были просто одним экипажом — по её официальной версии.
Она рассуждала о погоде, о топливных нормах, о состоянии аэродромов с таким видом, будто Лёха для неё всего лишь коллега по цеху и не более.
Лёха наблюдал за этим спектаклем с искренним интересом. Роль удавалась ей блестяще.
Париж за окном дышал осторожно, где-то далеко гудели машины, редкие сирены напоминали, что война никуда не делась.
И в какой-то момент под одеялом появлялось движение. Осторожное, будто это не женщина, а действительно очередной сон решил забраться поближе.
Лёха не открывал глаз и ждал в засаде.
Тёплая ладонь осторожно скользнула по его бедру, будто проверяя, спит он или нет. И нахальная нарушительница спокойствия полезла дальше.
— Попалась! — сильные руки лётчика поймали самые мягкие части тела девушки.
Жизель тихо, глупо хихикала, как школьница, пойманная на месте преступления.
— Я просто замёрзла. Кокс! Замолчи немедленно!
Она помолчала секунду, потом снова захихикала.
02 июня 1940 года. Военное министерство, центр Парижа, Франция.
Жизель провела несколько часов в департаменте авиации и вышла оттуда с ощущением, что фронт держится на энтузиазме, героизме и случайных криках из коридора. Бардак был организованный, неразбериха — полная, паника — с французским шармом.
До своей группы она дозванивалась так долго, будто пыталась связаться с Марсом. Причём случайно поймала их в совершенно другом месте, чем были уверены штабные деятели из министерства. В итоге выяснилось, что их уже третий раз за десять дней перебросили на новый аэродром — всё в пределах ста километров в долине Луары, но с таким энтузиазмом, словно это разные континенты. И, разумеется, обещали чуть ли не завтра перебросить снова.
Служба обеспечения, вооружения, горючего, запчастей и прочих мелочей, без которых самолёты обычно не летают, за этим кочующим цирком не поспевала. Бомбы ехали не туда, механики теряли ящики, бензин опаздывал, а штаб продолжал чертить стрелки на карте.
Жизель вежливо посоветовали починить самолёт и «догонять группу». Где и когда именно — уточнять никто не рискнул.
В оперативном зале повисла пауза, из тех, что пахнут большими приватизационными возможностями.
— В Ле Бурже стоит боеготовый DB-7. И он ничей?
Из-за стола поднялся вежливый офицер.
— Мадемуазель, прошу уделить нам несколько минут вашего драгоценного внимания. Оперативный отдел хотел бы уточнить… некоторые детали.
Дверь кабинета закрылась мягко, почти заботливо.
Оказалось, что второго июня оперативный отдел хотел совсем немного. Слетать в район Дюнкерка и посмотреть, как там происходит эвакуация. Где сосредотачиваются немецкие части, куда тянутся колонны, что делается на дорогах к югу от побережья. Уточнить обстановку. А если по пути подвернётся достойная цель — четыре сотни килограммов взрывчатки помогут поддержать обороняющиеся французские части.
Жизель сложила руки.
— У меня нет ни бомб, ни бензина. И мой стрелок в госпитале.
В комнате даже не вздрогнули.
— Это же Ле Бурже. Бензин и бомбы будут. А стрелок вам сегодня не потребуется.
Через час дверь снова открылась, и внутрь вошёл молодой лейтенант разведки — аккуратный, в очках, с портфелем и фотоаппаратом.
— Я назначен наблюдателем. Аэрофотосъёмка и фиксация целей.
Он произнёс это так, будто речь шла о научной экскурсии.
Жизель посмотрела на фотоаппарат, потом на карту на стене, где чуть к северу от реки Сомма жирным карандашом уже провёли линию фронта и спросила:
— А стрелять из пулемёта вы умеете? — её трясло от злости.
— Я не пробовал, но наверное умею, — видимо мама в детстве привила ему ремнём знание, что обманывать не хорошо.
03 июня 1940 года. Правительственный перрон аэропорта Ле Бурже, пригород Парижа, Франция.
Ранним утром 3 июня, заправленный под завязку, самолёт выкатился на бетон Ле Бурже и, коротко взрыкнув двигателями, начал разбег — туда, где одни товарищи отчаянно пытались не утонуть в Канале, другие товарищи столь же отчаянно их вытаскивали, а третьи, им совсем не товарищи, предпринимали все силы, чтобы утопить и первых, и вторых.
Весь остаток вчерашнего дня, после того как Жизель, кипящая как перегретый радиатор, возникла на Лёхином горизонте в сопровождении очкарика с портфелем, прошёл с редкой продуктивностью. Самолёт залатали, клёпку проверили, проводку подтянули. Лёха честно отгрузил механикам обещанные плюшки из стратегического запаса благодарности. Механики оживились, самолёт засиял, как будто и не знал, что его уже мысленно списали.
Затем настал черёд нового члена экипажа.
Курс молодого бойца начался без фанфар.
После теоретической части лейтенант, серьёзно поправив очки, заявил, что всё, в сущности, понятно и объяснять больше не надо.
Лёха посмотрел на него, на турель, на тонкий ствол пулемёта и только кивнул:
— Вот и прекрасно. Значит, у нас есть шанс.
Он позвал очкарика на крыло — мол, поднимайтесь, покажу ещё одну тонкость. Лейтенант, стараясь держаться достойно, выбрался наружу, осторожно ступая по металлу.
Лёха в лучших традициях старых мультфильмов внезапно ткнул рукой в сторону хвоста:
— О!
Лейтенант послушно развернулся.
И в ту же секунду получил знатного, методически выверенного пендаля, от которого рыбкой нырнул с крыла прямо на землю, подняв небольшое, но выразительное облако пыли.
Он сел, поправил очки, ошалело моргнул.
Сверху спокойно прозвучало:
— Пошёл в ж***пу! Пока не сдашь мне стрельбу, никуда не полетишь.
С земли раздался протестующий вопль, полный академического возмущения.
— Вы не имеете права! Это недопустимо! Я офицер разведки!
— Можешь начинать проваливать прямо сейчас, — невозмутимо ответил стоящий на крыле Кокс.
Слово, которое он при этом употребил, было значительно энергичнее, но мы не будем провоцировать читателя и оставим его за кадром.
Очкарик поднялся, отряхнулся с достоинством, которое слегка прихрамывалo, и снова полез на крыло.
Курс молодого бойца продолжился.
Очкарик старательно заряжал пулемёт, разряжал, снова заряжал, целился в воображаемые «мессершмитты», имитировал очереди, перебирался из нижней установки в верхнюю и обратно, цепляясь локтями и коленями за всё, что торчало. Лёха терпеливо объяснял.
И вот настало время проверить, что судьба приготовила на сегодня. DB-7, известный в будущем как «Бостон», легко оторвался от взлётной полосы и, набирая высоту, взял курс на север.

Глава 24
Франция в зеркале заднего вида

01 июня 1940 года. Германия — Англия.
Несколько раньше, пока французские механики латали крыло, Лёха с Жизель кувыркались в Париже и воспитывали очкарика, в немецком штабе происходило нечто куда более темпераментное.
К концу мая в люфтваффе созрела мысль, простая, как учебник арифметики: если французские ВВС всё ещё летают, значит, их уничтожали недостаточно тщательно. Следовательно, уничтожить нужно лучше. Разом. Красиво. С эффектом.
Замысел прошёл по инстанциям чинно и благородно. Из штаба 2-го воздушного флота Альберта Кессельринга он спустился в авиакорпуса, где его довели до практического блеска. Ульрих Грауэрт готовил удар, Вольфрам фон Рихтгофен распределял силы. Сверху всё это одобрил Герман Геринг — человек, который искренне верил, что его авиация может управлять не только небом, но и ходом истории.
Операцию красиво назвали «Паула».
План был амбициозный: ударить по аэродромам и заводам вокруг Парижа, уничтожить французские самолёты на земле и в воздухе и, как изящно формулировалось в документах, «оказать желаемое влияние на моральный дух столицы». Разведка бодро насчитала больше тысячи французских машин в районе Парижа. Французы бы сильно удивились, узнав о таком изобилии.
Операцию переносили — мешала погода и упорство англичан над Дюнкерком. Но главная проблема оказалась не в облаках.
Она оказалась в эфире.
30 мая британцы перехватили радиограмму из штаба Грауэрта о подготовке операции. А затем вмешался человеческий фактор.
Полковник Йоханн-Фолькмар Фиссер, командир KG 77, получил приказ лететь — но без чёткой формулировки цели. Он не был образцом тихой дисциплины. Он был человеком, которому нужно знать, куда именно лететь и что бомбить.
Фиссер прошёлся по штабу, посмотрел на карту Франции так, будто она лично его обманула, и взревел, словно тигр, которому охотники наступили на яйца.
— Мы бомбим ЧТО⁈
Ответа не последовало.
Тогда он выдернул радиста и, наплевав на все разговоры о строжайшей секретности, велел связаться со штабом VIII авиакорпуса. В эфир ушёл короткий запрос.
В штабе авиакорпуса сообщение приняли, сверились с планом операции и, не моргнув глазом, дали ответ столь же короткий, как выстрел.
— Ziel: Paris. Цель — Париж.
Слово прозвучало буднично.
Но его услышали не только в немецком штабе.
Британская служба радиоперехвата — Y-Service — ловила эфир методично и терпеливо. По всей стране стояли станции, фиксировавшие сигналы, записывавшие позывные и обрывки переговоров. Они были ушами англичан, растянутыми вдоль побережья.
Перехват ушёл дальше — в Блетчли-Парк, где уже не слушали, а складывали картину из обрывков. «Париж» — слово, прозвучавшее в правильном контексте, среди повышенного трафика и нервных запросов — легло на стол как недостающая деталь.
Французов предупредили.
В Париже зазвонили телефоны. Истребители начали подтягивать к аэродромам вокруг столицы. В оперативных залах стало теснее.
И именно в этот момент Жизель попала в парижский оперативный отдел, всего лишь пытаясь выяснить, где теперь её часть.
Офицер, отвечающий за небо севера Франции и пытающийся перебросить дополнительные пять эскадрилий истребителей на защиту Парижа, услышал краем уха слово «DB-7» и оживился.
— Основные силы люфтваффе уходят на юг, — подумал он, глядя на карту. — Нужно знать, что происходит на побережье после эвакуации, под Дюнкерком. Там остались ещё наши части.
Он внимательно посмотрел на Жизель:
— Значит, в Ле Бурже стоит боеготовый «DB-7»'?
Так слово «Париж», произнесённое в немецком штабе без особых эмоций, через эфир и несколько столов штабной работы превратилось в полёт для Лёхи и Жизель.
03 июня 1940 года. Немецкий полевой аэродром южнее Кале, Франция.
Адольф Галланд развалился в кабине своего «Мессершмитта» так, словно это было не передовое поле под Кале, а привычная взлётная полоса аэроклуба в ясное воскресное утро. Он умел устраиваться в тесном пространстве и чувствовать его своим.
Чисто выбритый, но в мятом комбинезоне, зато с тщательно уложенными волосами, он выглядел скорее представителем элитной гвардии, чем человеком, который провёл неделю в воздушной мясорубке. Массивный и выразительный нос, шикарные усы, вечная сигара и глаза человека, которому откровенно интересно, чем всё это закончится.
Сигара, казалось, не покидала его даже тогда, когда ей в кабине самолёта делать было совершенно нечего. Она была не бравадой, а частью его силуэта — как прицел, как ремни, как ручка газа.
Неделя над побережьем выдалась бешеной. Небо кишело самолётами, море — кораблями, а рации — руганью. Теперь напряжение слегка спадало. Англичане, похоже, вывезли почти всех, кого могли вытащить, действуя в лучших колониальных традициях — быстро, организованно и без лишних сантиментов к французам, оставшимся на берегу сдерживать каток немецкой военной машины. Внизу стало явно меньше дымящихся посудин и больше пустой воды.
Вчера вечером он говорил с приятелями из соседних групп. Почти всех сегодня отправили южнее — под Париж. Дюнкерк заканчивался, и начиналась следующая большая операция со множеством вовлечённых машин и большими целями.
А над Дюнкерком оставались, по сути, они одни. Несколько звеньев. Рабочая смена.
— Пока господа герои бомбят столицу, — усмехнулся Галланд, — нам достаётся скучная прибрежная работа.
Сегодня рано утром его штаффель шёл в первый вылет. Почти символически — проверить, не шевелится ли что-нибудь ещё над водой.
— Если уж кто и будет сегодня получать по хвосту, — пошутил его механик, — то пусть это будут бриты.
Галланд сидел в кабине и с видом человека, который сейчас сделает что-то исключительно важное, потянулся к приборной панели.
«Мессершмитт», как и любой истребитель, не предполагал особых удобств. Конструкторы считали, что пилоту достаточно скорости, газа и пары пушек. Но Галланд придерживался иной философии: цивилизация и удобства должны побеждать хаос.
С помощью техников он соорудил из бортовой сети маленькое устройство, которое официально называлось «проверкой вспомогательного контакта». Неофициально же оно работало прикуривателем.
Он вставил «вспомогательный контакт» в разъём, подождал секунду, вынул его и прикоснулся к сигаре.
Пыхнул несколько раз, с удовольствием раскуривая её.
— Вот теперь можно воевать, — пробормотал он.
Механик внизу только закатил глаза.
Вид Галланда с сигарой в зубах стал почти эмблемой эскадры. Кто-то считал это бравадой, кто-то — дурной привычкой, кто-то счастливым талисманом. Со своим ведомым они застыли на старте первыми, ожидая, пока вторая пара подтянется и выстроится на взлёт.
Он пыхнул дымом, выпустил его над фонарём кабины и посмотрел на небо.
— Ну что, господа англичане, — радостно сказал он. — Посмотрим, что у вас там в меню на сегодня.
Он передал сигару механику, и его «Мессер» покатился по полосе — лёгкий, быстрый и немного хулиганский, как и сам его пилот.
03 июня 1 940 года. Небо над Дюнкерком, Франция.
Их вылет внезапно задержали. Лёха уже начал подозревать, что это очередная французская тактическая пауза, когда на бетон Ле Бурже один за другим стали заходить истребители. Растянутой цепочкой, не очень аккуратно, как нежданные гости, они садились, рулили к ангарам и выстраивались на стоянке.
— «Мораны»… — удивлённо подумал Лёха. — Целую эскадрилью перебросили. Двенадцать штук. Может какая-то шишка прилетает.
Самолёты ещё не успели толком заглушить моторы, как из диспетчерской замахали флажком.
— Взлёт!
Над Амьеном было неожиданно спокойно. Река Сомма блеснула внизу ленивой стальной лентой, редкие дороги тянулись к северу, иногда по ним ползли какие-то точки — грузовики или обозы. Небо стояло прозрачное, летнее, без привычной рванины разрывов и без хищных следов истребителей.
— Небо чистое, — доложил свои выводы лейтенант-наблюдатель по внутренней связи. — Никого не видно.
Лёха не ответил. Вооще-то ему хотелось треснуть наблюдателя по башке чем-нибудь тяжёлым.
— Интересно, что именно сумеет разглядеть такой ценный член экипажа в своих очёчках? — подумал наш герой.
Чистое небо на третий день июня сорокового года вызывало у него куда больше подозрений, чем разрывы зениток или инверсионные следы «мессершмиттов».
Минут через пять в правом верхнем секторе что-то блеснуло. Далеко, будто кто-то аккуратно провёл тонкой иглой по голубому стеклу неба. Тонкая серебристая черта шла встречным курсом, временами растворяясь в дымке.
Черта не исчезла. Она начала множиться. Сначала из неё выросла вторая, потом третья; где-то они расползались, где-то обрывались, но общее направление оставалось одинаковым — на оставшийся позади Париж. Серебряная нитка медленно превращалась в гребёнку, потом — в плотную, мерно двигающуюся массу. Солнечные блики вспыхивали уже не по одному, а десятками. Воздух будто стал металлическим.
Лёха прищурился, подняв взгляд и разглядывая горизонт против солнца.
Это был не одинокий разведчик. Это была стройная, дисциплинированная немецкая очередь в сторону Парижа.
— Справа сорок пять градусов, на встречном. Выше на пять. Вижу группу бомбардировщиков. Километрах на восьми идут, не меньше, — спокойно сообщил Лёха. — Думаю, Парижу сегодня скучно не будет. Массовый налёт.
— А я ничего не вижу! И откуда ты знаешь, что должен быть массовый налёт? — удивлённо отозвался новоявленный стрелок-наблюдатель.
Шлемофон возмущённо фыркнул голосом штурмана, выражая своё отношение к происходящему.
— А вот ниже и истребители болтаются, тысячах на шести, — Жизель внесла свой вклад в диспозицию.
Лёха ещё раз прищурился, проверяя положение солнца, плотность строя бомбардировщиков и их направление. Ошибки быть не могло. Это шли не одиночки. Это шёл поток.
Он объявил радисту уже деловым тоном:
— Передавай. Ле Бурже, приём. В квадрате северо-восточнее Амьена наблюдаю крупную группу бомбардировщиков. Курс двести десять — двести двадцать. Высота около восьми тысяч. Численность — не менее нескольких десятков. Идут эшелонами. Наблюдаем сопровождение истребителей на шести тысячах. Предположительно — массовый налёт на Париж.
Через несколько минут на аэродромах вокруг Парижа завыли сирены. Пилоты бросали кружки с недопитым кофе, на бегу натягивали шлемофоны и мчались к своим «Моранам», «Девуатинам» и «Кертисам». Сто двадцать французских истребителей — вместо адских шести сотен, которые немцы уверенно «насчитали» в отчётах, — запускали моторы, чихали дымом и рулили на взлёт. Обычно Париж защищали в лучшем случае шестьдесят машин, сегодня их нагнали в два раза больше — всех, кого смогли собрать.
Где-то к северу одинокий «Бостон», шустро уходящий от столицы, спокойно набирал высоту. Он ещё ничего не сделал и не совершил подвигов, но одним своим докладом он уже оправдал этот вылет.
Встречные самолёты не стал сближаться, они просто шли своей дорогой, словно проверили и решили, что эта мелкая одиночная цель не стоит возни. Через некоторое время небо вокруг «Бостона» снова стало высоким и пустым.
Настоящая работа его началась ближе к побережью.
Под крылом начали появляться длинные колонны, тянущиеся к югу, разбитая техника на обочинах и перекрёстках, редкие вспышки выстрелов вдали. Дюнкерк ещё дымился.
Лейтенант-наблюдатель оживлённо щёлкал затвором, прижимая фотоаппарат к стеклу, будто надеялся поймать в объектив сам ход истории.
Лёха чуть толкнул ручку вперёд, прибавил скорость и, не ломая траекторию, начал мягко выводить машину к морю.
— Впереди побережье, — голос Жизель в шлемофоне стал деловым и собранным. — Пляж… порт… дым у восточного мола. В море несколько небольших судов. Четыре… Пять… Похоже, тральщики или большие катера.
Пауза.
— Вижу разрывы на южной окраине. Немцы уже почти у порта. Линия фронта в двух километрах от воды.
Она замолчала на несколько секунд, сверяя карту с тем, что лежало под крылом.
— Левее пять… ещё левее два. Так держи.
DB-7 послушно лёг на курс вдоль дороги, по которой тянулась колонна. С трёх тысяч метров всё выглядело почти игрушечным — пыль, мелкие прямоугольники машин, пыльный хвост, редкие вспышки.
— Есть цель. Колонна у поворота, перед складскими ангарами. Готовность… — Жизель вдохнула. — Ещё влево пять. Так держи…
— Сброс!
Четыре сто килограммовые тушки споро усвистали вниз, исчезнув под крылом. Самолёт облегчённо вздрогнул, будто скинул тяжёлую мысль.
Несколько секунд тянулись длиннее обычного.
— Наблюдаю разрывы… Первый — у головной машины… второй в середине… дорогу перекрыли… есть, горит!
Внизу пыль и дым поднялись столбами, колонна расползлась в стороны.
Лёха коротко посмотрел через плечо на серую кромку моря слева, потом снова вперёд.
— Ну, хоть чем поможем пехоте, — решил он и добавил газ, аккуратно положив машину в пологий левый разворот.
Пейзаж плавно поплыл вправо. Под крылом медленно прошли пляж, белая кромка прибоя, разбросанная техника и тёмные остовы сгоревших машин. Прямо по курсу, сквозь лёгкую дымку над морем, проступала бледная полоска Англии.
И именно тогда они одновременно с Жизель заметили слева над побережьем черные, быстро увеличивающияся точки, спешашие к ним от Кале, прямо на пути их возвращения.
— Трое. Нет, четверо, — выдохнула Жизель.
С юго-запада, со стороны Франции, с ними сходилось звено Bf 109 — плотным, уверенным строем, без лишних манёвров и показной суеты. Они приближались спокойно и точно, как люди, которые давно знают своё ремесло и не сомневаются в исходе знакомства.
Лёха максимально толкнул ручку газа вперёд, набирая скорость, потом плавно переложил штурвал вправо, остановив левый вираж, и начал разворот к морю, в сторону Англии. Нестись навстречу «мессерам» он посчитал плохой идеей.
— Красиво идут, сволочи, — он постарался придать своему голосу уверенности и отжал штурвал немного вниз. — Держись, фея. Будем пробовать уйти на бреющий и в море. Если «мессеры» не пойдут в море — может и пронесёт нас. Коллективно и со свистом.
«Бостон» нырнул вниз и заскользил к воде, туда, где в разрывах облаков уже угадывалась серая гладь Ла-Манша.
Воздух стал плотнее, скорость поползла вверх. 420… 450… стрелка приближалась к пятистам.
Немцы пошли следом, но теперь им приходилось выбирать — сохранять высоту или догонять.
Лёха глянул сквозь зеркало кабины на несущиеся вдогон истребители. «Мессеры» уже перестраивались для атаки — уверенно, хищно, без лишней суеты.
03 июня 1 940 года. Небо над Дюнкерком, Франция.
Они шли четвёркой — как и положено людям, которые уважают порядок в небе. Без лишней суеты, без ненужной плотности строя. Две пары, аккуратно разнесённые по высоте и дистанции, с тем самым немецким чувством геометрии, которое не терпит хаоса. Четыре тысячи метров давали им преимущество: отсюда видно всё — и пляж, и порт, и серую воду пролива — и при этом сам остаёшься лишь тёмной точкой в синеве.
Под ними дымился Дюнкерк. Пляжи были испещрены движением, море — ещё не пустым. Англия угадывалась на горизонте бледной полоской, почти насмешливо близкой.
Галланд с ведомым держался чуть выше первой пары. Он не суетился и не делал лишних движений — лишь время от времени подравлял курс своего самолета и скользил взглядом по небу, проверяя, не появится ли где-нибудь тёмная искра, обещающая работу.
Патруль — это прежде всего ожидание. Минуты тянутся длинно, мотор гудит ровно, ведомый послушно держит место. Но каждый в строю знал: если что-то появится, разворот будет быстрым, а разговоры — короткими.
Пока же они шли спокойно. Высоко. Уверенно. И небо над Дюнкерком принадлежало им.
Галланд видел, как тёмный силуэт бомбардировщика резко нырнул к воде, и усмехнулся.
— Вторая пара — вперёд. Разомнитесь, — спокойно бросил он в эфир.
Вторая пара рванула вперёд, словно гончие, идущие по следу. Жёлтые коки «мессеров» нацелились вниз, винты бешено взбивали воздух, моторы выли на высокой тональности, строй вытянулся в стрелу.
Дистанция таяла.
И небо над Ла-Маншем стало очень тесным.
Конец второй части.
* * *
На этом, уважаемый читатель, французская глава жизни Лёхи Хренова остаётся позади вместе с тающим в дымке берегом. Ровно в тот момент, когда его бомбардировщик шустро удирает к меловым скалам Англии, а сзади, аккуратным строем, уже заходят в хвост «мессеры», холодно и без суеты сокращая дистанцию.
Как и положено приличной истории, она закрывается не точкой, а запятой. На самом интересном месте. С прозрачным намёком: дальше будет жёстче, быстрее и, возможно, веселее — если слово «весело» вообще уместно в небе сорокового года.
Впереди — новые берега, новые голоса в наушниках, случайные попутчики и старые противники, которые снова окажутся на хвосте. Будут погони и паузы, чужие аэродромы и свои сомнения, дороги, которые ведут к морю, к облакам или в такие места, о существовании которых лучше не догадываться заранее.
И, конечно, полёты. Потому что без них Лёха уже не существует. И, если честно, существовать иначе не собирается.
Так что имеет смысл открыть следующую книгу.
Судьба уже перевела рычаг газа вперёд. И явно не собирается сбрасывать обороты.



OEBPS/images/img00001.jpg
AIlEKCEﬁ XPEHDB





